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Аннотация
Кто сказал, что жизнь дается человеку лишь раз?
Иногда выпадает вторая попытка.
Пусть и в чужом теле, в чужом мире, с чужой судьбой. В роли пешки расчётливого божества.


Михаил Тут
Чужая стезя


Глава 1 До поворота

Меня зовут Всеволод Георгиевич Туманов, и последние полгода я жив только по документам.

Я лежал в больничной палате и смотрел в потолок. Потолок белый, с трещиной в углу. В ней живет паучок и мы с ним почти друзья. Трещина напоминала карту страны, в которой я теперь живу. Страна называется Республика Доживания. Столица — Койка. Население — я, паучок и пыльный фикус у окна.

Фикус выглядел бодрее меня. У иногда шевелятся листья, а я полностью неподвижен. Врачи называют моё состояние «тяжёлым, но стабильным».

Стабильность в том, что я стабильно хочу сдохнуть.

Не из-за боли. К боли, как выяснилось, человек может привыкнуть. Не смириться — смирение придумали те, кто смотрит со стороны, — а именно привыкнуть. Как к вони в подъезде или к шуму стройки за окном. Как к новостям из телека или интернета, после которых хочется помыть руки с мылом.

Я хотел сдохнуть из-за тишины.

Марина больше не звонила и не спрашивала: «Ты опять задерживаешься? Варя больше не присылала фотографии тупых котов с подписью: «Пап, это ты утром». Кирилл больше не бурчал из комнаты, что я ничего не понимаю в нормальной музыке. Они погибли сразу.

Так и написано в протоколе. Сухо, удобно, без подробностей: «Погибли на месте».

На деле то место было мокрым от дождя и крови. Машина лежала в кювете, как раздавленный жук. В воздухе стоял запах бензина, палёной резины, горячего металла и чего-то мясного, непоправимого. Осколки стекла блестели на асфальте. Куртка Кирилла валялась у обочины и была испачкана красным.

Я видел это. Недолго. Потом организм проявил запоздалую гуманность и выключил мне свет. Жаль, не насовсем.

Проснулся я уже в больнице. Узнал, что выжил в страшной аварии и врачи сотворили настоящее чудо. Первые несколько секунд даже радовался.

Потом мне рассказали про семью. С тех пор я и лежу. Слушал капельницу, шаги в коридоре, чужие стоны за стеной и собственное дыхание. Сон приходил плохо. Зато память никак меня не оставляет. Сойти бы с ума уже скорее.

Парализованному человеку память заменяет прогулки. Лежишь, смотришь в потолок — и ходишь по прошлому, как по тёмному двору, где за каждым углом кто-то отрезает ножом определённость от несбывшегося.

Чаще всего я возвращался к отцу. Мне было десять, когда он ушёл на работу и не вернулся.

Тогда было обычное утро. Кухня, запах яичницы, мать ругается, что он опять не надел шарф. Отец смеётся, целует её в висок, треплет меня по голове и говорит:

— За мужика в доме остаёшься, Севка!

Я тогда надулся от важности. Мужик в доме. Десять лет, коленки в ссадинах, в голове ветер, зато мужик.

Вечером пришли двое. Один участковый. Второй — какой-то начальственный, с тяжёлым лицом. Мать открыла дверь, и я сразу понял, что-то плохое случилось. Дети такие вещи понимают раньше слов. По тишине. По тому, как взрослые вдруг перестают быть взрослыми и становятся испуганными куклами.

Отца зарезали в подворотне пятеро хулиганов. Подкараулили, били, ножом ткнули несколько раз, забрали деньги, часы, куртку. Может, он сопротивлялся. Может, просто не успел отдать. Разница небольшая. Когда пятеро режут одного подробности не важны.

Мать в тот вечер не кричала. Она села на табуретку, положила руки на колени и стала маленькой. Не старой. Именно маленькой. Будто из неё вынули что-то, что держало спину.

А я стоял в коридоре и смотрел на ботинки участкового. На одном была грязь. Я запомнил эту грязь лучше, чем его лицо. До сих пор могу нарисовать точную форму этого пятна. Вернее, мог бы, если бы руки работали.

Мать сгорела за год. Она просто не перенесла смерти любимого человека. Меня забрала к себе тетка.

В шестнадцать я стал тем, кого нормальные люди обходят по другой стороне улицы. Сначала думал, что иду туда по делу. Найти тех, кто убил отца. Район помнил многое: клички, подвалы, старших, кто сидел, кто вышел, кто кому должен. Я хотел влиться, узнать, добраться. До них. До каждого из пяти. А потом меня затянуло.

Мы отжимали мелочь у студентов, снимали шапки, били тех, кто шёл не там, не так посмотрел, не так ответил. Называли это жизнью. На деле это была мелкая мерзость, просто в том возрасте она кажется судьбой.

Вылечило меня не раскаяние. Раскаяние вообще не приходит, когда уже можешь красиво объяснять себе собственную гниль.

Вылечил меня очкарик у гаражей. Вылечил, буквально одним словом.

Куртка на нем была хорошая, в руках портфель. Шёл быстро, голову втянул, сразу видно, понял, что влип. Нас было пятеро. Как тех, тогда.

Всё шло как обычно: толчок, смех, тупые вопросы. Рыжий выдернул портфель и нашёл конверт с деньгами. Парень побледнел и сказал, что это для мамы. На операцию.

Не знаю, правда или нет.

Для мамы.

Мама.

У него еще есть мама. А у меня уже нет. Потому что такие же псы, как я, убили ее. Да, тогда в подворотне они убили не одного человека, а сразу двоих. Просто второй еще целый год мучился, прежде чем умереть.

Он сказал «для мамы». У меня перед глазами вдруг встала моя мама на табуретке. Маленькая. С руками на коленях.

Рыжий ухмыльнулся и сунул конверт себе за пазуху. И что-то во мне сломалось. Я ударил его первым, как и положено, без вызова биться-ротаться, требований защищаться и почей фигни.

Ударил прямым в нос. Так чтобы кровь, брызги и сопли. И в глазах свет, и нельзя встать и ответить. Шагнул вперёд, вырвал деньги у него из-за пазухи. Сунул очкарику в грудь.

— Беги! — рявкнул я.

Он не сразу понял. Стоял, хлопал глазами, как заяц перед фарами. Я не стал ждать когда до него дойдет. Прыгнул на ближайшего и повалил его на землю. Второй полез сбоку — я врезался в него плечом, сбил с ног, сам едва не упал, но успел подняться на колено.

Дальше всё кончилось быстро. Их четверо, а я один. Шансов нет, если ты не в кино или в книге.

Били все. Ногами, кулаками, по голове, по печени, по спине. Я успел свернуться в клубок и закрыть затылок, но это мало помогло. В какой-то момент хрустнуло ребро. Потом ещё что-то. Рот наполнился кровью и выбитыми зубами. Я помню грязь у лица, окурок в луже и мысль: «Ну вот, Севка, доигрался в мужика».

Очкарик убежал. Деньги унёс. Значит, не зря.

Меня нашли только утром. После больницы была армия. Погранвойска. Там из меня быстро выбили остатки уличной романтики. Там всё проще: холодно, мокро, сапоги натирают, старшина орёт, автомат тяжелее, чем кажется в кино, а если ты дурак — страдает не только твоя морда, но и тот, кто идёт рядом. А потом снова ты, уже по его инициативе.

Мне это подошло и даже понравилось. Никаких «понятий», только приказ, ответственность и понимание, что за твоей спиной не абстрактное государство, а живые люди. Нарушители тоже живые. Если не оказывают сопротивления. Тот, что попался мне — оказывал. Так я впервые убил человека. Короткая очередь и красное на зеленом, как еще один ночной кошмар.

Рука упавшего в траву разжимается, в ней граната без чеки. Старшина сбивает меня с ног и накрывает своим телом. В его честь и память я назвал сына.

После армии я поступил в школу милиции.

Да, бывший гопник пошёл в милицию. Жизнь любит такие шутки. У неё вообще чувство юмора как у патологоанатома.

Служил десять лет. Не святым. Святых в органах я не встречал. Знал улицу, знал закон, знал цену молчанию и цену правильного звонка. Научился понимать по лицу, что человек врёт, ещё до того, как он откроет рот. И все это время искал.

За эти годы я нашёл тех пятерых, которые зарезали моего отца.

Один уже сдох. Я нашёл его могилу. Постоял. Вспомнил отца. Вспомнил мать. Потом вырвал трухлявый крест из земли и бросил рядом.

— Тебе всё равно рай не светит, — сказал я.

После этого я испражнился на его могилу. Не горжусь. Но и не каюсь.

Остальных четверых я убил. По одному. Про эти смерти кошмаров я не вижу. Не знаю почему. Не к психологу же с такой проблемой идти?

Убивал не в ярости. Ярость была давно, в шестнадцать, еще до армии. Теперь я готовился, проверял, ждал, выбирал момент. Один якобы упал в подъезде, ударился головой о ступеньку и не дошёл до своей двери. Второй исчез после пьянки у гаражей. Третьего нашли в сгоревшей машине за городом. Четвёртый успел понять, кто я. Кто-то должен был понять. И я ему это даже не просто позволил, а объяснил. После чего сымитировал действия маньяка, которого мы искали уже третий год.

Месть — странная вещь. Пока идёшь к ней, она кажется смыслом. Когда доходишь, оказывается, что смысл был костылём, а нога всё равно сломана.

Я не стал свободным. Я стал человеком, который умеет убивать и знает, что это ничего не возвращает.

Из милиции ушёл почти сразу. Тихо, без скандала, без признаний. Просто мне там больше нечего было делать.

Потом был строительный бизнес. Заочный институт. Сметы, бетон, арматура, заказчики, прорабы, задержки оплат, налоговая, кредиты и вечная надежда, что вот ещё один рывок — и всё наконец станет нормально.

Дело шло не блестяще. Но на жизнь хватало. Потом появилась Марина. Потом Варя. Потом Кирилл. И на какое-то время мне даже показалось, что человек вроде меня может притвориться нормальным достаточно надолго, чтобы это стало правдой.

Последняя ссора с Мариной была из-за кредита. Я хотел взять деньги под залог квартиры. Вложиться в объект. Рискованный, но если бы выстрелил — мы бы закрыли старые долги и вышли на другой уровень, но Марина была категорически против.

— Ты хочешь поставить на кон наш дом, — сказала она.

— Я хочу вытащить нас, — ответил я.

— Нет. Ты опять хочешь доказать, что сильнее жизни.

Тогда я разозлился.

Теперь, лёжа под капельницей, понимал: она была права. Я всю жизнь кому-то что-то доказывал. Отцу, который не вернулся. Его убийцам. Улице. Милиции. Себе. Жене. Даже детям, наверное.

А в итоге доказал только одно: можно выиграть много драк и всё равно проиграть жизнь.

В ту ночь капельница перестала капать. Я услышал это сразу, ведь в больнице полной тишины не бывает. Там всегда кто-то дышит, хрипит, шепчет, катит тележку, матерится под нос или умирает не так тихо, как хотелось бы соседям. А тут — ничего.

Даже сердце будто взяло паузу. Я открыл глаза. Палаты не было.

Кровать осталась. Простыня, трубки, моё бесполезное тело — всё на месте. Но вокруг клубился туман. Серый, тяжёлый, низкий. Пахло мокрым камнем, холодным железом, старой кожей и пеплом.

Перед кроватью стоял стол. Чёрный. Длинный. Слишком древний для больницы и слишком настоящий для сна. На столе лежали счёты. Бабушкины такие были, в деревне. Только костяшки на этих были не деревянные, а костяные. Как, собственно, и положено костяшкам.

За столом сидел высокий, сухой, седой старик. На тёмной одежде странного фасона шевелились знаки: зарубки, узлы, цифры, резы. Они ползли по ткани, складывались в ряды и рассыпались снова.

Старик сдвинул костяшку. Щёлк. У меня аж зубы свело.

— Здрав будь, Всеволод Георгиевич, — сказал он.

Голос был негромкий. Почти вежливый. От такой вежливости сразу хочется проверить, не подписал ли ты уже что-нибудь кровью.

— Если вы галлюцинация, — прохрипел я, — то у меня претензии к мозгу. Раньше он показывал жену.

Старик поднял глаза. Серые, как пепел, в котором ещё тлеет жар.

— Жена твоя за этой мерой. Ты пока между.

— Между чем и чем?

— Между долгом и платой.

— Понятно. Галлюцинация из налоговой.

Костяшки на счётах едва заметно дрогнули.

— Числобог.

— Чего?

— Имя. Должность. Я.

— Бог бухгалтерии, значит.

— Бог меры, срока, череды, долга и платы. Счета и окончательного расчета, - Он посмотрел внимательнее. — А ты всю жизнь считал плохо.

— Зато исправно платил.

— Нет. Ты путал плату с местью. Это совсем разные вещи.

Вот тут я замолчал.

Не потому что стало стыдно. Стыд — чувство живое. А я с ним давно торговался. Просто неприятно, когда незнакомый бог попадает пальцем в старую рану без разминки.

— Вы пришли читать мораль?

— Нет. Предложить сделку.

Он провёл пальцем по счётам. Туман за его спиной раскрылся.Я увидел дорогу. Дождь. Фары. Наша машина. Марина рядом. Варя и Кирилл сзади. Я за рулём — уставший, злой, уверенный, что всё контролирую.

— Не надо, — сказал я.

Видение не исчезло. Поворот. Фары фуры. Скольжение. Удар. В этот раз я увидел всё слишком подробно. Марину бросило вперёд. Варя ударилась виском о стойку. Кирилл даже не успел снять наушники. Машина сложилась вокруг нас, будто железный кулак.

А потом — я. Окровавленный. Сломанный. Но живой, если это состояние можно так назвать.

А они — нет. Туман сомкнулся.

Я понял, что плачу. Слёзы текли к вискам, в волосы. Ненавижу плакать лёжа. За полгода так и не привык.

— Зачем? — спросил я. — Если вы бог, развлекайтесь войнами, жертвами, храмами. Зачем приходить к человеку, у которого и так всё забрали?

— Не всё.

— Остался фикус, да.

— Остался выбор.

Я хотел рассмеяться, но вышел кашель. Мокрый, рваный и жалкий. В груди забулькало. Даже в видении моё тело помнило, что оно просто развалина.

— Выбор? — выдавил я. — Я даже удавиться не могу.

— Жизнь троих или жизнь одного. Смерть троих или одна смерть. Вот твой выбор.

Я перестал кашлять.

В тумане появились нити. Тонкие, светлые, натянутые, как волосы из лунного света. Одни были оборваны. Другие спутаны. Третьи тянулись куда-то в темноту. Числобог взял одну нить двумя пальцами.

На ней мелькнули лица. Марина. Варя. Кирилл. Живые. Не изуродованные. Не неподвижные. Не из памяти, где всё кончилось. Живые.

— Можно отмерить иначе, — сказал он.

— Как?

— Вернуть тебя на несколько минут до того, как они сядут в машину.

Я боялся вдохнуть.

— Они будут жить?

— Если ты не посадишь их в машину.

— А я?

— Поедешь один.

— И умру?

— Да.

Он сказал это спокойно. Без злорадства. Без пафоса. Как человек, называющий сумму в квитанции.

И впервые за полгода мне стало легче.

— Согласен.

— Нет.

— Что значит «нет»?

— Ты ещё не услышал меру.

— Моя смерть за их жизнь. Я понял. Или душа? Согласен!

— Ты должен доехать до поворота.

Я посмотрел на него.

— То есть просто высадить их и уйти пить кофе не получится?

— Нет.

— А если сверну?

— Мера сорвётся.

— И?

— Смерть возьмёт своё. Может, сразу. Может, позже. У них. У тебя. У тех, кто окажется рядом. Долг без платы становится голодным.

Вот теперь стало по-настоящему страшно.

— А после? — спросил я. — Рай? Ад? Ирий? Твой желудок?

— Дверь.

— Куда?

Туман дрогнул. Я увидел землю. Не нашу. Или почти нашу.

Широкая чёрная река под низким небом. Леса, мокрые и бесконечные. Город на холме: деревянные стены, башни, дым над крышами, ворота. На торгу пахло рыбой, навозом, дымом, кислым пивом и мокрой овчиной.

А вот княжий двор. Дружинники в кольчугах дерутся тупыми учебными мечами. Но если таким прилетит, удовольствие то еще, все равно что ломом получить. Ржавые пятна на снегу. У одного на шее висит медвежий коготь, другой, сплюнув кровь, коснулся пальцами не креста, а маленького громового знака на ремешке. У ворот стоит волхв с глазами, завязанными красной тканью. Он бросает в огонь куриные лапки, травинки и чёрный медвежий коготь. Кости затрещали, дым пополз против ветра.

Пир. Князья за длинным столом. Кубки, ножи и улыбки. Женщина в золотом венце гладила край чаши, и вода в ней темнела. Молодой князь с глазами цвета грозы засмеялся, а под ногтями у него заплясали синие искры. Это был сигнал. Одновременный удар нескольких ножей, шестеро мужчин падают, даже не поняв, что их уже убили.

— Русь? — спросил я. — Киевская?

— Похожая.

— Люблю точность.

— Точность не всегда полезна живым. Другая Русь. Но Русь.

Видение сменилось. Снег. Горящий терем. Тела у ворот.

Женщина с седой прядью завязывает красную нить на запястье младенца, а за дверью шаги убийц вдруг становятся медленнее, будто мир вязнет в мёде. Мальчик бросает на стол кости с зарубками. Взрослые князья бледнеют. Через миг один из них улыбался так, что ребёнок должен бежать сразу и не оглядываясь.. Слышится шепот длинной стали вынимаемой из ножен.

— Род Меровичей, — сказал Числобог. — Моя малая кровь. Они не правят временем, как я. Но я им помогаю по старому уговору. Но никогда за просто так.

— С откатом? - по привычке я применил термин из своего любимого строительного бизнеса.

— Всегда.

— Значит, даже магия у вас в кредит.

— Всё в кредит. Но это не магия. Это моя воля.

Видение стало темнее.

Ночной берег. Чёрная вода омута. Трое мужчин. Один держит верёвку. Второй — мальчишку лет восемнадцати, избитого так, что лицо стало сплошной синюшной маской. Третий возится с камнем.

Мальчишка стоит на коленях, руки связаны за спиной. Рубаха мокрая, разорванная. Из рассечённой губы тянется кровь. Один глаз заплыл. На шее багровый след удавки.

— Святослав Мерович, — сказал Числобог. — Княжич. Последний мужчина рода.

— Его же сейчас утопят!

— Да.

— Кто?

— Те, кому выгодно, чтобы последнего Меровича не стало.

Святослав попытался поднять голову. Один из убийц ударил его в живот. Юношу вырвало водой, кровью и жёлчью. Он захрипел, согнулся, но не упал — его держали за волосы.

— Живучий, щенок, — сказал убийца. — Всё меру свою ищет.

Второй засмеялся.

— Сейчас найдёт. Нахлебается полной мерой, ага!

Вот ведь уроды, подумал я. Задумали убить, так убивайте, зачем издеваться?

— Он жив? — спросил я.

— Пока.

— А душа?

Числобог молчал.

— Не нравится мне твоё молчание.

— Его нить почти оборвана. Твоей можно связать остаток.

— Почти — значит не совсем.

— Да.

— Я его убью? Когда появлюсь в его теле?

— Его уже убили, без твоей помощи,

— Почему я? — спросил я немного обдумав текущую ситуацию. — Только без «так надо», ты избранный, только ты сможешь и так далее. Я сорок восемь лет прожил и отличаю ответ от красивого способа послать.

Старик провёл пальцем по краю стола. На чёрной поверхности проступили зарубки. Тысячи зарубок. Некоторые свежие. Некоторые старые настолько, что казались трещинами.

— Ты умеешь жить после конца.

— Я лежал после конца. Разница есть.

— Ты не стал пустым. Не стал святым. Не стал зверем. И твой конец, наступал несколько раз. В шестнадцать, когда избили. В девятнадцать, когда…

— Я просто выживал! И все!

— Вот я и говорю. Ты выживаешь. Это очень важно. Многие не умеют выживать. А ты - не умеешь умирать.

Я не нашёлся, что ответить на такое заявление. Вспомнились и рискованные операции в милиции, когда я несколько раз был на грани. Потом, наезды бандитов на мою контору и две реальные стрелки, после одной из которых осталось целых шесть трупов. И еще кое что.

— Что я получу кроме мокрой смерти? — спросил я наконец.

— Обрывки языка. Имена. Обычай. Память тела. Кровь Меровичей, если она тебя примет. Его знак и мою меру.

— В смысле, если примет? А если нет?

— Умрёшь. Но ты это умеешь выживать.

— Этот пункт у тебя везде.

— Он часто встречается у смертных.

Туман снова дрогнул. Я увидел палату. Себя на койке, худого, серого, с открытыми глазами. Фикус у окна. Трещина на потолке. Медсестра в коридоре говорит кому-то:

— Этот из шестой ещё долго протянет. Крепкий. Просто поразительно и как выжил?

Потом кладбище. Три могилы. Марина. Варвара. Кирилл. Рядом пустое место. Для меня.

— Хватит, — сказал я. - И не делай так больше. Не нужно копаться в моем мозге.

— Выбирая ты должен понимать варианты.

— Я уже выбрал.

— Тогда говори. Не просто на эмоциях, а осознано и четко.

Я закрыл глаза. Их лица встали передо мной сразу. Марина — усталая, живая, сердитая. Варя — смеющаяся, с телефоном в руке. Кирилл — сонный, лохматый, на кухне ночью, когда «просто за водой», а сам жуёт бутерброд.

Живые имеют право злиться, ненавидеть, не прощать. У мертвых прав нет. Только обязанность, лежать и гнить. Несмотря на слова Числобога, как раз выбора у меня и нет.

— Я, Всеволод Георгиевич Туманов, принимаю эту сделку, — сказал я. — Ты возвращаешь меня на несколько минут назад до той аварии. Я не сажаю семью в машину. Еду один. До поворота. Умираю. После смерти моя душа уходит в тело Святослава Меровича. Дальше — долг, род, омут и вся эта бадья с князьями, богами и ножами под столом.

— Принято.

Слово ударило тише пощёчины и тяжелее приговора.

— Запомни, — сказал Числобог. — Не ищи справедливости. Ищи меру.

— Потрясающее напутствие. Прямо хочется жить. Чтобы, блин понять, что ты имеешь ввиду.

— Захочешь сильнее, когда начнёшь тонуть, - усмехнулся Числобог. Лучше бы он этого не делал, когда он серьезен, он не такой жуткий. Он взял светлую нить двумя пальцами.

— Можно последний вопрос?

Я посмотрел на родные лица в тумане. Старик медленно кивнул.

— Они будут счастливы?

— Они будут живы, — сказал он.

Больше я не спрашивал.

Старик сдвинул последнюю костяшку. Щёлк. И мир порвался. Меня выдрало из койки. Нет, тело, изломанное и умирающее осталось там, а вот сам я будто повалился, но не вниз, а сразу во все стороны. За мной потянулись трубки, запах хлорки, боль, потолок, фикус, шесть месяцев гниения, вина, кладбищенская земля. Всё это липло, цеплялось, не хотело отпускать. А потом оборвалось и осталось где-то там — в несбывшемся..

Я сидел за рулём. Живой. Целый. Руки на руле. Пальцы слушаются. Ноги на педалях. Спина чувствует сиденье. Грудь поднимается сама, без хрипа, без усилия. Сердце колотится так, будто пытается выломать рёбра изнутри. Я чуть не рассмеялся. Я мог двигаться. Просто двигаться, какое это счастье!

Правая рука сжала руль. Левая тоже. Левая, чёрт побери, тоже!

— Всеволод, ну что ты застыл? — сказала Марина. — Поехали уже.

Я повернул голову. Она стояла у пассажирской двери. Живая. Волосы чуть растрёпаны дождём, сумка на плече, брови сведены. Какая же она красивая!!! Сейчас начнёт ругаться, что мы опаздываем, что я опять завис, что нельзя всё время держать людей на нервах.

За ней Варя застёгивала рюкзак. Кирилл стоял чуть дальше, с телефоном и одним наушником в ухе. Живые. Тёплые. Мои.

Я едва не сорвался. Едва не выскочил, не обнял, не упал перед ними на колени прямо на мокрый асфальт. Едва не начал орать, что люблю, что простите, что не садитесь, никогда не садитесь, бегите отсюда, живите, живите, живите.

Нельзя. Если объясню — не поверят. Если заплачу — полезут ко мне. Если буду мягким — сядут в машину. Значит, нужно сделать то, что у меня всегда получалось лучше, чем быть хорошим мужем. Стать скотиной. Как на работе, с прорабами. С ними по-другому вообще нельзя.

— Вы не едете, — сказал я.

Марина замерла.

— Что?

— Я еду один.

— Сева, не начинай.

Господи, как она сказала «Сева». Так просто. Так живо.

— Уже начал. В машину не садитесь.

Варя подняла голову.

— Пап, это шутка?

— Нет.

Кирилл снял наушник.

— Мы опаздываем вообще-то.

— Не мы. Я.

Марина потянула ручку двери. Я нажал блокировку. Щёлк. Она посмотрела на меня уже иначе. О, этот ее взгляд! Как он меня бесил раньше. Как мне его не хватало уже полгода…

— Открой.

— Нет.

— Что с тобой?

Времени было мало. Часы на панели резали глаза. Дождь стучал по крыше. Где-то впереди уже ждала мокрая трасса, поворот и фура.

— Ничего, — сказал я. — Просто понял, что не хочу ехать с вами.

Тишина стала тяжёлой. Варя моргнула. Кирилл нахмурился. Марина побледнела. Совсем чуть-чуть. Но я заметил. Я за годы брака научился замечать её боль даже тогда, когда делал вид, что не замечаю.

— Повтори, — сказала она.

— Я устал, Марин. От разговоров. От претензий. От ваших лиц. От тебя. Хочу поехать один.

Каждое слово было как ржавый гвоздь под язык. Но так нужно. Чем больнее я им сделаю сейчас, тем легче они переживут весть о моей смерти.

— Это из-за кредита? — спросила она вдруг.

Я молчал.

— Ты решил наказать нас за то, что я не хочу ставить квартиру под твои авантюры?

Вот оно. Последняя настоящая ссора. Последняя правда. Пусть и лживая. Я мог бы сказать: «Нет». Мог бы сказать: «Ты была права». Мог бы сказать: «Я идиот». Мог бы сказать: «Я люблю тебя». Нельзя.

— Думай как хочешь, — сказал я.

— Пап, ты больной? — спросила Варя.

Да, родная. Больной. Мёртвый. Должник бога. Идиот.

— Нет. И отойди от машины! Как вы все меня задолбали!

Марина подошла ближе.

— Открой дверь. Сейчас.

— Нет.

— Мы поговорим.

— Не хочу.

— Ты ведёшь себя как мразь.

Я заставил себя улыбнуться. Как можно более мерзко.

— Я такой, да.

Она ударила ладонью по стеклу.

— Да что с тобой?!

— Отойдите от машины.

Кирилл сделал шаг вперёд.

— Пап, хорош. Открой.

Я посмотрел на сына. Он был выше, чем я помнил. Уже почти мужчина. Ещё почти мальчишка. Я не увижу, каким он станет. Никогда не скажу ему всего, что должен был сказать. Не научу. Не извинюсь. Не обниму по-человечески.

Где-то внутри мира громко щёлкнули костяные счёты. Я включил передачу.

— Отойдите, — сказал я. — Быстро.

Марина смотрела на меня так, будто видела впервые.

— Я тебя ненавижу, — сказала она.

Я кивнул.

— Имеешь право.

— Нет. Ты не понял. Я правда тебя ненавижу.

— Хорошо. Так и надо.

Варя всхлипнула. Кирилл вдруг сказал зло, громко, по-мальчишески жестоко:

— Ну и езжай один! Нам без тебя спокойнее!

Вот оно. Последнее слово сына. Что-то внутри оборвалось. Хорошо. Пусть так. Главное — живой. Я нажал на газ. Машина тронулась. Марина отступила. Варя закрыла рот рукой. Кирилл стоял с поднятым подбородком, злой, растерянный, но живой.

Я выехал на дорогу. Телефон зазвонил почти сразу. Марина. Я не взял. Зазвонил снова. Не взял. Сообщения посыпались одно за другим. Я не смотрел. Если посмотрю — поверну назад.

Ехал и плакал. Некрасиво, не как суровые мужики в кино пускают скупую мужскую слезу. С соплями, стиснутыми зубами, дрожащими руками и громким воем.

Поворот появился впереди. Тот самый. Фура шла по встречной полосе. Огромная, слепящая, равнодушная. Вода лежала на асфальте тонкой плёнкой.

— Живите, — сказал я.

Машину повело. Руки сами дёрнули руль. Тело ещё пыталось жить. Тело вообще упрямая скотина: ему плевать на сделки, богов и чувство вины. Но дорога уже взяла плату. Фура выросла передо мной стеной.

Удар.

Металл вошёл в металл так, будто мир сломал себе позвоночник. Ремень врезался в грудь. Рёбра хрустнули. Руль ударил в тело, и внутри что-то лопнуло — горячее, мокрое. Во рту стало полно крови, она сразу хлынула в горло и наполнила легкие. Где-то рядом шипел пар. Пахло бензином, дождём и свежим мясом.

Я висел в ремне, чувствуя, как тепло уходит из меня на мокрый коврик. В темноте щёлкнули счёты.

— Принято, — сказал Числобог.

Я хотел ответить: «Пошёл ты». Не успел. Смерть оказалась не пустотой. Смерть оказалась рывком. Будто ледяные пальцы вошли под рёбра, ухватили за то, что не должно иметь формы, и выдернули меня из сломанного мяса. Тело осталось в машине, а меня протащило сквозь узкую щель между мирами.

Там не было света. Там были нити. Миллионы нитей. Они рвались, связывались, гнили, горели, звенели. По ним бежали лица, города, крики, рождения, измены, клятвы, ножи, колыбели, пожары, поцелуи, виселицы, детский смех.

Потом я услышал голос. Но не старческий и одновременно очень уверенный голос Числобога.

Глава 2 Лишний удар сердца

И тут меня рвануло вниз. Камень пошёл в чёрную глубину, я — за ним.
Вода забила рот, нос, горло. Лёгкие дёрнулись за воздухом и получили ил. Свет наверху смазался в мутное пятно. Вот и всё. Вторая смерть за вечер. Насыщенный график.
«Не хочу…»
Голос прозвучал внутри. Молодой. Сорванный. Захлёбывающийся. Не мой.
«Не хочу… не хочу… не хочу…»
Святослав Мерович. Княжич. Последний.
Я не увидел его душу. Я почувствовал, как она вырывается из тела. Будто в груди распахнулась дверь, и сквозняк потащил наружу что-то тёплое, живое, перепуганное. То, что не хотело умирать. То, что уже умирало. И вместе с ним потянулось время.
Вода замедлилась. Пузырьки у лица повисли в чёрной мути. Камень всё ещё тянул вниз, но теперь — медленно, как во сне. А потом чужая жизнь ударила в меня. Не воспоминаниями — осколками.
Мать Святослава — княгиня Яромила. Тёмная коса. Запах мяты и воска. Отец — князь Радогост. Шрам на щеке. Серебряное кольцо со знаком меры: круг, перечёркнутый четырьмя резами.
Меров — деревянный детинец над Мерянкой, тёмные боры, болота и слишком древняя кровь для такого малого города. Сновск — ненависть под улыбками. Моранов — извечный открытый враг. Велесак — зависть и желание урвать кусок пожирнее. Чернигов — пиры, родичи, странные взгляды поверх кубков. Киев — далеко, высоко, опасно даже в слухах.
И имя. Борята Снович.
Память Святослава дёрнулась от него, как от удара.
Дядька при дворе. Старший над малой дружиной. Человек, который учил Святослава держать нож, смеялся с ним на охоте и однажды сказал: «Не всякий, кто кланяется, голову склоняет. Некоторые просто ближе к горлу подбираются».
Хороший совет. Жаль, что Святослав не применил его к самому Боряте.
Потом — ночь. Запах дыма, удар по затылку, верёвка, кляп, чужие руки.
Голос Боряты рядом:
— Быстрее. До рассвета он должен быть в воде.
Другой голос:
— Давай просто пырну?
— Я сказал в воду! Не думать! Делать!
- А вдруг мера…
- Вот и поспеши!
И следом — знание. Кровное. Не из книги, не из урока, а из самого мяса рода. Сила Меровичей.
Они не правили временем. Числобог не соврал. Время было зверем — старым, голодным, слепым. Его нельзя было оседлать. Можно было только сунуть руку ему в пасть и заплатить. Числобогу. Чтобы тот спустил своего зверя с поводка.
Первая плата — собственная боль. Малая — будто игла под ноготь. Чуть больше — кость, которую выворачивают из сустава. Серьёзная — кровь из носа, судороги, чёрная пустота за глазами. Большая — смерть. Не всегда своя. Взятая у другого и отданная по древнему уговору.
Смерть рядом. Но лучше — призванная собственной рукой, Смерть, которую ты не просто увидел, а вписал на свой счёт.
И сейчас рядом уходила душа Святослава. Не чужая даже. Та, чьё тело уже становилось моим. Я потянулся к нему не руками, а глубже — туда, где боль ещё не стала болью, а страх ещё не успел стать криком.
Сила не вошла. Вломилась.
Кровь ударила из носа выталкивая воду. Вода у лица потемнела. По позвоночнику прошёл раскалённый крюк и дёрнул так, будто меня насаживали на собственные кости.
Тогда я не попросил. Не взмолился. Не стал ждать, пока бог подвинет костяшку. Я приказал. Назад. Не миру. Не времени. Себе.
На несколько минут. До воды, до камня, до того, как петля обовьет ноги.
Боль рванула изнутри, и я понял: меня не посвятили. Меня вскрыли.
Тьма омута схлопнулась в точку.
Я вдохнул воздух. Больной, вонючий, холодный, настоящий. Прекрасный.
И вместе с ним в тело ворвалось то, чего у меня не было полгода: возможность действовать. Руки болели. Рёбра ныли. Колени мерзли в снегу. Запястья жгло верёвкой.
Прекрасно. Значит, живой. Марина жива. Варя жива. Кирилл жив. Эта мысль ударила горячее боли. Я всё сделал правильно. Хоть раз.
Хотелось засмеяться, разрыдаться или просто лечь мордой в снег и дышать, потому что мог. Но чужой мир быстро напомнил о себе: река, верёвка, камень и люди, которые собирались утопить меня как щенка.
Некогда радоваться. Живой — значит, работай.
- Давай я просто пырну, - раздался голос.
— Не думать! — рявкнул Борята Снович. — Делать!
Вот он. Момент.
Камень ещё был в руках третьего. Петля ещё не легла на шею. Узел на запястьях ещё не затянули.
- А вдруг мера…
- Вот и поспеши!
Я вернулся ровно туда. Не раньше и не позже. На коленях, в грязном снегу, у воды. До последнего узла. До камня на шее. До смерти.
В голове гудели чужие воспоминания: имена, лица, тропы, ругательства, запах материнских волос, уроки ножа, молитвы Числобогу, карта окрестностей. Всё это шевелилось внутри, как ведро змей.
Потом разберусь, решил я. Здесь многое нужно понять.
Зато троих перед собой я понимал отлично. Такие люди везде одинаковые.
Один из убийц затягивал верёвку у меня на запястьях. Второй стоял впереди с сулицей — коротким копьём с узким листовидным наконечником. Третий держал камень, обвязанный мокрой верёвкой.
Борята Снович стоял чуть в стороне.
Я узнал его сразу: широкое лицо, рыжеватая борода, шрам над бровью, кожаный панцирь под мокрым плащом, рука на рукояти ножа. Глаза спокойные. Слишком спокойные для человека, который топит княжича. Собственного воспитанника.
— Поздно проснулся, княжич, — сказал Борята уже тише. — Последних из рода не жалеют. Их топят, пока зубы мягкие.
Я дёрнулся.
Тот, что вязал, ударил снова, под рёбра. Тело Святослава согнулось само. Молодое, лёгкое, но избитое. Не моё старое тело. Не привычная масса, не привычная сила, не привычный баланс.
Я попытался ударить назад головой, как когда-то у гаражей, и промахнулся. Чёрт.
Затылок скользнул по чужой скуле. Мужик выругался и дёрнул верёвку так, что запястья обожгло.
— Тихо, щенок.
Я обмяк, будто сдался. Старый уличный трюк: держащий на миг берёт твой вес на себя.
Он потянул меня вверх. Я ушёл вниз. Колени в грязный снег, плечо в сторону, тазом назад. Я ударил затылком снова.
На этот раз попал.
Хрустнул нос. Мужик взвыл и отпустил петлю.
Я рванул руки вниз, сдирая кожу с запястий. Петля ещё держала, но не затянулась. Руки выскользнули. Повернулся на колене и ударил локтем в пах.
Мужик сложился. Я добавил коленом в лицо. Он рухнул в снег, хватаясь за разбитый нос и то, что минуту назад считал важным для жены.
— Держи его! — рявкнул Борята.
Сулица пошла на меня. Второй убийца ткнул быстро, зло, но сделал это без уважения. Как человек, который привык добивать связанного. За что и поплатился.
Я ушёл вбок. Почти.
Наконечник царапнул рёбра. Горячая боль полоснула по боку. Я прижал древко локтем, шагнул вперёд и врезал лбом ему в переносицу. Что-то часто я бью головой, Не думаю что у княжича она была сильным местом.
Звёзды вспыхнули перед глазами. У него тоже, только ему досталось сильнее.
Сулица дёрнулась. Я ухватил древко обеими руками, провернул, ударил концом под колено. Мужик упал на бок. Я наступил ему на кисть и вырвал оружие.
Третий бросил камень и полез за ножом. С ним я не стал тратить время.
Сулица коротко пошла вперёд. Не в защищенную кожаным панцирем грудь — в бедро.
Наконечник вошёл мягко, с отвратительным мокрым хрустом. Мужик заорал и рухнул в снег, зажимая ногу. Кровь сразу стала чёрной на белом.
Борята вытащил нож.
Он стоял правильно: ноги чуть согнуты, плечи спокойные, нож низко, взгляд не на сулице — на мне. На груди. На движении.
Ждал.
— Святослав, — сказал он тихо. — Не надо. Ты всё равно не уйдёшь..
Мне было семнадцать лет телом, сорок восемь душой, и оба возраста сходились в одном: против Боряты сейчас я мог не вывезти. Он опытный ратник, а это тело избито, голодно и управляется не тем хозяином, к которому привыкало годами.
Сзади уже поднимался первый, хрипя разбитым носом и шаря рукой по поясу. Второй катался в снегу, но тоже был не мёртв. Третий орал, зажимая бедро.
Я сделал то, что в шестнадцать лет счёл бы позором, а в сорок восемь — здравым смыслом. Побежал. В лес.
Куда глаза глядят, хотя глаза видели плохо: один заплыл, второй слезился от холода и боли. Ноги скользили по мокрому снегу. Рубаха липла к телу. Запястья горели. Сулица стучала в руке, тяжёлая и неудобная.
Но ноги бежали. Мои. Чужие. Какая разница.
Господи, как же я забыл, что это такое: не лежать, не ждать, пока медсестра повернёт голову на подушке, не слушать, как капает лекарство, а самому рвать воздух грудью, самому падать, самому подниматься, самому выбирать, куда свернуть.
Я был в чужом мире и чужом теле. За мной гнались люди с железом. И всё равно где-то внутри, под страхом, болью и виной, жила бешеная, неприличная радость.
Я снова мог бежать.
— За ним! — крикнул Борята. — И близко не лезть! Он проснулся!
Хреново, когда враг начинает уважать тебя в самый неподходящий момент. Я рванул между чёрных стволов.
Снег был неглубокий, ноябрьский, мокрый. Под ним — корни, грязь, листья, ямы. Лес встретил меня ветками по лицу и холодом под рёбра. Дыхание сразу стало рваным. Тело Святослава было молодым, но избитым, замёрзшим и на грани истощения.
Позади трещали ветки. Погоня.
Я заставил себя идти, потом бежать, потом снова идти, потому что тело начало отказывать. Лес качался. Снег лез за ворот. На ногах были мягкие сапоги. Память Святослава подсказала: поршни. Хороши для двора, плохи для ночного бегства через лес.
Спасибо, память. Очень своевременно.
Я петлял. Сначала просто как загнанный зверь, потом осознаннее.
Пограничная служба учит не только стоять на посту и мёрзнуть. Следы. Ветки. Снег. Вода. Где пройти по камням. Где оставить очевидный след, чтобы умный человек подумал, что его обманули. Где пройти по ручью, если готов потом не чувствовать ступней.
Я был не готов. Но пошёл.
Ручей оказался мелким, злым и холодным, будто хотел не спрятать след, а добить меня за компанию. Через двадцать шагов ступни перестали быть моими. Через сорок я вылез на камни, упал, едва не выронил сулицу, поднялся и стёр кровь с губ снегом.
Сзади голоса отдалялись. Или мне хотелось так думать.
Я выбрал запад. Там нет застав, там густой непроходимый для отряда лес. Но для одиночки — вполне посильный.
Память Святослава подсовывала обрывки: Мерянка слева, омут ниже старой переправы, на юг дорога к Сновску, на восток Меров, если он ещё не горит, на север болота. Запад — боры, старые капища, охотничьи зимовья, тропы людей, которым не хочется встречаться с княжьими гриднями.
Сколько я шёл — не знаю.
Время после сделки то растягивалось, то проваливалось кусками. Иногда я помнил, как иду между сосен. Потом оказывался на коленях у ручья, жадно хватая губами ледяную воду. Потом снова шёл. Потом лежал лицом в снегу и думал, что, может, это и есть конец, просто менее мокрый. Числобог внятных инструкций не дал. Ну и черт с ним. Сейчас главное выжить.
Холод забирался внутрь. Не на кожу — глубже. В суставы. В зубы. В мысли. Рубаха промёрзла. Кафтан, кажется, остался на берегу или его сняли ещё до омута. На мне была только рваная одежда Святослава, мокрая и липкая.
Один раз я услышал голоса совсем близко.
Лёг за валежник, прижался лицом к снегу и перестал дышать.
Двое прошли в двадцати шагах.
— След потерялся, — сказал один.
— Борята шкуру снимет.
— Пусть сам по ручью скачет. Княжич, видать, в болото ушёл.
Они постояли. В моем мире бы покурили. Здесь просто стояли, дули на озябшие ладони. Служаки, блин.
Я лежал. Снег таял у губ. Хотелось кашлять. В груди хлюпало. Сулица была подо мной, древко давило в ребро.
Один из них вдруг повернул голову в мою сторону. Я почувствовал, как знак Числобога на груди стал горячим. Не сила. Скорее память о силе. Один лишний удар сердца.
Можно было взять. Заплатить болью. И на этот удар успеть ткнуть сулицей первому в горло, второму в живот, вырваться, побежать. Можно было. Я не стал. Не из благородства. Я просто боялся, что следующая плата меня добьёт. Ведь душа Святослава ушла за тот откат, когда я покинул омут. Теперь придется платить собственной болью. А сил нет вообще.
Ратники ушли.
Я лежал ещё долго, потом поднялся и пошёл дальше.
Под утро пошёл снег. Мелкий, колючий, почти горизонтальный. Ветер тянул между стволов. Я уже не понимал, куда иду. Просто переставлял части тела в нужном порядке: нога, сулица, дыхание, ещё шаг.
Иногда мне казалось, что рядом идёт Святослав.
Не призрак и не голос. Просто отсутствие, которое почему-то имело форму.
— Я не убивал тебя, — сказал я в какой-то момент.
Лес молчал. Святослав тоже. Только смотрел как-то обиженно и по-детски.
Я остановился у сосны, прислонился лбом к коре и закрыл глаза.
Перед внутренним взглядом мелькнуло лицо Марины. Потом Варя. Кирилл.
Они не знали, где я. Никогда не узнают. Для них я просто умер. Может, даже останусь в памяти упрямым идиотом, который в последний момент зачем-то поехал один. Пусть злятся. Пусть плачут. Пусть живут.
Я вдруг улыбнулся. Криво. С кровью на губах. Совершенно не к месту.
Если Числобог не соврал, они сейчас дома. Или у соседей. Или в полиции. Или орут друг на друга, потому что папа умер, потому что всё страшно, потому что жизнь сломалась.
Но они живы. Живы.
И от этой мысли новый, чужой, страшный мир на несколько секунд стал почти выносимым.
Потом я вспомнил мальчишку на берегу. Святослава. Его «не хочу». Его тело, которое теперь тащил через лес я. Радость не ушла. Просто рядом с ней легла вина. И, похоже, устраиваться там собиралась надолго.
Отец в памяти сказал, как когда-то в дверях кухни:
«За мужика в доме остаёшься, Севка».
— Не вышло, батя, — выдохнул я. — Мужик в доме из меня так себе.
Сосна не возразила. И правильно. Когда дерево начинает с тобой спорить, это обычно плохой признак.
Я пошёл дальше.
Ноги уже не слушались. Не болели даже — просто существовали где-то внизу, отдельно от меня. Пальцы сжались вокруг сулицы и не разжимались. Хорошо. В мире, где тебя уже один раз почти утопили, палка с железным наконечником быстро становится лучшим другом.
Потом я увидел огонь.
Сначала решил, что мерещится.
Огонь был маленький, далёкий, жёлтый. Слишком ровный для болотного огня и слишком тёплый, чтобы быть звездой.
Я остановился и попытался думать. Получалось плохо.
Огонь может быть погоней. Огонь может быть охотниками. Огонь может быть теми, кто увидит избитого мальчишку с сулицей и решит, что железо на нём дороже жалости.
Но огонь ещё мог быть теплом. А я уже почти не чувствовал пальцев. Я сделал шаг. Потом ещё.
Лес расступался неохотно. Ветки цепляли одежду. Снег скрипел под ногами. Где-то впереди пахло дымом. Настоящим дымом. Не гарью Мерова из памяти Святослава, не бензином из моей смерти. Дымом очага. Живым.
Я вышел к краю поляны и увидел старый дуб — кривой, чёрный, упрямый. У корней лежал камень со знаком, похожим на круг, из которого расходились короткие корни-лучи. Рядом тлел костёр. Чуть дальше темнел низкий вход в полуземлянку.
Капище.
Память Святослава шепнула слово и тут же провалилась.
У костра сидел мальчишка лет четырнадцати: худой, большеглазый, в овчинном полушубке. Он дул на ложку, ел из деревянной миски и что-то бормотал себе под нос.
Потом увидел меня. Застыл. Ложка зависла у рта.
— Дед! — пискнул мальчишка.
И тут земля встала горизонтально и ударила меня снегом прямо в лицо.

Глава 3 Капище Рода

Сначала был дым.
Не огонь, не тепло, не спасение, а именно дым — горький, травяной, въедливый. Он лез в нос, горло, глаза и будто пытался выкурить из меня всё лишнее.
Получалось у него неплохо. Ледяной холод и усталость слегка отступили, оставшись где-то на границе восприятия.
Я открыл глаза и сразу пожалел. Потолок низкий, земляной, укреплённый кривыми брёвнами. Между брёвнами торчал мох. Надо мной висели пучки трав, корней и каких-то серых нитей, похожих на высушенные кишки. Очень хотелось верить, что это всё-таки растения.
Лежал я на шкурах. Не на больничной койке, не под белой простынёй, не в мире, где от тебя пахнет спиртом, лекарствами и беспомощностью. Здесь пахло дымом, сырой землёй, овчиной, кровью и человеком, который давно решил, что мыло — для городских мажоров.
Рёбра ныли. Бок жгло. Запястья пульсировали. Голова гудела, горло царапало, ноги ломило от холода и бега. Я пошевелил пальцами. Они послушались. Пошевелил ногой — и она тоже послушалась.
Сначала я просто лежал и чувствовал это. Боль, тяжесть, судорогу, холод. Всё то, что нормальный человек проклял бы с первого вдоха. А я лежал и почти улыбался. Живой. Молодой. Двигаюсь.
Потом память вернулась полностью, как ведро ледяной воды за шиворот. Омут. Святослав. Борята. Сулица. Лес. Огонь. Мальчишка у костра.
Я резко дёрнулся, пытаясь подняться. Мир качнулся, в глазах потемнело, и чья-то сухая ладонь толкнула меня обратно в шкуры.
— Лежи, княжич. Встать ты успеешь. Упасть — тоже.
Голос был старый, хриплый и спокойный. Не добрый. Просто уверенный. Так говорят люди, которые давно перестали спорить с чужой дурью и ждут, пока люди сами выбьют ее из головы ударами о каждую встречную стену.
Я повернул голову.
У очага сидел старик: худой, жилистый, в серой рубахе и старом овчинном кожухе, с белой бородой, заплетённой в две короткие косицы. Лицо узкое, нос крючком, глаза светлые и неприятно внимательные. Возле колена лежал посох — не украшенный, не парадный, а такой, которым удобно и ходить, и бить по голове. Кстати говоря, без нехилого набалдашника. Значит, не магический, решил я, и про себя рассмеялся. А вслух захрипел.
Рядом топтался тот самый мальчишка, что был у костра. Лет четырнадцати, может, пятнадцати, худой, с длинными руками и испуганными глазами, которые пытались казаться взрослыми. В руках он держал мою сулицу.
— Оружие верни, — прохрипел я.
Горло отозвалось так, будто я попытался проглотить наждак.
Мальчишка крепче сжал древко. Старик даже не повернулся к нему.
— Чтобы ты мне тут все кишками украсил? Нет.
— Это моё.
— Уже нет.
— Я с ним пришёл.
— Ты с ним упал лицом в снег. Это другое. А в этом месте ничего твоего нет, здесь все только мое.
Логика была неприятная, но крепкая.
Я осмотрел себя. На запястьях — свежие повязки. Бок под рёбрами стянут чем-то липким и пахнущим хвоей. На груди и животе синяки. Чужое тело Святослава выглядело так, будто его сначала убивали, потом передумали, потом решили убить снова, но снова бросили на середине.
В общем, примерно так всё и было.
— Где я?
— В землянке. У капища Рода.
Я посмотрел на старика внимательнее.
— Капище Рода? А ты значит, волхв?
Старик наклонил голову.
— Так уж получилось.
- Понятно… что-то я… мне… не очень хорошо.
Мальчишка с сулицей попятился на полшага.
— А ты хотел хорошо? Тебя принесло к костру с меровским знаком, чужой кровью на одежде, сулицей в руке и глазами, как у человека, который только что вылез из могилы и не согласен с результатами похорон. Хорошего тут мало.
Он сказал “меровский знак”, и у меня кольнуло под повязкой на груди. Там, где: круг и четыре реза нарушали бесполезность этой части тела у мужчин. У женщин в этом месте все гораздо разумнее устроено.
— Кто ты? — спросил я.
— Тот, кто не дал тебе сдохнуть в снегу.
— Имя. Хочу знать имя своего спасителя.
— Горыня.
— Спасибо, Горыня, — сказал я.
Мальчишка улыбнулся и тут же спрятал улыбку, но поздно. Я кивнул на него.
— А это кто?
— Микула.
— Ученик?
— На мою беду.
— Дед! — возмутился мальчишка.
— А что? Был бы на радость, я бы так и сказал.
Микула покраснел, но спорить не стал. Дисциплинированный.
— Сколько я был без сознания?
— С вечера до утра. Потом ещё день бредил. Сейчас снова вечер.
Значит, почти сутки.
— Погоня?
Горыня шевельнул угли палкой.
— Ночью прошли рядом. Под утро вернулись с собаками. Днём ещё кружили. След мы сбили, но далеко они не ушли.
Микула переступил с ноги на ногу и гордо выпрямился.
— Я сбил! Дед только рядом стоял. Собаки не взяли.
Горыня хмыкнул.
— Учится.
Он поднялся. Я напрягся.
Старик заметил. Он вообще, кажется, замечал всё.
— Лежи. Укрывку обновить надо.
Он откинул шкуру у входа. В землянку ударил холод. Я увидел кусок поляны: снег, чёрные стволы, старый дуб, серый камень у корней, тлеющий костёр. Всё выглядело тихо. Слишком тихо.
Горыня взял щепоть соли, красную нитку и глиняную чашку с водой. Микула сразу стал серьёзным. Старик вышел наружу.
Я, разумеется, попытался встать. Боль полоснула по боку, колени стали ватными, в глазах поплыли чёрные пятна.
Микула метнулся ко мне с сулицей наперевес.
— Лежи!
— Да понял я.
— Не похоже.
Мальчишка хотел добавить ещё что-то, но снаружи запел Горыня. Он тянул слова низко, почти под нос, будто разговаривал с землёй, которую не хотел будить лишний раз.
Горыня обошёл дуб. Сыпнул соль в огонь. Пламя на миг стало синеватым. Красную нитку он протянул между двумя низкими ветками, завязал узел, потом коснулся камня мокрыми пальцами.
Никакого сияющего купола не появилось. Небо не разверзлось. Бог не высунул бородатую голову из облака и не сказал: “Принято”.
Просто поляна изменилась.
Внешне всё осталось прежним: дуб, снег, огонь, старик. Но внимание начало соскальзывать. Я смотрел на костёр и почему-то хотел перевести взгляд в сторону. Смотрел на вход в землянку — и он казался не входом, а тенью под корнем. Следы на снегу вдруг стали неважными, случайными, будто их оставили вчера, или зверь, или вообще ветер.
Я моргнул. Ощущение не прошло.
— Фокус, — сказал я тихо.
Микула обиделся так, будто я плюнул в святыню.
— Это не фокус.
— А что?
— Родова укрывка. Чтобы чужой глаз мимо шёл.
— Значит, фокус.
— Дед говорит, городские всё портят словами.
— Я не городской.
Микула смерил меня взглядом.
— Хуже. Княжич.
Горыня вернулся, отряхивая снег с плеч.
— Умный язык у тебя, Микула. Жаль, голова за ним не всегда успевает.
— Дед…
— Молчи. И поставь сулицу к стене. Если княжич захочет нас убить, ты всё равно не успеешь. За Меровичем-то…
Микула поставил сулицу к стене, но поближе к себе.
Горыня сел рядом, взял деревянную чашку и протянул мне.
— Пей.
— Что это?
— То, после чего ты не сдохнешь. Или ты состав хочешь выяснить? Тоже в волхвы собрался?
Запах был горький, травяной, с чем-то кислым. В голову мгновенно ударило, по всему телу разлилось непередаваемое блаженство. В нашем мире такое либо продавали в аптеке по очень строгому рецепту, либо запрещали уголовным кодексом.
Дед наклонился ближе.
— Кто в тебе?
В землянке стало тесно.
— Что?
— Вопрос простой.
— Неправда. Простые вопросы звучат иначе. “Хочешь хлеба?”, например.
— Хлеб позже. Кто в тебе?
Рука Горыня легла на посох. Не схватила. Просто легла. И от этого стало понятно: если мой ответ ему не понравится, разговор быстро закончится.
Я мог соврать. Сказать: никто. Сказать: морок. Сказать: память после омута спуталась. Но Горыня смотрел так, будто уже знал, где я солгу, и просто хотел посмотреть, насколько ловко.
— Тот, кто не умеет умирать правильно, — сказал я наконец.
— А Святослав?
Перед глазами мелькнул омут. Тёплая, живая, перепуганная душа.
— Его больше нет.
Микула отступил и схватил сулицу.
- Но это сделал не я, - сказал я. Странно, а чего это я такой откровенный? Может, это лекарство так язык развязывает?
Горыня не шелохнулся.
— Бес?
— Нет.
— Мертвяк? Да нет, сердце же бьется… Чужак?
Я посмотрел ему прямо в глаза.
— Да.
В кстре громко треснуло полено. Микула побледнел так, что веснушки стали ярче.
— Дед…
— Молчи.
Горыня взял меня за запястье. Пальцы у него были сухие, крепкие, горячие. Я попытался вырвать руку. Не вышло.
— Тише. Это сделать нужно.
Память Святослава шевельнулась не словами, а привычкой. Меровичи умели чувствовать долг, срок, узел события. Не читать мысли и не видеть будущее, но иногда рядом с человеком можно было ощутить, как на нём лежат обещания, страхи, чужие счёты. Я попробовал потянуться к Горыне совсем чуть-чуть. Не силой. Скорее взглядом изнутри.
И ничего не нашёл.
Точнее, нашёл пустоту. Не мёртвую, не холодную, а странно гладкую. Будто пальцы скользнули по мокрому камню. Горыня был передо мной: старый, живой, злой, пахнущий дымом и травами. Но мера Числобога за него не цеплялась. Нельзя измерить Ничто.
Я перевёл взгляд на Микулу. То же самое.
Мальчишка стоял у стены, сопел, переживал, хотел казаться смелым. Всё это было видно обычными глазами. А внутри, там, где кровь Меровичей пыталась найти счёт, было скользко и пусто.
— Не старайся, — сказал Горыня. — Волхвов трудно считать. Мы не княжья кровь. Мы раньше ваших счетов и вашей крови.
Микула гордо выпрямился.
— На нас чужая сила плохо ложится.
— Заметил.
Горыня отпустил оголил мою грудь, посмотрел на знак.
— Глубоко куснула.
— Кто?
— Мера Числогога. Он не добрый, если ты вдруг не понял, чужак.
— Сразу понял. Но одно доброе дело он все же сделал.
Марина. Варя. Кирюша. Живите.
Старик смазал знак густой зелёной мазью. Боль стала холодной и злой.
— Да, он может и такое… Я вижу, ты платил не только болью. Чую чужую смерть. Ты пропустил ее сквозь знак и кровь Меровых приняла тебя. А потом использовал ее. По давнему уговору. И Числобог ответил.
Я медленно поднял на него глаза.
— Он уже умирал.
— Все умирают. Не все становятся платой.
— Я не убивал его.
— Я не обвинял.
— Звучит похоже.
— Потому что ты сам себя винишь. Мне зачем трудиться?
Я хотел отшутиться. Не смог.
Я уже знал, как это — жить на чужой смерти. Сначала говоришь себе: справедливость. Потом: необходимость. Потом просто считаешь, кто следующий.
И вот я лежу в чужом мире, в чужом теле, с чужой душой на совести, а старый волхв, который знает меня меньше суток, тычет пальцем ровно туда, где гниёт.
Неприятный человек. Полезный, наверное. Но неприятный.
Снаружи хрустнула ветка. Микула резко схватил сулицу. Горыня поднял ладонь. Мы замолчали.
Шаги. Не рядом, но близко. Снег скрипел под несколькими ногами. Потом послышался собачий фырк. Тело сразу вспомнило лес, погоню, ледяной ручей. Рука сама потянулась к пустому месту, где должен быть нож.
Не было ножа.
Была боль, шкуры и старик, который сидел у очага так спокойно, будто снаружи ходили не люди Боряты, а сосед за солью.
Голоса приблизились.
— Здесь след крутили, говорю тебе.
— Тут всё зверьём истоптано.
— Собака брала.
— Собака и к моему сапогу брала, когда я салом капнул. Что теперь, меня топить?
— Заткнись.
Микула побледнел. Горыня медленно взял щепоть золы и бросил в огонь. Дым поднялся густой, белёсый. Запах стал сладковатым, сонным.
Снаружи жалобно заскулила собака.
— Не идёт.
— Тащи.
— Сам тащи, если такой умный.
Шаги приблизились ещё. Через щель под шкурой я видел край сапога. Совсем близко. Достаточно, чтобы человек, если наклонится, заметил вход.
Сердце колотилось так громко, что я был уверен: услышат.
Горыня начал тихо постукивать пальцем по полу. Раз. Пауза. Два. Пауза. Три. Не песня, не заклинание, а будто старик считал удары чужого внимания и сдвигал их в сторону.
Сапог за щелью остановился.
— Тут что?
Я задержал дыхание.
Микула сжал сулицу так, что побелели пальцы.
Второй голос сказал:
— Корень. Пень. Дыра лисья, может. Ты княжича под каждой кочкой искать будешь?
— Борята сказал…
— Борята сказал найти след. След ушёл к болоту. Пошли, пока он с нас шкуру не снял за то, что мы с пеньками беседуем.
Шаги стали тише. Собака ещё раз жалобно фыркнула и резво убежала вдаль. Мы молчали ещё долго.
Первым выдохнул Микула. Я — вторым. Горыня не выдохнул вообще. Возможно, он и не дышал. Из принципа. Или природной вредности.
— Родова укрывка, значит, — сказал я тихо.
— Фокус, — буркнул Микула, но уже без злости.
Я посмотрел на него и впервые в этом мире нормально улыбнулся.
— Хороший фокус.
Мальчишка криво ухмыльнулся в ответ.
Горыня поднялся и завесил вход плотнее.
— Теперь слушай, княжич. До темноты ты лежишь. Ночью уходишь.
— Куда?
— Отсюда. В Меров не пойдёшь.
Меров.
Не мой дом. Дом Святослава. Детинец, пристань, мать с запахом мяты, отец со шрамом, люди, которые, может быть, уже мертвы. Чужое всё. Но память внутри дёрнулась так, будто мне назвали адрес горящего дома, а этот дом - мой.
— Почему?
— Потому что Меров — ловушка. Если Борята топил тебя не сам по себе, там уже ждут. Если твой отец жив, его держат или режут. Если мёртв, город делят. Если мать жива, её используют. Если нет — тем более тебе там делать нечего.
Внутри Святослава что-то хрипло ударилось о рёбра.
Я сжал кулак.
— Отец точно мертв, - сказал я вспомнив слова Числобога о последнем из рода. Интересно, женщины в этом счете участвуют? Вот бы нет. — Но я должен знать, что с ммамо… с матерью.
Мама была у меня там. Дома. Здесь в лучшем случае — мать. И то не моя, а Святослава. Но ведь для нее я — он. А у меня так давно не было мамы…
— Должен. Но не сегодня.
— А когда?
— Когда перестанешь падать от попытки сесть. И когда все уляжется.
Нечем крыть. Ненавижу, когда нечем крыть.
Микула осторожно сказал:
— Юг перекроют у Десны. Восток — Черниговские люди. Север — болота.
Я повернул голову.
— А запад?
Горыня ответил за него:
— Леса, старые тропы, малые капища. И меньше людей, которые знают твоё лицо.
Он достал из мешка кусок сухого хлеба. Половину бросил Микуле, маленький кусок — мне.
Я поймал его левой рукой. Правая дрожала.
Хлеб был жёсткий, кислый, но прекрасный. Настоящий. Не магазинное фуфло.
— Сопроводишь Микулу, - внезапно перестав жевать сказал дед.
Микула подавился хлебом.
— Дед!
— Жуй. Когда жуёшь, меньше споришь.
— Я с ним не пойду!
— Пойдёшь.
— Он смертью пахнет!
В землянке стало тихо.
Микула сам испугался того, что сказал, но назад не отступил.
— Не кровью, не лесом, не болотом, — продолжил он тише. — Смертью.
Я посмотрел на мальчишку внимательнее. Значит, не только дед тут такой проницательный.
Горыня не рассердился.
— Потому и пойдёшь.
— Почему?
— Чтобы научиться отличать того, кто смерть несёт, от того, кто из неё вылез. Он не умеет умирать.
— Мне больше нравится — он умеет выживать, - сказал я.
— Вот в дороге и поймете, что верно.
Микула сжал губы.
— Ты меня не учиться отправляешь. Ты меня от себя убираешь.
Горыня посмотрел на него долго.
— Да.
Микула будто получил пощёчину.
— Дед…
— Здесь скоро будет хуже, чем в лесу.
— Из-за него?
— Из-за тех, кто идёт за ним.
Горыня повернулся ко мне.
— Ты мне не нравишься, княжич. И тому, что в тебе, я не верю. Но лесу, Боряте и тем, кто идёт за тобой, я верю ещё меньше.
— Микуле пора к Перводреву, — продолжил он. — Для посвящения. Давно пора. Я стар, моё место здесь. Тебе нужен проводник через родовые тропы и время. Ему нужен человек, который умеет выгрызать у жизни удачу. Вместе у вас есть шанс.
— А если я откажусь?
— Уйдёшь один. До первой заставы, первой собаки или первого гридня, который тебя узнает..
Я посмотрел на Микулу. Четырнадцать лет. Худой. Нос острый. Глаза большие. Хочет казаться взрослым и злится, что пока не получается. В нашем мире такой сидел бы с телефоном, спорил бы с учителями и думал, что жизнь начинается после экзаменов.
В этом мире его дед только что признался, что выталкивает его из дома, потому что дома скоро станет хуже, чем в зимнем лесу.
Повезло парню. Впрочем, мне тоже.
— Куда именно идти?
Горыня достал кусок бересты. На нём углём были намечены река, леса и несколько точек. Не карта в привычном смысле. Скорее память, которую можно держать в руках.
— Западом. Через леса, малые капища, зимовья. К Родовой Пуще. Там Перводрево.
Микула при этом слове выпрямился, будто услышал не место, а зов.
— Сколько идти?
— Прямо, верхом, с добрыми грамотами — дней десять. У вас нет коней, грамот и добрых дорог. Пешком, лесом, в обход княжьих глаз — три недели, если повезёт.
— А если не повезёт?
— Четыре. Или вечность, если не повезет крупно.
Я потёр лицо ладонью. Щетина Святослава была мягкая, почти подростковая. Непривычно.
Три-четыре недели по зимнему лесу. С мальчишкой. За мной охотятся. Я в чужом теле. У меня в голове чужие воспоминания, под кожей мера, в груди вина, а впереди Перводрево, где мальчики становятся волхвами.
Нормальный человек отказался бы. Нормальный человек умер бы ещё в омуте.
Я вспомнил о знаке. Круг и четыре реза уже не были просто чужой меткой на чужом теле. Через них меня сюда протащили. Через них я вернулся к омуту. Через них умер Святослав окончательно, если душа вообще умеет умирать окончательно.
А дальше что?
Жить вместо него? Играть княжича? Искать убийц его рода? Тащить на себе чужую фамилию, чужую кровь, чужую войну? Или Числобог просто спас мою семью, забрал плату и выбросил меня сюда, как монету на грязный стол?
Я вдруг понял, что не знаю главного. Вообще ничего не знаю.
Марина, Варя и Кирилл живы. Если Числобог не соврал. За это я умер и не жалел. Но почему я здесь? Почему именно в этом теле? Почему последний Мерович? Почему сейчас, когда вокруг омута уже стояли убийцы?
— Чего ты от меня хочешь? — сказал я тихо.
Горыня насторожился.
— Я ничего не просил.
— Не ты.
Знак отозвался жаром.
— Числобог.
Имя вышло хрипло, почти беззвучно. Но землянка будто сразу стала ниже.
Микула перестал шевелиться.
Горыня сказал резко:
— Не зови.
— Числобог, — повторил я уже громче. — Если ты меня сюда притащил, так объясни хотя бы…
Красная нитка у входа тихо натянулась, будто кто-то потянул её снаружи.
Горыня ударил меня по руке.
Не сильно, но точно.
Боль прострелила от запястья до локтя. Знак под повязкой обжёг так, будто туда плеснули кипятком. Я выругался и дёрнулся, но старик уже вдавил мою руку в шкуры и бросил щепоть соли прямо на повязку.
Соль зашипела.
— Ты сдурел? — выдохнул я.
— Это я у тебя хотел спросить.
Горыня навис надо мной. Впервые за всё время в его голосе появилась злость. Не громкая, но настоящая.
— Не смей звать княжеского бога у порога Рода, с открытой мерой и дырой вместо души. Ты не призовёшь. Ты дверь откроешь. Не только для него, а для… а, да ну тебя!
Микула стоял у стены белее мела.
— Дед, он правда мог?..
— Мог что-нибудь. Этого достаточно.
Я сжал зубы, пережидая боль.
— Он должен мне объяснить...
— Боги никому ничего не должны.
— Он взял мою смерть.
— Ты сам отдал. По другому с ними не бывает.
Это ударило сильнее соли.
Я хотел возразить. Сказать, что выбора не было. Что семья. Что дети. Что я бы снова. Что не жалею. Но в этом и была гадость: всё правда. Я сам отдал. И всё равно хотел, чтобы тот, кто взял, хотя бы объяснил цену. Пусть мелким шрифтом.
Горыня отпустил мою руку.
— Хочешь говорить с Числобогом — доживи до времени и места, где тебя не разорвёт первым ответом. Или найди того, кто умеет ставить вопрос. Сейчас ты не зовёшь бога. Ты кровью стучишь в двери и надеешься, что откроет хозяин, а не первый голодный сосед.
Микула осторожно шагнул ближе. Теперь он смотрел уже не на деда, а на меня.
— Если я стану волхвом, — сказал он вдруг, — когда я стану… я… попробую помочь.
Горыня медленно повернул к нему голову.
— Ты сейчас что сказал?
Микула сглотнул, но не отступил.
— Если дойду до Перводрева. Если Род примет. Я попробую помочь ему позвать Числобога правильно. Не здесь. Не сейчас. Как надо.
— Ты ещё кашу без комков сварить не можешь, а уже богов звать собрался?
— Значит, научусь.
Я посмотрел на мальчишку. Он боялся. Очень. Но стоял ровно.
Горыня закатил глаза к потолку, будто просил Рода забрать ученика обратно и выдать другого, менее упрямого.
Но не запретил. Значит, обещание что-то стоило.
Я вздохнул. Рёбра ответили болью.
— У меня есть условия.
Горыня посмотрел на меня с интересом.
— Живой час назад не мог сесть, а уже условия.
— Оружие возвращаете. Если я скажу бежать — Микула бежит. Не спорит, не геройствует, не читает проповеди про Род. Ты рассказываешь всё, что знаешь про Боряту, Сновск и тех, кто мог приказать убить Святослава. И в пути главный я. Я веду — он идет.
Микула подался вперёд.
— Я не баран, чтобы меня вести!
— Пока спорно.
— Я ученик волхва!
— А я сегодня дважды умер. Будем мериться достижениями?
Горыня вдруг рассмеялся. Коротко, хрипло, как сухая ветка треснула.
— Пойдёте.
— Я ещё не согласился.
— Уже согласился. Просто хочешь, чтобы это выглядело как твое желание.
Старый гад был слишком наблюдательный.
У меня действительно не было вариантов. Возвращаться в Меров — самоубийство. Идти одному — почти то же самое, только с большим количеством снега. Оставаться здесь — подставить тех, кто вытащил меня из сугроба.
А ещё впереди было Перводрево. Если где-то и можно было понять, что со мной произошло и как жить дальше, то, возможно, там.
Слишком много “возможно” для человека, который всегда любил конкретику. Но конкретика лежала на берегу омута с камнем на шее.
— Ладно, — сказал я. — Провожу.
Горыня наклонился к Микуле.
— На дороге спорить будешь потом. Сначала смотри. Учись. Если он говорит лечь — ложишься. Если говорит бежать — бежишь. Если говорит молчать — представь, что я рядом.
Горыня достал из сундука старый плащ, кожаный пояс и нож в простых ножнах. Нож бросил мне. Я поймал. Рука дрогнула, но поймала. Снова это пьяное чувство: могу.
— Не мой, — сказал я.
— Теперь твой. Сулицу возьмёшь тоже. Но если вздумаешь тыкать ею в Микулу, я попрошу Род, чтобы у тебя ноги шли в разные стороны, а уд на лоб перебрался.
— Так можно?
— Проверишь?
— Нет.
— Ну и правильно.
Микула тихо спросил:
— Дед, а если Борята придёт сюда?
Горыня на миг стал совсем старым.
— Обязательно придет. И я задержу.
— Надолго?
— На сколько надо.
— А если…
— Микула.
Всего одно слово.
Мальчишка замолчал. В глазах у него стояла такая злость и такой страх, что я отвёл взгляд.
Горыня протянул мне маленький кожаный мешочек.
— Мазь. На знак и на бок. Экономить. Второй мешочек — сухая трава. Заваривать и пить. Микула знает, как.
До ночи я лежал, пил горький отвар, ел по крошке хлеб и слушал, как за стенами землянки живёт чужой мир. Скрипит снег. Шуршит ветер в дубовых ветках. Микула собирает котомку и злится на каждую вещь так, будто она лично виновата в том, что ему нужно уходить. Горыня ходит вокруг поляны, проверяет узлы, следы, огонь и то, что я не мог увидеть.
На рассвете, перед выходом старик помог мне одеться. Помощь выглядела как пытка, но, вероятно, без неё было бы хуже. Рубаха, старый тёмный кафтан, тяжелый подбитый мехом плащ, пояс, нож, сулица, теплая шапка, сама по себе почти шлем. Все не новое, но чистое. Интересно, как дед все это в таком хорошем виде сохранил в грязной вонючей землянке,
Микула стоял у входа с котомкой за спиной и шапкой, надвинутой почти на глаза. Вид у него был такой, будто он собрался не к Перводреву, а на собственную казнь.
— Готов? — спросил я.
— А ты?
— Я готов еще поспать. Дня три. А то и четыре.
Микула фыркнул.
— Тогда пошли, пока мы оба не передумали.
Горыня вышел проводить нас к дубу. Ночь была тёмная, морозная, с мелким снегом и утро ей под стать. Огонь у корней почти погас. Камень со знаком Рода казался чёрным и влажным.
Старик положил ладонь на голову Микулы. Тот сначала хотел отстраниться, но не стал.
— Иди. Слушай дорогу. Не спорь с лесом. Не верь первому страху и первой радости. Они оба врут. Всегда.
Потом Горыня посмотрел на меня.
— А ты, княжич, не ищи справедливости. Ищи себя.
Микула вдруг обнял старика. Быстро, неловко, почти сердито. Горыня обнял его одной рукой и тут же отпустил, будто ничего не было.
— Всё. Пошёл.
Мы двинулись к краю поляны.
Я шёл медленно, стараясь не показывать, насколько мне плохо. Бок горел. Ноги дрожали. В голове шумело. Но я шёл сам. У самых деревьев я обернулся.
Горыня стоял у дуба — старый, серый, неподвижный. За его спиной тлели последние угли. Полуземлянка уже казалась просто тенью под корнем. Родова укрывка делала своё дело.
— Эй, Горыня.
— Что?
— Если Борята придёт…
— Иди.
— Я не договорил.
— А я услышал.
Он поднял посох и стукнул им по снегу.
— Иди, Всеволод.
Я застыл. Микула резко повернулся ко мне.
— Кто такой Всеволод?
Я не ответил. Не смог. Я не называл старику этого имени. Ни разу. Горыня смотрел спокойно. Слишком спокойно. И внезапно улыбнулся неожиданно белозубым ртом на таком старом лице..
В этот момент за дальним краем поляны хрустнула ветка.
Я бы решил, что это зверь. Или человек Боряты. Но Родова укрывка должна была отводить взгляд. А этот смотрел прямо на нас. Вернее, на Микулу.
Из темноты между соснами вышел серый человек в сером плаще. Лица под капюшоном не было видно, но он не искал следа, не оглядывался и не принюхивался, как люди Боряты. Он просто видел нас, прямо сквозь укрывку.
Горыня сказал тихо:
— Идите. Этот гость пока не по ваши души.
Посох в его руке дрогнул. До этого я думал, что Горыня вообще не умеет бояться.

Глава 4 Тропа без следа

Микула дёрнулся назад.
— Дед!
— Поли, — прохрипел я.
— Он там один!
— Он сам хотел этого! Для этого и отослал тебя!
Он попытался вывернуться. Для худого мальчишки оказался неожиданно злым и костлявым. Локоть едва не попал мне в бок, туда, где под рубахой всё ещё горело и ныло после омута, леса и заботливых рук Горыни. Я стиснул зубы и потащил его дальше.
За спиной снег хрустнул ещё раз. Я не удержался и оглянулся.
Горыня стоял у дуба — старый, серый, неподвижный, будто сам вырос из корней. Посох он держал обеими руками. Перед ним, на дальнем краю поляны, серый человек в сером плаще смотрел прямо в нашу сторону.
Не искал. Не вынюхивал. Не щурился. Смотрел.
Родова укрывка должна была делать поляну неважной. Случайной. Пустой. Но для этого человека она словно была тонкой занавеской, за которой слишком громко дышали двое идиотов.
Снег вокруг серого плаща оставался ровным. Я заметил это на миг — и тут же потерял из виду. Может, показалось. Может, темнота легла криво. Может, он стоял так легко, что не оставлял следа.
Горыня ударил посохом по снегу.
Звука почти не было. Не удар, а глухой толчок, будто где-то глубоко под землёй повернулся тяжёлый камень. Поляна на миг поплыла. Дуб, костёр, землянка, серый человек — всё смазалось, как отражение в воде.
Микула рванулся сильнее.
— Дед!
Я ударил его ладонью по затылку.
— Беги!!!
Он посмотрел на меня так, будто я уже убил старика собственными руками.
Хорошо. Пусть ненавидит. Ненависть бодрит лучше молитвы.
Мы летели между соснами.
Ветви хлестнули по лицу. Снег под ногами был рыхлый, противный, с настом, который то держал, то ломался. Через десять шагов бок прострелило так, что я едва не упал. Через двадцать дыхание стало рваным. Через тридцать ноги Святослава напомнили: тело молодое — не значит целое.
Зато оно бежало.
Это всё ещё казалось чудом. Проклятым, болезненным, пахнущим кровью чудом, но чудом.
Микула бежал рядом, спотыкаясь и сопя. Котомка прыгала у него за спиной. Сулицу он держал поперёк, цепляя ветки и мешая себе идти.
— Опусти наконечник, — сказал я.
— Что?
— Сулицу опусти. Упадешь, напорешься, и я из-за тебя задание твоего деда завалю.
Он зло посмотрел на меня, но наконечник опустил. Уже неплохо. Сзади донёсся треск. Не ветка. Глуше. Микула замер. Я вцепился ему в плечо и вдавил за ствол.
— Тихо.
— Там дед…
Я закрыл ему рот ладонью.
Он попытался укусить. Я слегка врезал ему под дых и у парня перехватило дыхание.
Микула снова задышал мне в ладонь горячо и часто. Глаза у него блестели. Он кивнул не сразу, с ненавистью, но кивнул.
Я убрал руку. Секунду мы слушали.
Лес молчал. Не нормально молчал, как зимой, когда снег съедает мелкие звуки. Нет. Он будто ждал, чем всё закончится у дуба, и не хотел мешать.
Потом где-то позади коротко звякнуло. Будто металл ударил о камень.
Микула зажмурился. Я сжал его плечо.
— Идём.
— Ты его бросил.
— Я тебя увёл.
— Это одно и то же.
— Нет. Бросить — это если бы я ушёл один. Будешь настаивать — покажу как это делается.
Он хотел ответить, но я уже двинулся дальше. Спорить с мальчишкой о нравственности? Не  мое. И уж точно не сейчас.
Мы шли быстро, но не бежали. Я заставил себя не ломиться прямо. Прямая дорога — подарок преследователю. След в снегу и так кричал: “Вот они, два умника, один хромает, второй дурак малолетний”.
Пришлось портить этот крик как умел.
Я вёл Микулу по корням, выступающим камням и старому валежнику. Где можно — наступал в тень под елями, где снег тоньше. Где нельзя — путал шаги и уходил в сторону. Микула сначала смотрел с презрением, потом с раздражением, потом молча начал повторять.
— Лес я знаю лучше тебя, — буркнул он.
— Лес — может. Погоню — нет.
Он замолчал.
Минут через десять лес позади нас тоже замолчал.
Не стих — именно замолчал. До этого где-то скрипели ветки, сыпался снег, шуршал ветер в лапах елей. Теперь там, за спиной, стало пусто. Будто кто-то вырезал кусок мира и оставил после себя только холод.
Микула услышал это тоже.
— Не оборачивайся, — прошептал он.
Я, конечно, обернулся. Между стволами ничего не было. И от этого стало хуже.
— Кто он? — спросил я так же тихо.
— Не знаю.
— Но знаешь, что оборачиваться не надо?
— Это на всякий случай. Если нечисть какая — то оборачиваться точно нельзя.
- А если человек с луком в спину целится?
- Тогда можно. Даже нужно. Но узнать кто там точно я пока не могу. Вот дед — мог. И я смогу, но потом.
Через сотню шагов лес испортился окончательно.
Не в смысле стал гуще или опаснее. Нет, с виду всё было обычно: сосны, ели, снег, редкие голые кусты, чёрные пятна корней. Но тропа, которую Микула уверенно выбрал, вдруг исчезла. Просто была — и не стало. Вместо неё впереди лежал плотный ельник, через который даже зверь полез бы только от большой нужды.
Микула остановился.
— Не туда.
— Ошибся? С пути сбился?
Он не ответил. Повернул левее, прошёл шагов десять и замер.
Я увидел старый пень с расщеплённой верхушкой. Мы уже проходили мимо него. Минуту назад. Или две.
— Круг дали, — сказал я.
— Нет.
— Пень тот же.
— Я вижу.
— Значит, круг.
Микула обернулся, и на лице у него было не упрямство. Страх.
— Лес глухой.
— Что значит “глухой”?
— После укрывки так бывает. Дед сильно потянул. Лес закрылся.
— От нас?
— От всех.
Я посмотрел на ельник, на пень, потом туда, где за спиной молчал вырезанный кусок леса.
— И что теперь?
— Просить.
— Тогда проси.
Микула опустился на одно колено, снял рукавицы и приложил ладонь к снегу. Другую к корню. Губы у него зашевелились.
Я услышал не слова. Скорее дыхание. Просьбу, которую не хотели произносить вслух. Не заклинание, не приказ, не торг. Мальчишка не требовал, не угрожал и даже не молился по-настоящему. Он будто стучался в дверь к тому, кто мог не открыть. Имел полное право не открыть.
Потом ветер шевельнул еловую лапу.
Снег ссыпался вниз. За деревом, которое секунду назад казалось частью сплошной стены, открылась узкая щель. Не тропа даже. Намёк на тропу. Тёмный проход между ветвями, где можно было протиснуться боком.
Микула поднялся.
— Туда.
— Ты уверен?
— Нет. Но лес пустил именно туда. Это не то же самое, что “безопасно”. Но выбора нет.
Мы протиснулись в щель.
Ветки скребли по плащу, цеплялись за волосы, били по лицу. Снег сыпался за шиворот. Где-то сбоку треснул сухой сучок, и мы оба одновременно замерли.
Ничего. Только собственное дыхание, слишком громкое в темноте и тишине.
Проход вывел нас на старую звериную тропу. Здесь снег лежал неровно, перемешанный с хвоей и следами мелкого зверья. Хорошая новость: наши следы будут не такими чистыми. Плохая новость: идти приходилось согнувшись, а у меня все еще сильно болел бок.
Я остановился у сосны.
Микула прошёл ещё пару шагов и обернулся.
— Что?
— Ничего.
— Врёшь.
— Нужно перевести дух. Я еще от побоев не оправился. Сейчас пойдем.
Я сделал ещё шаг. Нога попала на скрытый снегом корень, мир качнулся, и я врезался плечом в ствол. Перед глазами поплыли тёмные пятна. Во рту стало солоно и металлически.
Микула оказался рядом.
— Сядь.
— Некогда.
— Сядь, пока не упал лицом. Потом будет дольше. Сейчас поправим.
Неприятно, когда дети правы.
Я сполз по стволу вниз. Снег холодно ударил через одежду. Дыхание не слушалось. Рёбра ходили коротко, будто внутри грудной клетки стало меньше места. Знак под повязкой пульсировал в такт сердцу. Микула развязал котомку, вытащил маленький мешочек Горыни и сунул мне под нос горсть сухой травы.
— Жуй.
— Её же заваривать надо.
— У тебя котёлок есть?
Я взял траву. Пахла она так, будто старик собрал всё самое горькое и противное, что смог найти. Я засунул траву в рот и тут же пожалел об этом. Горечь ударила в язык, в нёбо, в глаза и, кажется, в память Святослава. Меня передёрнуло.
Через пару минут жар стал глуше. Не ушёл. Просто перестал вгрызаться в кость.
Микула смотрел в сторону.
И тут стало видно, что это не спокойствие. Он держался. Злился, язвил, спорил, потому что иначе пришлось бы думать о поляне, дубе и старике, который остался позади.
— Он жив? — спросил Микула.
Вот и всё. Никаких длинных вступлений. Никакой подготовки. Просто вопрос, который сидел у него в горле всё это время. Я посмотрел туда, откуда мы пришли. Лес закрывал всё. Ни огня, ни дуба, ни серого плаща. Только стволы, снег и вечер, медленно чернеющий между ветками.
— Не знаю.
Микула сжал кулаки.
— Ты даже утешить нормально не можешь?
— Могу.
— Так почему не утешаешь?
— Потому что ты ужу почти взрослый. Тебе нужна правда или жалость?
Он резко отвернулся. Обиделся на почти взрослого скорее всего. Кирилл бы обиделся. Я нарочно переключил его внимание со страха за наставника на обиду на меня. Пусть так. Зато назад прямо сейчас не побежит.
Я прислонил голову к стволу. Кора холодила затылок.
— Горыня не похож на человека, который легко умирает.
— Но серый тоже не похож на того, кто просто шел мимо.
— Он не человек Боряты, — сказал Микула тихо.
— Откуда знаешь?
— Люди Боряты шумят. Смотрят под ноги. Боятся собак, леса, деда, друг друга. Этот не боялся.
— Может, хорошо скрывал.
Микула покачал головой.
— Нет. От него было… тихо.
— Тихо?
— Не как от живого. Не как от мёртвого. Просто тихо. Будто он стоит, а место вокруг него забывает звучать.
Мне стало холоднее, хотя холоднее уже было некуда. Эти их волховские штучки и путанные объяснения — довольно жуткая штука.
Мы поднялись ещё до того, как я по-настоящему отдохнул. Слишком долго сидеть было опасно. Слишком быстро идти — тоже. Пришлось выбрать середину, как всегда выбирают люди, у которых оба варианта плохие.
Микула теперь вел увереннее. Не как хозяин леса — скорее, как тот, кто уже был в этих гостях. Иногда он касался коры, иногда останавливался и слушал, иногда резко менял направление без объяснений. Я не спорил. Для начала достаточно.
Потом он остановился.
— Что? — спросил я.
Микула не ответил. Смотрел на две тонкие берёзки впереди.
Между ними висела красная нитка. Длинная, если распутать, наверное хватит на целую катушку. Тонкая. Мокрая от снега. Почти незаметная в сумерках. Но я уже видел такую: у капища, когда Горыня обновлял укрывку. Но там был недлинный обрывок.
Микула шагнул к ней так, будто увидел живого человека.
— Дедова.
Я поймал его за плечо.
— Стой. Откуда она здесь?
Он резко обернулся.
— Это дедова нитка. Значит он еще и ее мне дает…
— А что еще?
— Советы и знания. Ты не поймешь. Ты не волхв.
— Типа ты настоящий волхв… - пробурчал я. Мне стало обидно, потом я разозлился на себя, за то, что поддался на провокацию мальчишки.
Микула снял рукавицу и коснулся нитки двумя пальцами.
Глаза у него дрогнули.
— Тёплая.
Я посмотрел внимательнее.
Снег лежал на нитке тонкой белой пылью. Не таял. Не сползал каплями. Просто лежал, как на любой другой промёрзшей вещи.
— Снег на ней не тает.
— Но она тёплая.
— Значит, это не обычное тепло.
Микула покачал головой, будто не хотел слышать.
— И пахнет дымом. Его дымом.
Теперь я тоже почувствовал. Едва-едва. Горькая трава, зола, овчина, тот самый въедливый дух землянки, который, казалось, успел забраться мне под кожу.
Хорошая приманка?
— А почему спутанная и вся в узлах? — спросил я.
Микула замер.
— Не трогай, — сказал я.
Микула побледнел.
— Ты не понимаешь.
— Скорее всего. Я же не волхв.
— Если дед оставил дает, надо брать.
— Если дед оставил — да. Если кто-то взял дедову нитку и завязал по-своему — нет.
— Ты всё портишь.
— Я стараюсь не сдохнуть. И не дать сдохнуть тебе.
Он вырвал плечо.
— Ты уже бросил его один раз.
Фраза ударила точно. Ниже рёбер, туда, где не было повязки.
— Микула.
— Нет. Ты боишься. Поэтому не хочешь идти.
— Да, боюсь. Это называется мозги.
— Это называется трусость.
Вот тут я мог бы ударить его снова. Не сильно. Чисто в воспитательных целях, как слишком наглого и вороватого, но полезного прораба. Но он смотрел на нитку так, будто на другом конце действительно стоял Горыня и молча звал.
А я был чужаком. С чужим телом, чужим именем, чужой войной. В чужом мире, о котором почти ничего не знал.
— Назад, — сказал я.
Микула сделал шаг к нитке.
— Не командуй мной.
— Назад.
— Ты мне не дед.
Он резко пригнулся под моей рукой и бросился между берёзками.
— Микула!
Я выругался и кинулся за ним. Тело сразу возмутилось, но я игнорировал боль.
Вдруг нитка исчезла и оказалось, что она все время висела на кусте чуть дальше березок.
Бок вспыхнул болью. Ноги не хотели разгоняться. Но Микула был мальчишкой, злым, перепуганным и лесным. Он летел между деревьями так, будто родился не от матери, а от ветра. Еще миг и нитка не на этом кусте, а на елке позади него. Может, ее перенес ветер, а может она всегда там была и мы просто ошиблись в сумерках?
Микула бросался то туда, то сюда, будто загипнотизированный красным цветом на белом снегу.
Нитка мелькала впереди: то на ветке, то на кусте, то почти у самой земли. Красные точки в сумерках. Слишком удобные. Слишком заметные ровно настолько, чтобы Микула не потерял их. Я понял это отчетливо.
Нас не догоняли.
Нас вели.
— Стой! — рявкнул я.
Микула не остановился.
Впереди лес стал слишком ровным.
Это я заметил уже на ходу и слишком поздно. Кусты исчезли. Корни ушли под снег. Белая полоса между деревьями лежала гладко, чисто, без звериных следов и сухих травинок.
Слишком чисто для леса.
Микула вылетел на этот белый край первым.
Снег под ним треснул.
Не громко. Даже буднично.
Потом белая полоса просела — и мальчишка рухнул вниз вместе с кромкой.
Крик пришёл на миг позже.
— Микула!
Я затормозил слишком поздно. Наст под ногами хрустнул. Передо мной разверзся овраг.
Глубокий. Чёрный. С крутыми стенками, обледенелыми корнями и узкой полосой воды далеко внизу. Не река даже — ручей или промоина, зажатая камнями. В сумерках дна почти не  видно, только темнота и блеск льда.
Микула не долетел до дна.
Его спасла старая берёкза, росшая боком из стены оврага. Он ударился о неё плечом, съехал ниже и повис, вцепившись обеими руками в корень. Ноги скребли по ледяной глине. Под ним было ещё саженей пять-шесть до камней и воды.
Корень хрустнул.
— Держись!
Очень умный совет. Сам бы он точно не догадался.
Микула поднял голову. На лице у него уже не было ни злости, ни гордости. Только животный ужас.
— Я не могу!
Край оврага подо мной пополз вниз.
Я отступил на шаг, бросил взгляд назад. Между деревьями красная нитка дрожала на ветру. Узел на ближайшей ветке был завязан так аккуратно, будто кто-то привёл нас сюда и теперь любовался работой.
Ладно.
Любоваться будем потом.
Я выдернул сулицу из-за спины и вогнал её в мерзлую землю под углом, рядом с толстым корнем сосны. Древко заскрипело. Не идеально. Но другого якоря не было.
Пояс. Нож. Плащ.
Руки работали сами.
Я сорвал пояс, обмотал один конец вокруг древка сулицы, второй — вокруг запястья. Корень под Микулой хрустнул снова. Он вскрикнул и прижался к стене оврага.
— Смотри на меня! — крикнул я.
Микула всхлипнул.
— Смотри на меня, сказал!
Он поднял глаза.
— Ноги в стену. Не болтай ими. И не ори.
— Я сорвусь!
— Смотри на меня!
Я лёг на живот и пополз к краю.
Снег был холодный, мокрый. Лёд под ним звенел. Каждое движение отдавалось в боке так, будто рану раскрывали тупым пальцем. Запястье, обмотанное поясом, сразу начало ныть. Не сейчас.
Край осыпался под грудью. Мелкие комья снега посыпались вниз и ударили Микулу по лицу. Он зажмурился, но корень не отпустил.
— Молодец, — выдохнул я. — Живой пока.
— Пока?!
— Не цепляйся к словам.
Я протянул руку. Не хватило. Между моими пальцами и его рукавом оставалось меньше локтя. Самое мерзкое расстояние в мире: близко, чтобы видеть, как человек падает, и далеко, чтобы его достать. Я пополз ещё.
Сулица за спиной скрипнула.
Пояс натянулся на запястье. Кожа под ним вспыхнула болью. Древко держало, но земля вокруг него уже трескалась.
Внизу правая рука Микулы соскользнула с корня. Он повис на левой. Секунду не кричал. Только смотрел на меня снизу широко раскрытыми глазами.
Потом корень под его пальцами начал медленно выворачиваться из ледяной глины.
— Руку, — сказал я.
— Не могу!
— Руку!
— Не могу!
— Можешь, потому что выбора нет.
Я видел, как у него дрожат пальцы. Видел, как ногти соскальзывают с мокрой коры. Видел, как под левой ногой осыпается ледяная глина. И ещё видел, что времени осталось мало.
Вот тут знак на груди ударил жаром.
Не как раньше. Не просто болью. Предложением. Лишний удар сердца.
Доля мгновения. Маленькая мера. Совсем крошечная. Протянуть руку чуть дальше. Успеть на один вдох раньше. Взять то, что почти уже упало.
Плата потом. Я сжал зубы. Не доверяю я всем этим вашим магиям.
Я выдохнул, сдвинулся ещё на ладонь и почувствовал, как край оврага поехал подо мной.
Теперь уже я сорвался.
Не полностью. Пояс рванул запястье назад, сулица заскрипела, корень сосны затрещал. Меня дёрнуло так, что в глазах вспыхнул белый свет. Нижняя половина тела повисла над оврагом, грудь скребла по ледяной кромке, левая рука ушла вниз.
И достала.
Я схватил Микулу за рукав.
Ткань сразу начала рваться.
— Вторую руку! — прохрипел я.
Он уставился на меня снизу, будто не понимал слов.
— Руку, щенок!
Это помогло. Микула отпустил корень одной рукой и вцепился в мое запястье. Его пальцы были ледяные, мокрые, живые.
В плече у меня что-то хрустнуло. Или показалось. Бок прострелило болью. Пояс впился в руку, знак меры взвыл так, будто в него сунули раскалённый нож.
Сулица за спиной сдвинулась.
Я услышал, как древко медленно режет мерзлую землю.
Микула тоже услышал.
— Отпусти, — сказал он вдруг.
Тихо. Совсем не как мальчишка, который минуту назад кричал от страха.
— Что?
— Отпусти. Ты тоже упадёшь.
— Заткнись.
— Я сам виноват.
— Держись крепче!
— Отпусти!
— Я сказал — заткнись! И держись!
Я начал тянуть. Не руками даже. Спиной. Плечами. Зубами. Всем, что ещё было во мне живого и злого. Мышцы Святослава не были моими старыми мышцами. Они были моложе, легче, быстрее. Но после омута, бега и меры сил в них оставалось меньше, чем хотелось. Да и изначально было меньше, чем у большого заматеревшего мужика.
Микула помогал как мог: цеплялся ногами за стену, скрёб сапогами по льду, подтягивался рывками. Один раз его нога сорвалась, и нас обоих дёрнуло вниз. Сулица сзади провернулась.
— Давай, — выдавил я. — Ещё.
— Не могу.
— Можешь.
— Не могу!
— Можешь, потому что надо! Ты или сможешь, или убьешь нас обоих!
Микула рванулся вверх. Я потянул навстречу. Рука в рукаве проскользнула, ткань треснула, ногти мальчишки врезались мне в кожу. Я поймал его уже за запястье, живое, тонкое, скользкое.
Ещё рывок. Снег осыпался нам обоим в лицо. Ещё. Край оврага треснул. Ещё.
Микула перевалился грудью на кромку и заскрёб руками по снегу. Я схватил его за ворот и потянул, уже не думая о боли. Он вылетел на поверхность, как рыба на лёд, ударился плечом, захрипел и пополз от края.
Я отпустил его только тогда, когда между ним и оврагом оказалось два шага.
Пальцы свело. Рука не слушалась. Пояс всё ещё держал запястье, сулица торчала в земле под кривым углом, а я лежал лицом в снегу и пытался понять, почему воздух такой густой.
Микула подполз ко мне.
— Ты…
— Жив? — выдохнул я.
— Да.
— Тогда не трогай меня. Я злой. На тебя.
Он не послушался. Размотал пояс, дрожащими руками отцепил его от моего запястья. Левая рука слушалась плохо. Пальцы сгибались не все. Микула это заметил. И ничего не сказал.
— Плечо, — сказал я.
— Что?
— Твоё плечо. Покажи.
— Ушиб.
— Врёшь?
Он поморщился и осторожно поднял руку. Поднял плохо. Лицо сразу стало серым.
— Вывихнул. Дед бы вправил.
— Деда нет. Но я умею.
Мне и правда приходилось это делать и даже не раз. И в молодости, и потом в армии, и в ментовке. Дело на самом деле не хитрое.
Он дёрнулся, будто я ударил. Потом опустил глаза и повернулся удобнее.
— Делай.
Я поднял его руку, приноровился и дернул, ставя сустав на место. Парень взвыл, но почти сразу успокоился, зашептав про себя что-то неразборчивое.
Через несколько минут он сказал:
— Ты не взял меру.
— Чего? — не понял я.
— Не воспользовался меткой. Не просил Числобога помочь. Хотя мог.
— Мог.
— Так почему не взял?
Я перевернулся на спину. Небо над оврагом было тёмное, тяжёлое, в клочьях ветвей.
— Не знаю, - честно признался я.
Микула сел рядом прямо в снег. Лицо у него было белое, губы дрожали, на щеке — ссадина, под глазом уже наливался синяк. Живой. Дурак. Ученик волхва, блин.
— Ты мог меня бросить, — сказал он.
— Мог.
— Почему не бросил?
Я закрыл глаза.
Можно было сказать красиво. Что дал слово. Что так правильно. Что взрослые обязаны вытаскивать детей из ям, даже если дети сами туда прыгают с радостными идиотскими криками.
Но сил на красоту не осталось.
— Не знаю, — сказал я. — Может, потому что боюсь остаться один.
Микула молчал долго. Потом неожиданно всхлипнул. Один раз. Сразу зло вытер лицо рукавом, будто слёзы тоже можно было победить упрямством.
— Нитка была дедова.
— Была.
— Я почувствовал.
— Верю.
Он посмотрел на меня резко.
— Правда?
— Правда. Но спутал ее кто-то чужой.
— Да. Значит, нужно распутывать.
Микула повернулся к красной нитке висящей на соседнем кусте. Тонкая, мокрая, безобидная. Если не знать, что за ней овраг.
Микула поднялся. Ноги у него дрожали, но он дошёл до куста. Медленно и что-то нашептывая про себя. Протянул руку. Не коснулся сразу. Поводил над ней руками и сплюнул. Потом осторожно взял нитку двумя пальцами.
— Дедова, — повторил он.
— Сможешь развязать? — спросил я. — Вон сколько узлов и запуток.
Он покачал головой.
— Нельзя развязывать чужой узел, если не знаешь, кто вязал. Можно только резать.
— Режь.
Микула посмотрел на меня.
— Ножом? Ты в своем уме?
— А чем? Я же не волхв, ты не забыл? Я в этих ваших делах вообще не шарю.
- Чего не делаешь?
- Не понимаю.
- Оно и видно… Хотя… если нож будет не мой, а потом его сразу выбросить… то…
Я протянул ему нож рукоятью вперёд. Лезвие коснулось нитки.
В тот же миг лес за нашими спинами снова замолчал.
Микула застыл.
— Режь, — сказал я.
— Он смотрит. Тот серый.
— Знаю.
— Откуда? Ты же не волхв!
— Потому что очень хочется обернуться.
Микула сжал зубы и перерезал нитку там, где она была максимально спутана.
Красная жилка дёрнулась. Не ожила, не зашипела, не вспыхнула. Просто дёрнулась, как сухожилие под ножом. Нить распалась на две части — спутанный узловатый комок и довольно плотный ровный моточек, раньше будто спрятанный в глубине этой путаницы.
Где-то далеко, или совсем рядом, хрустнула ветка. Я всё-таки обернулся. Между деревьями никого не было. На снегу за нами виднелся один след.
Один.
Без второго. Без дорожки. Без человека. Просто отпечаток босой ступни на мерзлом снегу. Микула увидел его и побледнел снова. Я сел, выдохнул и потянулся за сулицей. Левая рука сжалась плохо. Древко выскользнуло из пальцев и упало в снег. Микула молча поднял его. Проверил трещину у наконечника. Потом подал мне сулицу рукоятью вперёд.
До оврага он бы просто бросил её рядом. Я взял древко правой рукой.
— Спасибо.
Микула кивнул, не глядя на меня.
Я поднялся с трудом. Бок горел. Запястье ныло. Микула прижимал повреждённое плечо к боку, но старался делать вид, что всё нормально.
Я посмотрел на тёмную полосу леса впереди. Туда, где начинались Волчьи Ляды. Старые просеки, топкие места, тропы, из которых иногда выходит не тот, кто водил.
Микула вытер лицо, спрятал аккуратный моток к красной нитки за пазуху и поднял котомку.
— Туда нельзя. Там очень опасно, нужно обойти.
— Значит, нам туда.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
— В Лядах дороги путаются. Мы можем не выйти вовсе.
— Значит, нас там точно никто не найдет.
Микула посмотрел на меня уже иначе. Не доверял. Нет. Но прежней ненависти в глазах стало меньше.
— Нитку зачем взял? — спросил я.
Микула коснулся груди, где под одеждой лежал красный моток.
— Деду вернуть. Она уже чистая. Кстати…
Взял мой нож, которым резал узел, немного пошептал на него, разгреб снег и воткнул его в землю. Я заметил, что его лезвие уже сейчас покрывала густая ржавчина.
— Если он жив.
— Если жив.
— А если нет?
Микула посмотрел туда, где в снегу темнел один босой след.
— Тогда тому, кто вязал, покажу. Перед тем как перерезать уже не нитку.
В четырнадцать лет такие слова должны звучать смешно. Но звучали жутко.
Мы пошли прочь от оврага. Я шёл первым, потому что так было правильно. Микула — в трёх шагах сзади, потому что всё ещё злился. Но теперь, когда я сбивался на шаге, он замедлялся тоже. Не помогал. Не предлагал руку. Просто не уходил вперёд и не убегал. Для начала достаточно.
Позади оставался спутанный комок красной нитки и одинокий след босой ноги.

Глава 5 Волчьи Ляды

Я шёл первым.
Правая рука держала сулицу. Левая после оврага еще не совсем отошла. Пальцы сгибались через раз, а мышцы болели.
Микула шёл сзади, прижимая повреждённое плечо к боку и делая вид, что не прижимает.
Красная нитка лежала у него за пазухой. Микула то и дело касался груди, будто проверял не тряпку, а последнюю жилку, связывавшую его с Горыней.
— Это уже Ляды? — спросил я.
— Почти.
— Выглядят как обычный лес.
— Это они любят.
Сосны редели. На их место выходили кривые берёзы, ольха, низкие ели и пни, торчащие из снега, как обломанные зубы. Земля стала неровной: провалы, кочки, старые канавы, шрамы от вырубок. Под снегом местами булькала вода — тихо, вязко, будто земля глотала собственную слюну.
Пахло сыростью, гнилой корой, старым льдом и чем-то прелым.
— Почему Волчьи?
— Волки ходят.
— Никакого креатива, - пробормотал я.
— Не только волки, - продолжил Микула.
— Уже интереснее. А кто?
Микула посмотрел на меня так, будто решал, стоит ли объяснять человеку, зачем нужно дышать.
— Тут старые просеки. Где пень — там может быть земля. А может быть вода. Где тропа — может быть тропа. А может быть память тропы.
— Память тропы?
— След от дороги, которой уже нет.
— Если по ней пойти?
— Можно выйти не там.
— Где не там?
— Иногда — вообще нигде.
Он сказал это слишком спокойно для мальчишки, который час назад едва не вышел прямо в овраг по чужой нитке.
— Горыня тебя сюда водил?
— Один раз. До края.
— И что сказал?
— Не входить без нужды.
Я вспомнил одинокий босой след на снегу. Боряту. Омут.
— Нужда есть.
Микула промолчал.
Волчьи Ляды не сразу показали зубы. Хуже: они притворялись проходимыми. Тропа шла между пнями почти ровно. Снег лежал мягко. Впереди чернела старая просека. Вот только звериных следов не было. Ни зайца. Ни лисы. Ни птичьих лапок.
Я остановился. Микула тоже.
— Что?
— Следов нет.
Он посмотрел под ноги, дальше на просеку, потом вверх, на голые ветви.
— Лес не глухой.
— Что значит “не глухой”?
Микула слушал не ушами — как-то иначе.
— После укрывки лес нас не слышал. Закрылся. А сейчас слышит.
— И?
— Молчит нарочно… И… тут есть кто-то еще. Нюхом чую.
Я сжал сулицу.
— Серый?
Микула втянул воздух носом и поморщился.
— Нет. От серого тихо. А тут пот. Кожа. Дым. Живые.
Живые. А серый что, не живой выходит?
Я присел, будто поправляю обмотку на сапоге. На самом деле смотрел на снег. Слева у куста корка была продавлена. Кто-то наступил и пытался замести, но подмёрзший край всё равно лопнул. Выше на ветке висела серая шерстяная нитка. Справа пень был слишком чистым: снег смахнули и криво накидали обратно.
— Сколько? — едва слышно спросил Микула.
— Пока трое.
— А всего?
Он пожал плечами.
— Люди Боряты?
— Откуда мне знать? — огрызнулся пацан.
Я поднялся и сделал шаг. Потом второй. Сулицу держал так, будто почти опираюсь на неё. Хотя мне и на самом деле было трудно идти.
Из-за пней слева раздался голос:
— Княжич.
Голос был хриплый, взрослый, с ленивой насмешкой.
— Долго же ты тонешь.
Микула резко вдохнул за моей спиной.
Я не обернулся.
— Один умный человек сказал, что я не умею умирать.
Из-за берёзы вышел мужчина лет сорока. Широкий, короткошеий, с рыжей бородой. В правой руке топорик, в левой круглый щиток. На лице спокойствие, но глаза настороженные. Плохо. Такие ошибаются реже.
За ним показался худой с сулицей. Держался в стороне, на удобной дистанции. Третий стоял правее, за пнями, с луком. Четвёртого я не видел. Пятого — тем более.
Значит, трое.
— Борята передаёт поклон, — сказал рыжебородый.
— Сам постеснялся?
— У него дел много. Земля без хозяина, люди без приказа, добро без счёта. Сам понимаешь.
Память Святослава дёрнулась: Меров, двор, крики, сапоги по половицам, мать у двери, отец с мечом. Я задавил это сразу. Не время.
— Не понимаю, — сказал я. — Я мальчик утопленный. Мне простительно.
Рыжебородый усмехнулся. Лучник чуть сдвинулся. Худой с сулицей напряг кисти.
Микула прошептал:
— Слева пусто.
— Что?
— Под снегом вода. Слышишь?
— Нет.
— А я слышу.
Хороший мальчик.
Рыжебородый посмотрел на него.
— А это кто с тобой?
— Проводник.
— Волчонок Горыни, — сказал худой. — Я его видел у капища.
Рыжебородый скользнул взглядом по Микуле.
— Этого не ломать. Не хватало нам еще с волхвами поссориться.
Микула напрягся и расслабился одновременно.
— Живым тебя велено брать, княжич, - сказал рыжий. — Так что, лучше сдавайся. Хоть на своих двоих до Мерова доберешься и с целыми ребрами.
- Нести не хочется? — понял я.
Рыжий зассмеялся.
— Точно. Ты хоть и не сильно упитан, да не мелок. Сулицу брось.
— Нет.
— Тогда руки отрубим вместе с ней.
— С левой начинай. Она сегодня всё равно болит.
Рыжебородый не понял, шучу я или нет. Я тоже не был уверен.
— А мальчишку? — спросил я.
Он помолчал на полвдоха дольше, чем надо.
— Мальчишка не твоя забота.
Вот теперь стало интересно.
— А чья?
Рыжебородый не ответил. Худой с сулицей отвёл взгляд. Лучник на миг посмотрел не на меня — на Микулу. Не как на добычу. Как на вещь, которую нельзя испортить. Микула это тоже заметил. И побледнел. Эти люди боялись не его деда, а каких-то других волхвов.
— Не лезь, — сказал я ему почти беззвучно.
— Я могу...
— Можешь умереть. Они каждый в два раза тебя тяжелее.
Рыжебородый махнул подбородком.
И всё посыпалось сразу.
Худой двинулся вперёд, сулицу держал низко, наконечником в мой живот. Лучник натянул тетиву. Рыжий пошёл вбок, отрезая отход. Сзади хрустнул снег — четвёртый обходил нас по дуге. Значит, не трое.
Улица учит бить грязно. Граница — не давать себя обойти. В остальном они сходятся: благородные умирают первыми.
Я начал отступать влево. Туда, где Микула сказал “пусто”.
Худой шёл осторожно, щупая наст ногами. Рыжий заметил направление и нахмурился. Лучник выдохнул. Стрелу я не увидел. Услышал — злой свист в холодном воздухе.
Она ударила в ствол справа от Микулы, осыпав кору.
— Ниже!
Микула рухнул на колено. Худой ткнул сулицей.
Я ушёл боком. Плохо: левая рука не помогла, равновесие поплыло, наконечник распорол кафтан и чиркнул по рёбрам. Боль вспыхнула горячим светом. Рыжий в тот же миг рванулся ближе. Не ждал очереди. Умный гад.
Я отступил на полшага и специально провалил пятку в снег.
Худой увидел и решил, что я потерял равновесие. Радость мелькнула на его лице. Люди часто дохнут именно в ту секунду, когда успевают необоснованно обрадоваться. Он шагнул шире, чтобы дожать.
— Сейчас! — сорвалось у Микулы.
Я ударил не по худому. Я вбил сулицу в снег перед его ногой. Он вскрикнул и отпрыгнул в сторону. Именно туда, куда нужно. Наст проломился. Под белой коркой открылась чёрная жижа, вода, корни и грязь. Нога худого ушла вниз по колено. Он рванулся назад, но вторая поехала следом.
Древком по кисти. Раз. Ещё раз. Пальцы разжались. Его сулица выпала.
Я врезал коленом ему в лицо.
Хрустнуло. Худой ушёл в снег и воду уже без гордости, захрипел, захлёбываясь грязью, и завизжал, когда сломанный нос встретился с ледяной жижей.
Рыжий ударил сразу.Щит в плечо. Топорик снизу.
Я развернулся, принимая удар на древко. Топорик соскользнул, распорол ткань и кожу на бедре. Под штанами сразу потекло тёплое, липкое.
Неглубоко. Жить можно, артерии там нет, только сало и мясо. Хотя откуда сало уэтого тела? Еще не наросло. Лучник стрелял снова.
Почему-то в Микулу. Мальчишка дёрнулся, но больное плечо подвело. Стрела прошла над рукой, пробила котомку, развернула его, и Микула рухнул лицом в снег. Внутри у меня что-то холодно щёлкнуло.
Рыжий давил. Щит шёл вперёд. Топорик мелькал короткими рубящими ударами — видно, хорошо владеет.
Я бросил ему в лицо снег. Полной горстью. С ледяной крошкой и грязью снизу. Он ждал укола сулицей, а получил мокрую мразь в глаза. Зажмурился на полсекунды. Мне больше и не требовалось.
Древком по колену. Удар в щит — не пробить, закрыть ему обзор. Пинок в колено.
Что-то хрустнуло. Рыжий рухнул на бок, но топорик не выпустил.
Сзади скрипнул снег.
Четвёртый вышел из-за пня. Молодой. Лет двадцать, веснушки, светлые ресницы, испуганные глаза. В руках нож и дубинка. Он увидел Микулу на снегу и выбрал того, кто выглядел слабее.
— Мальца не портить! — рявкнул рыжий из снега.
Я отскочил от него и сделав вид что хочу уколоть, врезал молодому древком по горлу. Опытный бы воин на такое не повелся, но не этот. Молодой захрипел, уронил нож, схватился за шею. Я добавил концом древка в живот, выбивая воздух, потом рукоятью по затылку.
Он рухнул в снег.
Лучник начал отходить, но всё ещё держал стрелу на тетиве.
Микула, сидя в снегу, швырнул в него камень.
Плохо. Камень ушёл в сторону, но лучник моргнул, сбился, и стрела ушла выше, в ветви.
Внезапно, кто-то ударил меня сзади. Дубинкой по плечу, ближе к шее. Значит их не четверо…
Если бы попал чуть выше — всё закончилось бы коротко и глупо. Попал ниже. Боль вспыхнула белым, колени сложились, воздух исчез. Пятый был небольшим, жилистым, в огромной серой шапке.
Он занёс дубинку второй раз.
Микула закричал. Вернее, издал какой-то странный очень громкий звук.
Пятый шагнул вперёд — и снег под ним провалился.
Нет, Микула не творил чудес. Просто увидел ледяную корку возле пня раньше меня. Лёд лопнул. Нога пятого скользнула в чёрную воду почти до бедра. Он взвыл. Дубинка ушла в сторону. Я подался вперёд, схватил его за ремень правой рукой и дёрнул на себя. Он рухнул лицом вниз, выбив носом снег и кровь. Шапка слетела, обнажив бритую наголо макушку.
Я ударил локтем в затылок.  Второй раз не понадобился.
Рыжий поднимался на одно колено. Лучник уже бежал. Я подхватил нож молодого и метнул в бегущего. Плохо вышло. Правой, на усталости, с больной ногой и расколотым плечом. Нож не вошёл в спину, ударил его рукоятью в плечо и отскочил. Лучник споткнулся, выругался и нырнул между деревьями.
Плохо. Теперь Борята получит не догадки, а точное направление. Вся надежда на Волчьи Ляды и их путанную географию.
Рыжий попытался рубануть снизу. Я пнул его по кисти и наступил на топорище. Ударил древком в висок. Тяжело, со злостью, с разворотом корпуса.
Голова рыжего мотнулась. Изо рта брызнула кровь и что-то белое — осколок зубов. Он ткнулся бородой в грязную кашу и остался лежать.
Тишина вернулась не сразу. Сначала хрипел молодой. Потом кашлял рыжий, выплевывая кровь. Потом в промоине матерился худой со сломанным носом и разбитыми пальцами.
Потом где-то далеко трещали ветки — лучник уходил, ломая кусты и уже не думая ни о засаде, ни о следах, ни о своих. И только после этого Волчьи Ляды снова стали лесом.
Я стоял, согнувшись, и пытался не рухнуть рядом с побежденными.
В бедре жгло. Кровь остывала под штаниной и липла к коже. Плечо после дубинки пульсировало так, будто туда засунули уголь.. Во рту был вкус ржавчины, в глазах двоилось.
Микула сидел рядом с пробитой котомкой. Щека содрана, губа разбита, нос в грязи. Он выглядел как мальчишка, которого вытащили из драки в подворотне пока его ещё не успели убить до конца. Я таких в свое время повидал не мало.
— Цел?
— Котомку пробило.
— А тебя?
— Вроде, нет.
— Тогда переживём. Чего он в тебя то стрелял?
- Я его заморочил. Он думал я — это ты.
Он посмотрел на меня.
— Ты весь в крови.
Я глянул на бедро, на снег под сапогами, на рыжего. Крови хватало. И моей, и чужой.
Микула поднялся, покачнулся, но устоял. Непривычен парень к таким ситуациям, сразу видно.
Я подошёл к молодому, которого ударил по горлу. Он был жив: глаза выпучены, дыхание сиплое, слюна тянется ниткой. Жить будет, если не начнёт геройствовать. Я поставил колено ему на спину.
— Не дёргайся.
Он попытался.
Я чуть надавил.
— Плохо.
Он замер.
Микула увидел моё лицо.
— Что ты делаешь?
— Беру языка.
— Языка?
— Нужно же нам узнать новости. Поспрашиваю. Будет молчать — замолчит навсегда.
Микула побледнел.
Я быстро связал молодому руки его же поясом, забрал нож, дубинку, кошель и маленький сухарный мешок. У рыжего забрал ремень и топорик. Худого из промоины вытаскивать не стал. Он орал, захлёбывался и пытался выбраться сам. Шанс был. Если очень захочет — выберется. Если нет — сам виноват.
Рыжий дышал. Глубоко, с хрипом. Пятый тоже был жив, только лежал тихо, распластавшись, как выброшенная на берег рыба.
Микула смотрел на всё это широко раскрытыми глазами.
— Ты их не добьёшь?
— Пока нет.
— Пока?
— Пока.
Я потащил связанного молодого к плотному снегу у пня. Он попытался упереться ногами. Я наклонился к его уху.
— Сейчас ты будешь тихо дышать и громко отвечать. Перепутаешь порядок — накажу.
Он перестал упираться. Микула стоял рядом, сжимая нож здоровой рукой. Левая, которую я вправил, все еще была слабой.
Молодой закашлялся.
— Имя, - сказал я тихо.
Он молчал. Я подождал.
Улица учит: люди часто боятся не боли, а предвкушения боли. Погранка добавляет: если человек колеблется, не торопи словами. Торопи руками. Я замахнулся кулаком, молодой в страхе зажмурился.
— Имя.
Он сглотнул.
— Лютша.
— Кто вас послал?
— Борята.
— Дальше.
Он не понял или сделал вид, что не понимает. Пришлось объяснить. Я взял его за ушибленную руку, нашёл больное место между костями и сжал.
Лютша завопил. Микула шагнул вперёд.
— Не надо.
Я не посмотрел на него.
— Надо.
— Он же сказал - Борята.
— Он сказал то, что мы и так знаем.
Лютша дышал всё чаще.
— Кто сказал Боряте?
— Не знаю. Аааа! Пусти! Правда не знаю!
Я отпустил. Он выдохнул с облегчением. Зря. Я взял его мизинец и начал отгибать назад.
— Знаешь. Или слышал. Или стоял рядом, когда старшие думали, что ты тупой. Подойдёт всё.
— Я не...
Мизинец хрустнул.
Лютша взвыл. Воздух в горле ещё плохо проходил, но звук получился правильный. После такого, люди вспоминают быстрее.
Микула резко отвернулся.
— Человек с печатью! — выдохнул Лютша. — Был человек с печатью!
Я остановился.
— Какой?
— Не видел! Я просто коней держал! Не надо второй палец! Прошу! Пожалуйста!!!
— Где?
Парень замялся. Хрусь. Теперь у него выгнуты в неправильную сторону уже два пальца.
— В Сновске! Три недели назад. У старого двора! Не надо больше!
Сновск. Хорошо. А где это? И что за двор? Ладно с географией потом разберемся. Три недели… Значит это не спонтанный бунт. К перевороту готовились.
— Что велели?
Лютша молчал. Страх был настоящий, но не передо мной — перед тем, что он скажет вслух.
— Лютша.
Он вздрогнул.
— Если ты сейчас будешь верен тем, кто оставил тебя здесь подыхать, я расстроюсь. У тебя еще много пальцев. Есть глаза. Есть уд. Уши. И в самом конце — язык. А потом мне все равно расскажет кто-то из них, - я мотнул головой на его подельников.
Он заговорил быстро, кусками, будто выплёвывал горячие угли:
— Княжича в омут. Тело не найти. Камень на шею. Если выживет — живым. Лучше живым. До новолуния. Чтобы рода не осталось. Чтобы считать можно было.
— Что считать?
— Дворы... кровь... долги... Я не знаю, клянусь! Так говорили! Я мало что понял! Я мало слышал!
Мера. Долги. Дворы. Кровь.
Может старшего поспрашивать? Он должен знать больше. Я посмотрел на сурове бородатое лицо и понял — не скажет. Такие держатся до последнего. А у меня ни времени ни моральных сил для полноценного полевого допроса.
— Радогост? Мой отец, - пояснил я видя в глазах Лютши непонимание.
— Не видел. Не знаю точно. Но говорили - убит.
— Яромила? Мать моя.
Лютша побледнел.
— Про неё при нас не говорили.
Я молчал. Он зажмурился ожидая очередной боли.
— Только Борята потом сказал: “С ней отдельно”.
— С живой?
— Не знаю!
— С мёртвой отдельно не говорят.
— Не знаю! Он так сказал!
С ней отдельно. Это могло значить всё что угодно. Обычно всё что угодно означает плохое.
— Серый, — сказал я. — Человек в сером плаще. Он кто?
— Не наш. Не знаю.
Я взял его средний палец.
— Лютша.
— Не наш! — выдохнул он. — Правда! С Борятой он говорил! Один раз! И все! О чем — не слышал! Правда!!!
Хрусь.
— О чём?
— Ааа!!! Не знаю! Правда!
Я стал выгибать указательный палец.
— О мальце! — сорвалось у него. — О волхвёнке! Может, о нём! Но это все, я только пару слов разобрал! Честно!!!
Микула замер. Я тоже.
— Что именно? Что разобрал???
Лютша закрыл глаза.
— Серый запретил Боряте его убивать! Сказал — княжич — ваш, малец — наш!
Мир на миг стал очень тихим. Пипец. Три недели назад. Когда я еще не только не знал Микулы, но и вообще в этом мире не появился. Ох уж эти волхвы…
До этого всё было просто. Относительно просто. За мной идут, потому что я Святослав Мерович. Последний отпрыск рода, который кому-то мешает считать дворы, кровь и долги. А Микула — проводник и одновременно тело, которое нужно довести до цели живым. Случайный, временный попутчик, не более. Оказывается, тут далеко не все так однозначно.
— Повтори, — сказал я.
Лютша всхлипнул.
— Княжич ваш. Мальчик — не ваш. Так сказал. Я слышал.
Микула стоял белый, как снег.
— Почему? — спросил он.
Лютша посмотрел на него и тут же отвёл глаза.
— Не знаю.
— Врёт, — сказал Микула.
Он провёл пальцами по груди, где лежал моток дедовой нитки.
— Что ещё? — спросил я уже зеленого от боли молодого парня, которому просто не повезло угодить именно в этот поисковый отряд.
— Он сказал... — Лютша сглотнул. — Если мальчишка пойдёт в Ляды, не мешать. Ляды сами спросят. Если выберет тропу — значит, сам пошёл. Поэтому мы и пошли сюда. Остальные не поверили… не поверили что сюда можно по доброй воле…
Чужой узел. Красная нитка. Овраг. Выбор. Значит, это сделал серый.
У меня похолодело под рёбрами.
— Нас вели не сюда, — сказал я.
— Меня, — сказал Микула. — Меня вели. И все еще ведут.
Он указал рукой на что-то у дерева.
На краю просеки, за спиной Лютши, снег был чистым. Почти. У самой ольхи темнел одинокий босой след. Черты побрал эту их средневековую мистику.
Я заставил себя смотреть на пленного.
— Кто был человек с печатью?
— Не знаю! Лицо под капюшоном. Голос тихий. Борята называл его “господин”. Не по имени.
— Говор?
— Не сновский. Чище. Как при больших дворах. Может, Чернигов. Может, оттуда. Я не знаю!
Чернигов. Память Святослава шевельнулась сильнее. Пиры. Резкие взгляды. Родичи, которые улыбаются слишком искренне. Материнские пальцы на плече: не говори лишнего.
Лютша плакал беззвучно.
— В Мерове, — прошептал он, — уже твой стол делят. А кто плакал — тех быстро  молчать учат.
Пленный. Враг. Участник. Не невинный. Не случайный. Не тот очкарик с мамиными деньгами из прошлой жизни. Этот держал коней, пока договаривались убить Святослава. Этот пришёл в засаду за долей.
В расход его.
— Не становись тем, чем пахнешь, — тихо сказал Микула.
Я замер.
Нож остановился у горла Лютши. Кровь ползла по лезвию. Знак горел и ждал пищи. Лес молчал.
— Что?
— Не становись тем, чем пахнешь.
Микула стоял в двух шагах. Белый, злой, с перекошенным плечом. И сам будто испугался своих слов. Но назад их не забрал.
— Горыня сказал?
— Нет.
— Сам придумал?
— Само вырвалось.
Я убрал нож.
Лютша обмяк, будто из него вытащили все кости. Знак обжёг напоследок и стих. Я сел в снег рядом с пленным и несколько секунд просто дышал.
Один вдох. Второй. Третий.
Во рту всё ещё стоял вкус крови.
— Ты думаешь, я хороший? — спросил я.
— Нет, - ответил Микула.
— Правильно.
— Но ты можешь не стать хуже.
Я вытер нож о снег и убрал. Потом связал Лютшу крепче: руки за спину, ноги отдельной петлёй, ремень через пень. Не намертво. Но быстро он не выберется. Особенно со сломанными пальцами.
— Он выживет? — спросил Микула.
— Если очень захочет. Если подельники не бросят. Если повезет.
— А если нет?
— Значит, не судьба.
— Это почти убийство.
— Нет. Убийство — это когда режут горло. А это — шанс выжить.
Микула опустил глаза.
Мы забрали всё, что могли унести: сухари, огниво, вяленое мясо, второй нож, топорик рыжего, ремешки, флягу с кислым запахом. Я взял трофейную сулицу, от старой, треснувшей отломал наконечник и тоже его забрал. Не нужно оставлять врагу даже плохого оружия.
Рыжий застонал. Я присел рядом.
Он открыл мутные глаза. В бороде замерзала кровь, одна ноздря хлюпала, под усами висела красная слюна.
— Передашь Боряте, — сказал я, — что княжич не умеет умирать.
Он попытался плюнуть. Не хватило сил.
Волчьи Ляды не молчали. Где-то треснул лёд. Где-то опала ветка. Осыпался тяжелый снежный наст. Худой снова застонал в промоине. Лютша тихо плакал, уткнувшись лицом в снег.
Я посмотрел на рыжего, на связанного Лютшу, на кровь в снегу, на одинокий босой след у ольхи. Рыжего наказывать за невежливость не стал. Ну их всех. Пусть выбираются как могут.
Мы ушли быстро.
Не так быстро, как хотелось бы. Раненые люди плохо подходят для красивых исчезновений. Я хромал, держал новую сулицу правой рукой и старался не думать, что левая постоянно стреляет болью и когда это уже пройдет. Микула шёл рядом, не сзади. Не потому что простил. Не потому что доверял. Просто Волчьи Ляды не любили одиночек.
За спиной остались связанные, оглушённые, полузамёрзшие люди Боряты. Один убежал. Один след серого у края просеки.
Они шли за моей кровью. И одновременно за Микулой. Интересно, так просто само совпало? Или наворожил кто? С местных станется.
Дальше между пнями лежала тропа.
Она выглядела почти настоящей.
Я уже сделал шаг, когда Микула схватил меня за рукав.
— Стой.
Я замер.
— Что?
Он смотрел не на тропу. На снег у моих ног. Там, где мгновение назад не было ничего, лежала красная нитка. Тонкая. Мокрая. Спутанная. Та самая, которую Микула отрезал от мотка, который спрятал за пазуху.
Микула медленно сунул руку под одежду. Побледнел.
— Она у меня, — прошептал он и показал мне моток.
За деревьями, впереди, коротко хрустнул снег. Не за спиной. Впереди. Потом второй раз. Третий. Микула поднял голову и принюхался.
— Это не человек.
Из темноты донёсся низкий протяжный вой. Потом ему ответили справа. И слева. Микула сжал моток нитки так, что побелели пальцы.
— Волки, — сказал я.
Он медленно покачал головой. Вой повторился ближе. Микула прошептал:
— Нет. Не просто волки. Велесовы.

Глава 6 Мертвая голова

Первый волк вышел из темноты.
Огромный, серый. В свежем отпечатке его лапы темнела тонкая косая черта, будто снег там не продавили, а надрезали. Он посмотрел не на меня. На Микулу. Как на уже найденное, которое осталось только взять.
Потом хрустнуло справа. Слева. За спиной.
Волчьи Ляды перестали быть просто лесом. Они стали пастью.
Я поднял сулицу.
Микула стоял рядом, белый, с разбитой губой и больным плечом. Красную нитку Горыни он сжимал у груди, будто это была не нитка, а последняя дверь в мир, где взрослые ещё могут что-то исправить.
— Сколько? — спросил я.
Он не ответил.
— Микула.
— Много.
Из темноты вышел второй волк. Третий. Четвёртый и пятый.
Они не кидались. Не рычали. Просто выходили и занимали места. Между пнями. У старой ольхи. У промоины, где ещё недавно хрипел худой из людей Боряты. За спиной, отрезая путь назад.
Около двадцати. Может, больше. Когда тебя окружают волки, арифметика быстро превращается в молитву. Волк впереди сделал мягкий шаг.
В следе снова осталась тонкая косая черта.
Микула прошептал:
— Велесовы.
— Это я уже слышал. Что значит велесовы? Волки Велеса?
— Нет. Обычные волки. Но они не сами. Не сами пришли. Их пригали… им приказали… Велесовы. Они умеют.
— Велесовы это как  Меровичи? Фамиля такая? То есть, род?
— Да. Князья. Соседи.
— Понятно, - я кивнул, испытав какое-то болезненное удовольствие. Так и знал, что на одном Числобоге все не закончится. Хотя, тут еще Род есть, раз уж я его волхва встретил. Интересно, а сколько всего? Трое? Десять? Сто? В каждой деревне свой собственный?
Сзади кто-то застонал. Я резко повернул голову. Рыжебородый, которого я уложил древком в висок, шевелился в снегу. Лицо разбито, борода в крови, колено повреждено, но живой гад, всё-таки поднимался. Чуть дальше худой уже выползал из чёрной воды промоины. Пальцы сломаны, лицо серое, в глазах звериный ужас. Лютша лежал у пня, связанный, с распухшим горлом и покалеченной рукой. Пытался отползти, но петля на ногах держала.
Ещё один — серошапый, тот, что бил меня дубинкой сзади, — поднялся на колени и бешено тряся головой, закашлялся кровью.
Живые. Пока. Но тут уже не  все от меня зависит.
Рыжебородый увидел волков. И сразу перестал смотреть на меня как на врага. Это было почти смешно.
— Княжич, — прохрипел он.
— Что?
— Давай потом додеремся?
— Потом ты хотел мне руки отрубить.
— Потом.
Он вытащил из одежды не замеченный мною короткий широкий нож. Топорик его уже был у меня за поясом.
— Развяжи малого.
Я посмотрел на Лютшу.
— Чтобы он мне спасибо сказал?
— Не дурей, княжич. Волкам всё равно, чья кровь. Твоя, моя, мальца. Сейчас вместе стоим. Потом — как боги дадут.
Худой у промоины заорал:
— Развяжи, сука! Они нас всех порвут!
Я глянул на Микулу.
— Они всех возьмут?
Микула сглотнул.
— Да.
— Тебя снова хотят живым?
— Не знаю. Думаю, волки таких сложностей не понимают.
Я подошёл к Лютше. Он дёрнулся от меня так, будто я страшнее стаи.
— Дёрнешься не туда — добью раньше волков.
Он испуганно кивнул. Я перерезал путы, Лютша с кряхтением встал, баюкая искалеченную руку. Волки шагнули ближе. Как по команде. Все сразу. Круг сжался.
Лютша жалобно заскулил.
Микула вдруг сказал:
— Я могу попробовать.
— Что?
— Волков. Освободить.
Рыжий вскинул голову.
— От чего?
— От чужой воли.
Худой захрипел:
— Малец, если можешь — делай!
— Мне нужно время, — сказал Микула.
— Сколько?
— Не знаю.  Я не делал такого.
Серый волк впереди опустил голову. Сделал шаг. Вожак. Боже, да он просто огромный! Разве бывают такие волки? Или в этом мире, такие как раз и бывают?
— В центр, — сказал я Микуле.
— Что?
— В центр. Садись, становись, ложись. В позу лотоса скрючивайся, не знаю что тебе нужно! Но делай своё непонятное. А мы будем делать свое, простое.
— Простое?
— Не дать тебя сожрать.
Рыжий коротко хохотнул, сплюнул кровью.
— Слышали, псы Боряты? Княжич командует.
Худой поднялся, подобрал палку от сулицы. Серошапый нашёл свою дубинку. Лютша сидел у пня, связанный, с выпученными глазами.
— Нож не дам.
— Я...
— Камень возьми.
Он взял камень. Одной рукой.
Рыжий встал справа от меня. Худой — слева. Серошапый чуть позади. Микула опустился на колени в центре, положил перед собой красную нитку и обе ладони.
Волки пошли. Сначала трое.
Первый ударил по худому. Тот встретил сулицей, но рука не держала. Волк ушёл под удар, вцепился ему в бедро и дёрнул на снег. Худой заорал. Рыжий шагнул и ударил ножом зверю в шею. Не добил, но заставил отпустить.
Второй бросился на меня.
Я ткнул сулицой в пасть, получил удар лапой по древку, сулица вылетила из рук и я понял, что так скоро останусь и вовсе без оружия.
Волк прыгнул снова. Я бросил ему в морду снег с грязью и кровью. Он моргнул. Мне хватило. Топорик рыжего вышел из-за пояса и ударил снизу. По челюсти. Кость хрустнула. Волк отскочил, мотая башкой, а я едва удержался на ногах.
Третий шёл на Микулу.
Серошапый бросился наперерез. Хорошо бросился. Молча, по-деловому, как человек, который понял: потом может не наступить. Дубинка ударила волка по морде. Зверь вильнул, зубы клацнули у самого плеча Микулы, и тут же второй волк ударил серошапого сбоку.
Не укусил. Сбил. А потом уже укусил. В горло.
Серошапый забился ногами, снег под ним сразу стал красным. Микула дёрнулся.
— Не смотри! — рявкнул я.
— Он...
— Делай! Ну то!!! Что делаешь!
Микула зажмурился и положил ладони на нитку. Он начал шептать. Слов я не разобрал. Не заклинание. Не молитва. Скорее спор ребёнка с закрытой дверью.
Рыжий зарезал волка, который держал худого. Он навалился на зверя всем весом, давил, резал и хрипел, пока волк не перестал рваться.
Худой отполз, оставляя тёмную полосу.
— Встать можешь? — спросил я.
— Пошёл ты...
— Значит, можешь.
Он встал.
Волки ударили второй раз. Теперь сразу пятеро. Вот тут бой кончился и началась работа мясника. Не было красивых движений. Только зубы, снег, пар, кровь и чужие тела, которые лезут к твоему горлу. Я рубил топориком по мордам и лапам. Не убить — остановить. Не остановить — хотя бы сбить прыжок. Один волк схватил меня за рукав и рванул; ткань пошла, кожа под ней тоже. Я ударил его лбом в нос, почувствовал, как что-то хрустнуло — у него или у меня, не понял.
Рыжий стоял рядом, матерился сквозь кровь и резал всё, что подходило близко. Он держался лучше, чем должен был. Злой был. Злость иногда заменяет суставы. Но ненадолго. В каждый рукав вцепилось по три зверя, еще один прыгнул сзади, заваливая бородача в снег.
Худой упал третьим.
Волк прыгнул ему на грудь. Худой успел всадить сулицу зверю в бок, но второй волк взял его за лицо. Крик оборвался сразу. Даже хорошо. Некоторым смертям крик только мешает.
Лютша ударил камнем волка по лапе.
Бесполезно.
Но храбро.
Зверь повернул к нему морду. Я метнул топорик.
Плохо. С усталости, одной рукой, через плечо рыжего. Но попал обухом в бок волчьей головы. Волк пошатнулся, и Лютша отполз к Микуле, бормоча что-то похожее на молитву, хотя до этого я не замечал в нём набожности.
Микула шептал громче. Красная нитка под его ладонями лежала на снегу. Снег вокруг неё таял тёмной кашей. Мальчишка дрожал всем телом, но ладоней не убирал.
Волки начали выть. Не по одному. Вместе. Один длинный вой через двадцать глоток. Микула согнулся, будто звук ударил его под рёбра.
— Не ваши, — прошептал он.
Я едва услышал.
— Не ваши...
Вожак поднял голову. В его глазах не было злости. Там было чужое внимание. Кто-то смотрел через зверя. На Микулу. На нитку.
На нас всех, стоящих в крови.
Серошапый уже не двигался. Худой тоже. Лютша плакал у пня и всё равно держал камень. Рыжий хрипел рядом, нож в его руке ходил всё медленнее.
И тут знак меры на моей груди дрогнул. Серошапый умер рядом. Худой умер рядом. Два волка умерли рядом, хотя их смерти Числобогу были почти не интересны. Смерть была вокруг. Не воспоминанием, не возможностью. Она парила в воздухе тёплой кровью, хрипом, последним дёрганьем лап.
И знак пил. Не спрашивал. Не просил. Просто пил. Мир изменился.
Волк прыгнул на меня — и вдруг его полет стал медленнее.
Нет не он замедлился, а я ускорился. Между его движением и моим ответом появилась лишняя доля. Маленькая. Почти смешная. Но в драке это возможность выжить.
Я ушёл под прыжок и ударил ножом в брюхо. Волк пролетел мимо, распахнув себя о лезвие. Рыжий приподнялся и прохрипел:
— Что это было?
— Не знаю.
Я врал. Я знал. Смерть рядом стала платой. Как мне там говорили? По древне нему договору? Или уговору? А, да пофиг!
Ещё один волк бросился на Лютшу. Я успел. Просто успел. В обычном режиме — не успел бы. В этом — легко. Шаг, разворот, нож в шею, толчок плечом. Зверь рухнул на бок.
Лютша смотрел на меня снизу вверх.
Теперь он боялся уже не волков. Правильно. Я тоже начинал себя бояться.
Микула закричал:
— Не трогайте их!
— Кого?! — рявкнул рыжий.
— Волков!
— Да пошёл ты! - Рыжий ударил ножом очередного зверя в морду.
Микула зажмурился сильнее.
— Не ваши! — крикнул он. — Не по крови! Не по кости! Не по зову! Отпустите!
Вой дрогнул.
Один волк остановился посреди прыжка. Не красиво, а почти комично. Просто его тело вдруг забыло, что должно делать. Лапы пошли не туда. Он рухнул в снег, закувыркался, вскочил, мотнул головой и заскулил. Другой волк отступил. Третий развернулся к вожаку и оскалился. Вожак зарычал.
И в этом рыке я услышал не зверя. Человеческую злость. Далеко, за лесом, кто-то чужой тянул поводок. Микула тянул обратно, но мальчишка был слабее. Но чужие были далеко, а волки здесь.
— Ещё чуть-чуть, — прошептал Микула.
Его качало. Кровь брызнула из носа и закапала на нитку. Его плечи дрожали. Ладони, кажется, примерзали к снегу.
— Ещё чуть-чуть.
На ногах из людей Боряты остался только рыжий. Лютша был жив, но не боец. Серошапый мёртв. Худой мёртв. Рыжий хрипел.
Рыжий встретил очередного зверя ножом, но сил уже не было. Волк вцепился ему в плечо, повалил. Я шагнул, ударил ножом в пасть, провернул. Зверь дёрнулся и отпустил. Рыжий поднялся. Как — не знаю. Колено не держало. Руки разорвано. Лицо серое, половина скальпа содрана. Но поднялся.
— Сука, — сказал он волку.
Вожак коротко завыл. Как приказ. И стая дрогнула. Волки отступили на шаг. Потом ещё. Не все. Несколько раненых ещё кружили, рычали, не понимая, куда делась рука, которая держала их волю.
Микула поднял голову. Глаза у него были почти пустые.
— Сейчас уйдут, — сказал он. — Не бейте. Они уйдут.
Рыжий за моей спиной сделал вдох.
Будто кто-то резко потянул его за невидимый ошейник. Я услышал это раньше, чем понял. В драке учишься слышать вдох перед ударом. На улице. На границе. В подъезде. В лесу. Разницы мало.
Рыжий бросился не на волка. На меня.
Руки у него были широкие, тяжёлые. Он ударил сзади, обхватил мою шею и дёрнул. Профессионально. Шею ломать он умел. Перед глазами вспыхнул снег. Воздух исчез.
— После, значит, — прохрипел я.
Он не ответил. Только давил. Пальцы впились под челюсть, локоть встал на затылок. Ещё рывок — и моё новое тело останется в Волчьих Лядах, а Всеволод Георгиевич Туманов отправится выяснять, умеет ли Числобог возвращать дураков дважды.
Правая рука с ножом была зажата. Левая не слушалась. Ноги скользили.
Рыжий был почти мёртв, но почти — мерзкое слово. Иногда в нём помещается слишком много силы. Я откинул голову назад. Попал ему в лицо. Он хрюкнул, но не отпустил. Я ударил пяткой по его колену и он зарычал. Давление на шею стало сильнее.
Мой мир сузился до чёрного круга. Тогда я сделал то, что делают не герои, а те, кто хочет жить. Или не умеет правильно умирать.
Повернул голову и вцепился зубами ему в ухо. До хряща. До крови. До крика. Насколько смог с зажатой шеей дернул челюстью.
Рыжий взвыл и на миг ослабил хватку. Мне хватило.
Я вывернулся вниз, ударил затылком ему в подбородок, нож нашёлся в руке сам. Или знак помог. Или смерть вокруг. Уже не знаю. Я ударил под рёбра. Рыжий хрипнул. Второй удар. Он попытался снова схватить меня. Третий.
Тело рыжего навалилось на меня тяжёлым мешком. Горячая кровь пошла по моей руке. Один глаз у него был разбит, второй смотрел зло и удивлённо.
Как будто он сам не понял, зачем бросился.
— Борята... велел... — прошептал он.
— Борята много чего тебе велел.
— Не... он...
Кровь пошла у него изо рта.
И тут знак меры раскрылся. Не нагрелся. Не кольнул. Раскрылся, как пасть.
Жизнь рыжего вошла в меня ударом. Будто кто-то вбил в грудь кол, полный огня. Я задохнулся. Пальцы скрючило. Зубы сжались так, что хрустнуло в челюсти. Мир на миг стал красным, белым, чёрным — и слишком медленным.
Силы было много. Неправильно много. Не как от смерти рядом. Не как от чужого конца, который знак слизнул с воздуха. Я убил сам. И взяв его смерть, передал Числобогу. По древнему уговору. А за это, Числобог отдарится… отдарится чем??? Временем?
Этого хватит бы не на лишний удар сердца. На настоящий откат. Как тот, что позволил мне выбраться из омута. Я чувствовал это так же ясно, как чувствовал вкус крови рыжего во рту.
И хуже всего — я понял, как получить ещё. И стать почти бессмертнеым.
Рыжий умер на мне. Я столкнул его в снег. Вокруг стало тихо. Слишком тихо. Волки ушли.
Пока я дрался с рыжим, стая растворилась между деревьями. Остались только следы, кровь, парящие трупы и вожак у дальней ольхи. Он посмотрел на Микулу. Потом на меня.
На мёртвого рыжего. И ушёл. Без воя. Без угрозы. Просто растворился среди ветвей, будто его и не было.
Микула стоял на коленях посреди круга крови. Красная нитка лежала перед ним чёрной мокрой змейкой. Он смотрел на меня. Не на волков.
— Ты его взял, — сказал он.
Я вытер рот рукавом. На рукаве осталась кровь и кусок чего-то тёмного. Мочка уха. Я стряхнул его в снег.
— Он пытался сломать мне шею.
— Ты его взял.
— Да.
— Теперь ты сильнее.
— Да. Нет. Но могу стать быстрее. Или, наоборот замедлить врага. Или стрелу. Или падающий на голову камень. Иногда скорость полезней силы.
Лютша всхлипнул.
Он сидел у пня, камень всё ещё в руке. Волк успел задеть его бок, но неглубоко. Жить будет. Если повезёт.
— Вставай, — сказал я.
Он не двинулся.
— Вставай, пока я добрый.
Он шатаясь встал.
Микула вдруг обернулся.
— Там.
У промоины кто-то хрипел.
Я пошёл туда. На снегу лежал худой.
Я был уверен, что он мёртв. Ошибся. Лицо разворочено, грудь разодрана, живот прижат обеими руками, словно он пытался удержать внутри себя то, что давно решило выйти. Но глаза были живые.
Плохие глаза. Те, которые уже видят край.
Он сфокусировался на Микуле.
— Волхвёнок...
Микула присел рядом и тут же побледнел.
— Я не могу.
— Чего? — спросил я.
— Помочь ему. Я... я не знаю как.
Худой усмехнулся. Кровь пошла пузырём у губ.
— Тут... никто... не знает.
Я сел на корточки рядом.
— Говори быстро.
Он посмотрел на меня. Взгляд был мутный, но злость в нём ещё жила.
— Ты... княжич?
— Сегодня уже да.
— Борята...
Он закашлялся. Микула дёрнулся, хотел помочь, но не знал чем. Худой схватил его за рукав.
— Слушай. Малец. Не он... не сам...
— Кто? — спросил я.
— Борята. Не сам.
Лютша у пня замер. Я медленно повернул голову.
— Что значит — не сам?
— Глаза... были не его. После Сновска. После... человека с печатью.
— С какой печатью? Ты ее видел?
Худой сглотнул кровь.
— Белая кость... на чёрном воске. Птица или баба с крыльями... не знаю. Старшие сказали: моров знак.
Микула резко поднял голову.
— Моровичи?
Худой посмотрел на него почти с благодарностью.
— Они. Моранины. Наследники Мораны. Борята до того ругался. Пил. Боялся. Но не хотел… Велесовичи дали много серебра. Но Борята жадный… Захотел награды с двух концов. Но он не хотел…
— Не хотел чего?
— Княжича... в омут. Медленно велели. Не резать. Не душить сразу. В воду. С камнем. Чтобы смерть сама дошла. Чтобы Морана успела взять. Он не хотел… Хотел быстро.
Холод прошёл по спине. Не от ветра. Меня не просто убивали. Меня кому-то передавали. Моране. Это еще что за чертяка такая?
— Потом пришёл человек с печатью, — прохрипел Ратша. — И серый был. Не вместе. Рядом. Борята вышел другой. Тихий. Сказал: “Камень на шею”.
Он не договорил. И не надо было.
— Почему раньше молчал? — спросил я.
Худой улыбнулся.
— А ты... не мне... пальцы ломал. А парень не знал…
Справедливо. Ненавижу, когда умирающие бывают правы.
— Родители есть? — спросил Микула вдруг.
Худой не понял.
— Что?
— Твои. Кому сказать?
Он посмотрел на мальчишку и в лице его что-то дрогнуло. Нет, не раскаяние. Поздно для раскаяния. Просто человек вспомнил, что он не всегда был гнидой.
— В Селищах... за Мерянкой. Отец — Дорофей. Мать — Устинья. Скажи... что Ратша...
Он закашлялся. Значит, не худой. Ратша. Имя у человека всё-таки было.
— Скажи... волки. Не говори... что в омут ходил. Мать... не надо.
Микула сглотнул.
— Скажу.
Ратша сжал его рукав сильнее.
— Добей.
Микула отдёрнулся.
— Нет.
— Добей, волхвёнок.
— Я не...
— Лесом не дотащишь. Живота нет. Муччится буду до ночи… потом все одно подохну. А ночью встану. Или волки вернутся. Или он...
Ратша посмотрел на меня.
— Только не… не он.
— Что не он? — спросил Микула.
Ратша смотрел только на него.
— Не княжич. Он... возьмёт. Я видел. Рыжего взял.
Микула замер.
— Душа портится, — прохрипел Ратша. — Когда смерть... в плату. Не хочу туда. Не к нему. Ты... чистый ещё.
Микула побелел. Я хотел сказать, что он ошибается. Не сказал. Потому что не был уверен. После рыжего внутри меня всё ещё горела чужая жизнь. Сладкая. Грязная. Удобная. Она просила действия. Просила смысла. Просила потратить её правильно.
Например, откатить время. На несколько минут. Вернуться к началу боя. Спасти Микулу от крови. Спасти рыжего. Спасти серошапого.
Потом убить кого-нибудь ещё. Взять ещё. Снова все исправить. Думаю, тут какая-то ловушка. Не стоит злоупотреблять, пока не разобрался. Да и потом не стоит.
— Нет, — сказал Микула.
Ратша закрыл глаза.
— Тогда... я сам...
Он попытался дотянуться до ножа у моего пояса. Не смог.
Микула отвернулся.
— Я не убийца.
— Он просит тебя, - мягко сказал я. — Не убить. А избавить от мук.
— Я не могу!
— Можешь.
— Ты не знаешь!
Я наклонился к нему ближе.
— Знаю. Все могут. Просто некоторые недостаточно хотят.
Он замолчал. Я показал на Ратшу.
— Если это сделаю я, я его возьму.
— Не бери.
— Не могу. Оно само так получается
Микула смотрел на меня так, будто я ударил его. Может, и надо было.
— Это не милосердие, — прошептал он.
— Милосердие. Просто грязное.
— У милосердия не должно быть ножа.
— Скажи это хирургам.
- Кому?
- Не важно. Потом объясню. Он страдает. У него кишки по снегу разборосаны.
Ратша застонал.
И от этого Микулу передёрнуло сильнее. Я протянул ему нож рукоятью вперёд.
— Под это рёбро. Вверх. Быстро. Не пили горло. Не мучай. Приставь нож и резко ударь кулаком по рукояти.
Микула взял нож. Руки у него дрожали так, что лезвие ходило из стороны в сторону.
— Я не смогу.
— Сможешь.
— Если промахнусь?
— Я рядом.
— А если...
— Микула.
Он посмотрел на меня.
— Он уже умирает. Ты не смерть ему даёшь. Ты убираешь лишнюю боль. Ты же будущий волхв. Должен понимать такие вещи.
Микула заплакал. Без звука. Просто слёзы текли по грязному лицу, оставляя светлые дорожки.
Ратша открыл глаза.
— Малец...
Микула опустился рядом.
— Скажу Дорофею и Устинье, — прошептал он.
Ратша попытался кивнуть. Не смог.
— Скажу, что волки.
— Спасибо...
Микула ударил.
Ратша выдохнул. И всё. Никакого света. Никакой музыки. Только тело стало телом. Микула отпустил нож и отполз назад, будто тот был раскалённый.
Я ждал, что знак потянется к смерти. Он дрогнул и слизнул немного. Совсем чуть-чуть. Оно и ясно, убивал же не я.
— Я убил, - деревянно сказал Микула.
— Да.
— Он сам просил.
— Да.
— От этого лучше?
Я посмотрел на мёртвого Ратшу. На его развороченный живот. На Микулу.
— Ему — да.
— А мне?
Я не нашёл хорошего ответа. Поэтому сказал правду:
— Потом узнаешь.
Он отвернулся. Лютша тихо плакал у пня.
Я подошёл к нему.
— Ты слышал?
Он кивнул.
— Борята после Сновска стал другим?
Лютша сглотнул.
— Я... я не знаю.
Я взял его за ворот.
Он всхлипнул.
— Не знаю! Клянусь! Ратша старше был. Он ближе стоял. Я только коней держал. Но... да. После того двора Борята молчал. Не пил. Не ругался. Смотрел так, будто слушал кого-то.
— Кого?
— Не знаю!
Я отпустил. На этот раз поверил.
Мы обобрали трупы. У мёртвых не спрашивают разрешения. Особенно когда живым их вещи нужнее. Нашли огниво. Два кошеля — серебро, медь и костяные жетоны, зачем-то нужные людям Боряты. Три фляги: вода, кислое пойло и почти пустая. Мешочек соли. Немного сухарей. Вяленое мясо в промасленной тряпке. Иглу. Нитки. Ремешки. Второй нож, кривой, но крепкий.
Лук мы тоже взяли.
Не тот, с которым ушёл лучник, а короткий запасной, притороченный к вещам серошапого. Стрел было мало, тетива подмокла, а стрелять толком не умел никто. Но может пригодиться, хотя лишняя тяжесть мешала.
Я примотал его к котомке. Пусть будет. В лесу всё, что может убить зайца, уже полезно. Эх, лучше бы калаш. Угу и вертолет.
Потом настало самое мерзкое. Головы.
— Зачем? — спросил Микула.
Голос у него был пустой.
— Чтобы не встали.
— Они могут?
— Ты сам слышал: Моровичи.
Он посмотрел на тела.
— Дед говорил... если моровая кровь рядом, мёртвого нельзя оставлять целым.
— Вот и не оставим.
Полноценных похорон не получилось бы даже у добрых людей. А мы добрыми не были. Земля промёрзла. Руки тряслись. Лопат не было. Сил — ещё меньше. Поэтому мы нашли старую промоину, где вода под снегом ушла глубже, и начали таскать тела туда.
Лютша помогал. Не из благородства. Я сказал, что если не поможет, ляжет рядом. Иногда воспитание бывает и таким.
Тела были тяжёлые. Мёртвые всегда тяжелее живых. Серошапого пришлось тащить за ноги. Ратшу — аккуратнее, потому что Микула смотрел на волочащиеся по снегу кишки. Рыжего тащили втроем. Ухо его осталось где-то в снегу. Да и ладно, не искать же его. Не всё обязательно хоронить.
Волков мы не трогали. Микула запретил.
— Они не сами, — сказал он.
— Они на нас напали.
— Их гнали.
— Меня тоже много кто гнал. Это не всегда оправдание.
— Для них — оправдание.
Спорить с мальчишкой, который только что убил человека из милосердия, было глупо. Я не стал. Головы я рубил сам. Топорик плохо подходил. Нож ещё хуже. С первого удара не получалось. Кость твердая. Шея — не верёвка. Топорик — не мясницкий тесак и не колун. Маленький и легкий. Когда рубишь мёртвому голову не на плахе, а в снегу, всё становится некрасивым: волосы, хрящи, кровь, мерзлая ткань, мокрая шерсть воротника. Руки по локоть в крови.
Микула сначала отворачивался. Потом перестал.
Серошапого и Ратшу мы столкнули в промоину. Головы — следом. Засыпали снегом, ветками и мерзлой землёй, которую удалось наковырять ножом. Мало. Плохо. По-свински.
Но лучше, чем оставить их просто так.
Последним оставался рыжий.
Тело я уже столкнул вниз. Голова лежала на краю промоины, бородой в снег. Я собирался сбросить её следом, когда Микула сделал над телами короткий знак Рода.
— Он враг был, — сказал я.
— Был.
— А теперь?
— Теперь просто мёртвый человек.
Я кивнул
Я нагнулся за охапкой веток. И тут за спиной хрустнул снег. Я обернулся сразу. Промоина лежала тихо. Ветки не шевелились. Снег не проседал.
Только голова рыжего теперь лежала иначе. Лицом к нам. Глаза ее были открыты.
Микула тихо выдохнул:
— Ты же...
— Отрубил, — сказал я.
Лютша издал тонкий звук. Не крик даже. Так пищит заяц в силке. Потом он бросил ветки, попятился и сорвался с места.
— Стой! — рявкнул я.
Он не остановился. Побежал между деревьями, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь. В темноту. В Ляды. К Боряте. К волкам. Куда угодно, лишь бы не здесь.
Ну и черт с ним. Лучник все равно ушел. Теперь у Боряты будет два вестника.
Губы мёртвого дрогнули. Голова захрипела, а потом я услышал голос. Не рыжего. Не человеческий. Без интонаций. Сухой, чужой, страшный.
— Мерович проснулся.
Микула попятился.
Я поднял топорик. Голова улыбнулась одними мёртвыми губами.
— Для вас всё только начинается, — прошептал голос. — Смерть уже пошла за вами. И будет идти, пока не нагонит.

Глава 7 Двуликий идол

Мы ушли из Волчьих Ляд не сразу.
Сначала я столкнул голову рыжего в промоину. Она ударилась о мерзлую ветку, перевернулась лицом в снег и наконец заткнулась. Хоть за сапог цапнуть не попыталась и то слава богу.
Микула стоял рядом и смотрел на свои руки. Пальцы дрожали. Нож он держал неправильно, слишком крепко, будто боялся: отпустит — и тот сам опять найдёт чьё-нибудь ребро.
— Отдай, — сказал я.
Он моргнул.
— Что?
— Нож.
Микула посмотрел на лезвие и протянул мне рукоятью вперёд. Я убрал нож за пояс.
— Идём.
Мы пошли.
Лес после бойни не стал тише. Просто я стал слышать больше: ветки, снег, воду под настом, собственное дыхание.
И чужую жизнь внутри себя. Рыжий умер, а часть его осталась во мне. Не душа. Не память. Не голос. Сила… нет, не правильное слово. Не знаю как назвать, в русском языке нет подходящего. Мера? То что мне отмерили за его убийство. То чем можно платить за… за чудеса? Все не то, все не так. Ну, не мана же?
Грязная, горячая, удобная. Она сидела внутри тихо. Не кричала. Не просилась наружу. Просто была.
Я чувствовал: можно потратить. На боль. На скорость. На лишнюю долю мгновения. На откат на несколько минут назад.
Достаточно, чтобы исправить ошибку. Достаточно, чтобы сделать новую. Достаточно, чтобы потом снова искать, кого убить, чтобы исправлять уже её. Людоедская мера. И Числобог — людоед. И хочет превратить в людоеда меня.
Микула шёл впереди, потом сбился с шага и пропустил меня. Сделал вид, что споткнулся. Я заметил. Он заметил, что я заметил. Дальше шли молча.
Через полверсты Микула остановился.
— Если я буду умирать рядом с тобой...
Он не договорил.
И не надо было.
— Не хочу, — сказал я.
— А если придётся?
Честный вопрос.
Ненавижу честные вопросы. На них врать труднее.
— Лучше не умирай. Мне твой дед этого не простит.
К рассвету Ляды начали редеть. Деревья стали ниже, под снегом чаще звенела вода, впереди потянуло сыростью.
Микула поднял голову.
— Река.
— Надеюсь, без омута.
Он не понял шутку. И правильно. Шутка была плохая.
Мы вышли к воде, когда небо только серело. Река не замёрзла до конца. Несколько дней, видно, стояла оттепель: у берегов лёд держался мутной коркой, а середина жила — тёмная, быстрая, с ленивыми складками течения. Местами вода парила. Лёд у кромки потрескивал, будто кто-то под ним шевелил пальцами.
Я остановился. Вода пахла холодом, железом и памятью. Теперь я знал: меня топили не потому, что ножа не нашлось. Нож был. Люди были. Верёвка была. Им нужна была не просто смерть.
Им нужна была дорога, по которой смерть придёт сама.
— У воды моровым легче? — спросил я.
Микула посмотрел на реку.
— Дед говорил: вода помнит, кого забрала.
— Как мне обрыдли эти ваши волховские присказки…
Пить из реки напрямую Микула не дал. Нашёл место, где из берега сочилась тонкая жила, заставил набрать воды там. Потом долго слушал воду, будто та могла донести чужие шаги.
Шаги донеслись без воды. Сначала крик. Потом стук дерева. Потом из-за верхнего поворота выплыл плот.
Большой, широкий, связанный из толстых брёвен. На нём стояли трое мужиков с баграми. В серых кафтанах, в шапках, с широкими плечами и такими лицами, с которыми не спрашивают, хочешь ли ты работать, а трудоустраивают сразу, причем до смерти.
За первым плотом шёл второй. Потом третий. Потом ещё.
Река несла строевой лес вниз. Не свободно и не лениво — по живой середине, между ледяными кромками. Артель спешила, пока мороз не сомкнул воду. Мужики работали баграми без передышки, отталкивали брёвна от льда, ругались, били по сучьям, чтобы связка не пошла боком.
Значит, где-то выше рубили. Где-то ниже принимали, перевязывали, держали у берега, гнали дальше. А между ними ходили люди с баграми, топорами и совсем без личной жизни. Откуда ей взяться то у артели лесорубов?
На третьем плоту сидел человек без шапки. Волосы смерзлись в сосульки, губы были синие. Он держал багор двумя руками и не поднимал головы. Рядом стоял артельщик и лениво постукивал кнутовищем по сапогу.
Не бил. Пока не требовалось. Мне хватило, я понял все.
Иногда порядок рассказывает о себе лучше любого крика. Мы лежали в кустах, пока плоты проходили мимо.
— Артель, — шепнул Микула.
— Вижу.
— Ниже становище будет. Где изгиб или узкое место. Там плоты держат.
— Опасные?
Он посмотрел на меня так, будто я спросил, мокрая ли вода.
— Такие люди чужие руки считают добычей.
— Рабство?
— Кабала, долг, “поработаешь до весны”, “потом отпустим”. Слова разные.
— А конец один.
— Почти всегда.
— Лучше не проверять.
Мы не проверяли. Мы пошли вверх по течению. Не потому что там было легче. Легче как раз было бы вниз: река сама тянула туда всё живое и мёртвое. Но ниже было артельное становище. А я уже достаточно нагляделся на людей, которые смотрят на человека и видят не лицо, а пользу.
Становище осталось ниже, но рубки тянулись вверх по реке. Между ними шли волоки, тропы, кострища, места, где точили топоры, где снег был утоптан десятками ног. Два дня мы то спускались к воде, то уходили в лес, то ползли через кусты, обходя артельные следы.
Один раз увидели мальчишку лет тринадцати с охапкой хвороста. На шее у него была верёвка. Не толстая. Даже не привязанная ни к чему.
Просто верёвка. Чтобы помнил.
Микула сжал зубы.
Я положил ему руку на плечо.
— Нет.
Он не посмотрел на меня.
— Его держат.
— Нас тоже держат. Просто поводки разные.
Он скинул мою руку.
Но не пошёл.
Костров мы не жгли. Дым у реки видно далеко. А артельщики были людьми практичными: если дым есть, значит, у дыма кто-то греется. Если кто-то греется, значит, у него есть руки, спина и, возможно, вещи.
Мы ели сухари, вяленое мясо и запивали водой.
На третий день лук стал почти другом. Короткий, кривой, с подмокшей тетивой. Стрел мало, перья обтрепались. Стрелять толком не умел никто. Но голод хороший учитель.
Первую стрелу я пустил в кусты. Заяц, ради которого всё затевалось, даже не испугался правильно. Просто лениво отклонился в сторону и убежал.
Микула проводил его взглядом.
— Ты хотел попасть?
— Нет. Предупредить остальных зайцев, чтоб не лезли.
Он хотел усмехнуться, но не смог. Второй раз получилось. Не красиво, не как в ино. Стрела вошла неглубоко, зверёк долго бился и верещал почти как обиженный ребенок. Я добил ножом.
Микула отвернулся.
— После Ратши всё выглядит иначе? — спросил я.
Он молчал.
Я снял шкурку кое-как, испачкался по локти и отдал ему кусок.
— Есть хочешь?
Он кивнул.
— Тогда не делай вид, что жареное мясо никогда не было сырым.
— Я молчу, потому что, если начну говорить, меня вырвет.
— Тоже дело.
Ели, отрезая сырую зайчатину очень маленькими кусочкам. Здесь главное — не пытаться жевать. Можно запивать каждый кусочек, чтобы легче шел. Как таблетку. Тогда не так противно. Но все равно много не съели. Просто утолили остры голод и все.
Оставшееся мясо подкоптили позже, когда ушли от артельных следов ещё на день и нашли низину под обрывом. Огонь был маленький, злой и почти без дыма. Грел плохо. Зато напоминал, что мы ещё люди, а не два зверя в промерзшем лесу.
К вечеру четвёртого дня река стала шире.
И мир — человеческим.
Сначала пошли покосы под снегом. Потом старые копны. Потом рыбацкие жерди у воды. Прорубь, затянутая тонкой коркой. Длинный причал для лодок с привязанными долбленками, еще не вытянутыми на берег до весны. Следы саней. Навоз у дороги. Плетни. Поля, уходящие под белую ровность.
Деревня была рядом.
А значит, рядом были хлеб, соль, крыша. И люди. Последнее было и хорошо и плохо сразу.
Первую чёрную ленту мы нашли на иве у дороги. Она висела тихо, примерзшая концом к коре. Ниже, на той же иве, был вырезан светлый знак — круг с лучами, выкрашенный белой глиной.
Микула остановился.
— Белобожий знак, — сказал он. — А над ним чернобожья лента. Так не ставят.
— Может, местные любят равновесие.
— Это как утром молиться солнцу, а ночью платить тому, кто его гасит.
— Может, они хитрые.
— Нет. Они больные. Нельзя сразу обоим.
Дальше знаков стало больше. На жерди у проруби — белая птица, вырезанная почти детской рукой. На обратной стороне той же жерди — обожжённая щель, похожая на рот с зубами. У плетня — светлые нитки и чёрные узлы. Над воротами первой избы — белый круг, а под порогом, если присмотреться, вмёрзшая в лёд чёрная куриная лапа, опутанная волосами.
— Уходим? — спросил Микула.
Я посмотрел на дым над избами, следы скота, крыши и собственные потрескавшиеся руки.
— Сначала посмотрим.
Деревня встретила нас не вилами, а хлебом и солью.Буквально.
К нам вышли трое мужиков и старуха в тёплом платке. Старуха несла кусок ткани на котором лежал пусть и не каравай, но вполне себе хлеб. Ржаной и безумно вкусный на вид и запах. Мужики держали топоры не как оружие — как люди, которые шли работать и прихватили привычное. Старуха оглядела нас с ног до головы, задержалась взглядом на Микуле.
— Из лесу?
— Из лесу вестимо, - сказал я. Но цитаты ожидаемо никто не узнал.
— Раненые.
— Немного.
— Голодные?
— Ещё как.
Мужики переглянулись.
Один, бородатый, с добрым широким лицом, сказал:
— Заходите. У нас путника не гонят. Особенно зимой.
Слишком правильно сказал. Но желудок поверил раньше головы.
Нас завели в избу. Тёплую. С запахом каши, дыма, кислого молока, овчины и людей, которые не бегут несколько суток от волков, мертвецов, Моровичей и собственной души.
Я едва не упал у порога от нахлынувшего счастья и облегчения. Старуха цокнула языком.
— В баню сначала.
— Мы не против еды до бани.
— В баню.
Баня уже была истоплена. Это я отметил. Микула тоже. Странно. Повезло, они кого-то ждали, или у них всегда так?
Нас отмывали почти как покойников. Старуха командовала через дверь, двое парней приносили воду, чистую одежду и какие-то мази. Старую одежду забрали сразу.
— Высушим, — сказал бородатый.
— Вернёте?
— А куда она вам такая? Новую дадим. Простую, но крепкую.
Одежда и правда была крепкая. Серая, простая, сухая. На внутреннем шве моего кафтана я нашёл чёрную нитку. Одну. Тонкую. Я выдернул её и бросил в щель между досками. После клубка Микулы у меня к ниткам настороженное отношение.
— У меня тоже, — сказал Микула.
— Выдерни.
— Уже. Сразу. Не думал, что и у тебя есть, а то бы сказал.
В избе нас кормили кашей, рыбой, хлебом и кислым молоком. Сами хозяева почти не ели. Сидели рядом, улыбались, спрашивали, откуда мы, куда идём, не видели ли волков.
Дети смотрели из-за печи. Молча и серьезно. Ни один не засмеялся, и никто не шалил.
На вопрос о чёрных лентах и белых знаках бородатый ответил:
— Так у нас положено.
— Кем?
— Старшими.
— А старшим то положил?
Он улыбнулся шире.
— Боги.
Микула кашлянул и уткнулся в миску.
Больше я не спрашивал. Нас уложили в боковой клети. Дали шкуры, тёплую лавку, кувшин воды. Изба дышала теплом. Тело провалилось в него, как в болото. Я думал, что не усну. Уснул сразу.
Проснулся от того, что знак меры слушал. Не болел. Не жёг. Именно слушал. Где-то рядом смерть ставили на счёт. Он это чувствовал и хотел урвать свой кусок.
Я открыл глаза. В клети было темно. У печи не скрипели половицы. За стеной не кашлял хозяин. Не шептались женщины. Не сопели дети.
Изба была пустой. Микула уже сидел на лавке.
— Тоже слышишь? — спросил я.
— Не слышу. Чувствую.
— Что?
— Нитки натянули.
Эти волховские прибабахи сидели уже в печенках. Но может, он просто не мог объяснить лучше? Как я не мог объяснить что такое мера и как она работает или ощущается. Мы вышли без шума. Дверь не была заперта. Нас не держали. Значит, либо не боялись, либо… Либо что? Впрочем, не боялись в любом случае.
На улице деревня стояла тёплая, тёмная и мёртвая. Дым из труб ещё шёл. Собаки молчали. В окнах не было огня. Зато за деревней, у края поля, горели костры.
Мы пригнулись и пошли огородами, вдоль плетней, мимо сараев и поленниц. Снег скрипел предательски. Один раз в хлеву шевельнулась корова, тяжело вздохнула и снова затихла.
За последним сараем начинался вытоптанный круг.
Капище.
Днём его не было видно от деревни. Просто холм за полем, несколько старых деревьев, снежный бугор. Ночью там собралась вся деревня.
Все. Мужики. Бабы. Старики. Дети. Те самые дети, которые днём молчали за печью, теперь стояли в первом ряду. И снова молчали.
В центре круга возвышался двуликий идол.
С одной стороны — светлое лицо. Почти доброе. Широкие спокойные глаза, мягкая улыбка, резные лучи вокруг лба. Белая глина в трещинах дерева. С другой стороны — чёрный злобный оскал. Трещины густо замазаны углем.
Под светлым подбородком повязана чёрная лента. Как ошейник. Под черным — белая лента. Такой вот деревенский ин-янь.
Костры горели перед светлым лицом.
Потом дерево скрипнуло.
Идол поворачивался стал поворачиваться вокруг своей оси. Сам. Если конечно под землей, в подвале не сидел специальный человек, который и крутил бревно.
Идол поворачивался медленно и тяжело. С оглушительным противным скрипом.
Светлое лицо отворачивалось от огня. Как человек, который не хочет видеть, но всё равно знает, от чего именно отворачивается.
А к кострам выходил чёрный оскал. Микула рядом со мной перестал дышать.
— Чернобог.
— А днём?
— Белобог.
— Договорились и поделили деревню?
— Не должны.
— Может они — один и тот же? Просто… ну… - я не знал, как быстро объяснить Микуле кто такие шизофреники.
— Тут все не совсем так… - шепнул Микула.
У идола стояла деревянная чаша. В ней лежали зёрна, клочок шерсти, детская прядь и что-то тёмное, похожее на запёкшуюся печень. Дневные просьбы и ночные долги в одной посуде.
Вот оно, равновесие. Не между добром и злом. Между урожаем и тем, кого за него отдадут.
У костра на коленях стоял человек. Руки связаны за спиной. Лицо разбито. Тёмные волосы прилипли к виску. На груди маленький крест. Грек или ромей, в таких тонкостях я пока не разбирался. Он шептал что-то на чужом языке. Не просил. Не выл. Не торговался. Просто шептал упрямо, будто каждое слово было камнем, который он клал между собой и страхом.
Над ним стоял волхв. Не старый дед с посохом, а широкий, низкий, с бритой головой и чёрной полосой через лицо. В руках он держал молот. Тяжёлый, деревянный, с железными обручами на бойке.
Явно не для ковки. Таким удобно выбивать мозги из черепа стоящего на коленях человека.
— Его сейчас убьют? — спросил я.
Микула ответил не сразу.
— Нет. Не совсем.
— А что? Просто попугают и отпустят?
— Отдадут.
Слово было знакомое. Меня тоже не убивали, а отдавали. Моране. Теперь этого человека отдавали другому голодному богу.
— Уходим, — сказал Микула.
Я повернул голову.
— Что?
— Уходим. Это чужие боги. Чужая плата. Дед говорил: не лезь между чужим богом и чужим долгом.
— А дед говорил, что делать, если платой делают человека?
Микула сжал зубы.
— Мы не сможем.
— Возможно.
— Там вся деревня.
— Вижу.
— Ты ранен. Я после волков устал.
— Знаю.
— Тогда зачем?
Я посмотрел на связанного грека. На молот. На детей в первом ряду. На светлое лицо идола, отвернувшееся от костра.
— Потому что я уже был на его месте.
Микула закрыл глаза.
— Ненавижу тебя.
— Потом ненавидь. Не сейчас.
— Нет. Сейчас.
— Сейчас тоже можно. Но помогать всё равно придётся.
Он выдохнул сквозь зубы.
— Как?
План был плохой, зато быстрый.
— Я уведу толпу.
— Чем?
— Оскорблю их бога.
Микула посмотрел на идола.
— Какого?
— Обоих. Чтобы никому не было обидно.
— Тебя разорвут.
— Поэтому побегу быстро.
— Ты хромаешь.
— Это придаст ситуации... остроты.
Он не улыбнулся.
— А я?
— Режешь верёвки. Забираешь грека. Бежите к реке. Там лодки. Помнишь?
Микула задумчиво кивнул.
— Волхв останется.
— Постарайся, чтобы он не остался стоять.
— Я не буду убивать.
После Ратши это было важно.
— Не убивай.
— А если придётся?
— Тогда решай по ходу дела.
Молот у костра подняли выше. Пора. Я выпрямился и пошёл к кругу. Первые головы повернулись не сразу. Люди смотрели на идола, на волхва, на грека. Потом меня заметила девочка лет восьми. Она не закричала, а просто молча указала пальцем. Это было жутко. Тогда повернулись остальные.
Я вышел на свет костров, поднял руки и сказал громко:
— Эй, хозяева! А у вас Чернобог сам не жрет? Обязательно кормить нужно как младенца обоссанного?
Тишина стала плотной.
Волхв с молотом повернул голову. Даже связанный грек поднял разбитое лицо и усмехнулся. Едва заметно. Одним окровавленным краем рта. Живой еще, значит.
Я пошёл дальше.
— Или Белобог днём милостыню собирает, чтобы ночью братца кормить? Хорошо устроились. Днём светлые и добренькие, ночью темная падаль. Сами-то, как друг друга не перегрызли еще?
Кто-то зашипел, кто-то охнул.
Бородатый хозяин, кормивший нас кашей, вышел из ряда. Лицо у него больше не было добрым.
— Молчи.
— А то что? Этот пенек выкопается и за мной попрыгает, наказывать?
Я шагнул к идолу. Теперь зашевелились и забурчали все.
Я подпрыгнул, схватил чёрную ленту под светлым лицом и рванул.
Ткань не поддалась сразу. Была завязана крепко, с мокрым узлом, примерзшим к дереву. Пришлось дёрнуть двумя руками. Боль вспыхнула в плече. Лента сорвалась, и светлое лицо осталось без чёрного ошейника. Другого лица я не видел, но лента оказалась общей, с одной стороны белая, с другой — черная.
Крестьяне ахнули. Я показал им ленту высоко подняв над головой.
— Это ваше равновесие? Тупая идея.
И швырнул её в костёр. Вот это точно была тупая идея.
Пламя вспыхнуло зелёным, а крестьяне побежали ко мне с перекошенными лицами и сжатыми кулаками. Я развернулся и рванул между сараями. За спиной ревели. Хорошо. Качественно я их разозлил, теперь бы ноги унести. Бегите за мной, родимые.
Я нёсся через огороды, цеплял ногами плетни, падал, вскакивал, снова бежал. Один раз кол просвистел совсем рядом с ухом. Второй раз серп зацепил рукав. Я бросил горсть снега в лицо ближайшему мужику и свернул к баням.
Один из парней догнал меня у банного сруба. Молодой, быстрый, с вилами. Он ударил прямо и тупо, как копейщик-новичок. Я ушёл боком, ухватил древко, ударил его лбом в переносицу и толкнул в снег. Не добивал. Не из милосердия. Времени не было.
Сзади уже бежали ещё трое.
Силы внутри метки шевельнулись. Можно было взять долю. Ускориться. Но пока все шло и так не совсем плохо.
Уже у сараев я оглянулся и увидел: у костра что-то мелькнуло. Молот поднялся, но не в руках волхва. Низко и неловко. По-мальчишески. Потом костер закрыли бегущие.
За деревней начиналась тропа к реке. Я ушёл не сразу туда, а дал круг через хлевы, чтобы толпа не поняла, где встреча и дать время Микуле. Пару раз крикнул ещё что-то про Чернобога, Белобога и их противоестественные личные отношения. Слова вышли грязные, но действенные. Один мужик так разозлился, что врезался плечом в сарайный угол.
Когда я наконец скатился к берегу, лёгкие горели, бедро почти не держало, а в боку кололо так, будто там поселился маленький злой кузнец.
Лодки стояли у воды.
Три долблёнки и две широкие рыбацкие привязаны к кольям. У берега тонкий пока лёд, дальше тёмная вода.
Микулы и грека не было. По плану, они уже должны были отвязать лодку и разбить вокруг нее лед. За спиной приближались голоса.
— Микула, — прошипел я.
Никого.
Я перерезал первую верёвку. Потом вторую. Выбрал широкую лодку — не быструю, зато не перевернётся от первого чиха. Оттолкнул нос, ломая тонкий слой льда. Я уже думал, что придется уходить самому, и как потом выручать Микулу. И будет ли кого выручать. Может озверевшие деревенские прибьют его сразу, на месте.
Треск. Шаги. Микула выскочил из темноты, таща за собой связанного грека. Тот двигался плохо, но сам. За Микулой по снегу волочился молот.
Микула не нёс его — тянул за рукоять, оставляя кривую борозду. Лицо у мальчишки было такое, будто он сейчас бросит и молот, и грека, и весь этот мир.
Но не бросил.
— Быстрее! — рявкнул я.
— Сам знаю!
Грек споткнулся у самой воды. Я схватил его за ворот и швырнул в лодку. Микула прыгнул следом. Молот бросил на дно, лодка жалобно качнулась.
— Зачем молот?!
— Потом! Он не простой!
Я оттолкнулся багром. Лёд у берега треснул. Лодка скребанула днищем, дёрнулась и вышла на тёмную воду.
Течение сразу подхватило нас.
Вниз.
Туда, откуда мы несколько дней уходили пешком. К артели и плотам. К людям с баграми, которым я совершенно не хотел попадаться.
Первые деревенские вылетели к берегу через несколько вдохов. Бородатый хозяин, раньше такой добрый и вежливый, заорал:
— Назад! Назад, псы!
Я помахал ему рукой и широко улыбнулся.
В деревне ударили железом по железу. Раз. Второй. Через пару секунд - третий. Вероятно, условные сигналы.
На берегу вспыхнули новые огни. Послышался плеск весел.
— Они пойдут за нами, — сказал Микула.
— Да.
— Их много.
— Я заметил. И что? Если бы было мало, ты бы всех убил?
Грек на дне лодки закашлялся. Руки у него всё ещё были связаны. Я перерезал верёвки. Он сел, поморщился, коснулся креста на груди и сказал на ломаном, но понятном русском:
— Леонтий.
— Это имя или кашель?
Он посмотрел на меня одним заплывшим глазом.
— Имя.
— Грек?
— Ромей.
— Мне сейчас не до географии.
— Спасибо. Я думал уже все. Призывает Господь к престолу милостью своей.
Я усмехнулся. Избитый, связанный, почти принесённый в жертву, а всё туда же. Одно слово — миссионер.
— За что тебя?
— За проповедь.
— Удачная была?
— Судя по молоту — как раз в тему.
Микула сидел напротив, тяжело дышал. На щеке у него была кровь. Не его, кажется. Руки тряслись.
— Волхв? — спросил я.
— Жив, — сказал Микула.
— Жаль.
Леонтий хмыкнул.
— Твой мальчик ударил его молотом.
— Не мой мальчик.
— А чей?
— Свой собственный. Нам просто по пути.
Микула тихо сказал:
— Он почти разбил мне голову. Я резал верёвки, а он услышал. Молотом ударил в землю рядом. Если бы не он...
Парень кивнул на Леонтия.
Грек пожал плечом и тут же поморщился.
— Руки связаны были, не ноги. Я упал ему под колени. Мальчик ударил.
— И не добил?
Микула сжал кулаки.
— Я уже поднял молот. Он лежал. Голова рядом. Ударить было легко.
— И?
— Рука не пошла.
Леонтий покачал головой.
— Рука пошла. Ты сам ее остановил. Своим желанием. Я вижу в тебе искру Господню.
Микула отвернулся.
— Я уже убивал недавно.
— И что? — спросил Леонтий. — Главное, тебе это претит. А при крещении все старые грехи будут смыты.
— Хватит, - сказал я резко. Еще здесь мне этого опиума для народа не хватало. Насмотрелся и наслушался на попов еще в своем мире. Еще в детстве, когда мама… впрочем, сейчас не важно.
Грек хотел ответить, но промолчал. Умный. Или просто сил не было спорить.
За нами на воду выходили лодки. Одна. Вторая. Пятая. Потом я перестал считать. И откуда столько? У причала было меньше.
— Что у них за деревня? — спросил я, гребя коротко, чтобы не задеть льдину.
Леонтий сплюнул кровь за борт.
— Днём кланяются светлому бесу. Ночью — тёмному.
Микула вскинул голову.
— Белобог не бес.
— Бес, - Леонтий коснулся креста. — Для меня всякий бог, который принимает кровь связанного человека, не Бог, а бес.
Микула замолчал. Не согласился, но замолчал.
— Они правда верят в обоих? — спросил я.
— Они верят в плату. Белое лицо даёт урожай, детей, солнце, добрый день. Чёрное берёт то, что задолжали за все это.
Лодка ударилась о льдину. Я оттолкнул багром. Течение потянуло нас быстрее. Берег пошёл назад. Деревня — тоже. Но погоня не отставала.
Деревенские гребли зло. Кто-то кричал. Кто-то бил багром по воде. На носу первой лодки стоял бородатый хозяин с топором.
— Они не отстанут, — сказал Леонтий.
— Знаю.
Микула посмотрел на тёмную воду впереди.
— Догонят ведь…
— Нет, - сказал я. — У меня есть план.

Глава 8 Река и лес

Микула хотел спросить какой, но лодку ударило боком о льдину, и разговор кончился. Днище скрежетнуло так, будто кто-то провёл ножом по зубам. Леонтий схватился за борт, Микула — за молот, я — за весло. Река несла нас вниз.
За спиной кричали деревенские. Их лодки шли следом, чёрными щепками на тёмной воде. В первой стоял бородатый хозяин с топором — тот самый, который ночью кормил нас кашей и улыбался, будто хлеб сам родился у него в руках от переизбытка доброты.
Теперь он орал:
— Верните плату!
Голос у него был сорванный, злой, почти испуганный. Вот и вся доброта. Плату. Не человека.
Леонтий поднял разбитое лицо.
— Они не отстанут.
— Пока не отстают, — сказал я. — Есть разница.
Река сужалась. По краям лёд держал воду, как челюсти. Впереди, за мутной полосой тумана, стучали брёвна. Артель была там, ниже, у изгиба: плоты, багры, люди с кнутовищами и привычкой считать чужие руки добычей. А между нами и артелью вода вдруг стала другой. Ломаной.
— Топляк, — сказал Микула.
Я увидел: поваленные деревья, коряги, полузатопленные брёвна. Одни лежали поперёк течения, другие торчали из воды чёрными рёбрами. Между ними река билась, шипела, крутилась, затягивала пену под лёд. Где-то там были проходы. Узкие. Тёмные. Неправильные.
Сзади деревенские приближались. Впереди ждал коварный топляк.
— Обходим? — спросил Микула.
— Не успеем.
— Тогда нас разнесёт.
— Нам повезет, - уверенно усмехнулся я.
Леонтий перекрестился.
— У вас тут так все решения принимаются?
— Только удачные.
Я направил лодку к тёмному разрыву между стволами. Микула побледнел.
— Левее.
— Там бревно.
— А правее коряга.
Мы вошли в топляк.
Сразу стало тесно. Вода дёрнула лодку, ударила в бок. Слева скользнул мокрый ствол, справа торчали сучья, похожие на пальцы утопленника. Я оттолкнулся веслом. Дерево подалось, но не туда. Лодку крутануло.
— Левый борт!
Леонтий навалился, Микула ударил молотом по торчащему суку. Сук треснул, но лодку уже тянуло боком. Полузатопленное бревно я увидел слишком поздно. Днище налетело на него с глухим, тупым звуком. Лодка встала, на одно мгновение, потом перевернулась.
Холод ударил так, что мысли рассыпались.
Меня протащило под лодкой. Что-то ударило по плечу. Я открыл рот и хлебнул тёмной ледяной дряни. Сверху мелькнули стволы.
Микула был рядом. Глаза открыты, волосы липнут к лицу, рот в беззвучном крикке. Его тянуло под брёвна. Леонтий бился дальше, цеплялся за перевёрнутый борт, но течение крутило его как тряпку. Я попытался плыть к Микуле. Не смог, вода оказалась сильнее.
В старой жизни я боялся не воды. Я боялся лежать неподвижно и ждать, пока за тебя решат, жить тебе дальше или нет. А здесь тело билось, тянулось, рвалось — и всё равно проигрывало. Свобода движений оказалась не спасением, а только более честным способом подохнуть. Но я плохо умею умирать.
Сучья царапнули лицо. Запястье застряло между ветками. Я дёрнулся. Боль вспыхнула белым. Воздуха не осталось. И тут я увидел проход. На три локтя правее того бревна.
Там вода не пенилась. Не билась. Шла ровной тёмной жилой между двумя стволами. Если бы я вошёл туда под другим углом, лодку бы протянуло.
Если бы. Любимое слово покойников. Внутри шевельнулась сила рыжего. Тёплая даже в ледяной воде. Я понял, что могу. Не просить у времени. Не торговаться. Заплатить Числобогу тем, что уже украл.
Я потянулся к чужой жизни внутри себя.
И потратил.
Мир рвануло назад. Откат. Всего на пару минут, но этого хватит.
Вода ушла из лёгких, но вкус остался. Удар днищем ещё не случился, но тело уже помнило, как ломается о холод. Леонтий снова сидел на дне лодки. Микула снова держался за молот.
А впереди был тот топляк.
Микула резко повернул голову ко мне. Будто почувствовал. Конечно, почувствовал, зараза маленькая.
— Ты...
— Молчи.
Я вывернул весло вправо.
Лодка пошла не в тот проход, куда я вёл её сначала, а в узкую тёмную жилу между стволами.
— Там же... — начал Микула.
— Там можно.
— Откуда ты знаешь?
— Подсмотрел.
Леонтий посмотрел на нас обоих.
— Что?
— Держи борт, ромей.
Он хотел спросить ещё, но топляк вошёл в нас зубами.
Я толкнул лодку под углом, пропустил левый ствол почти вплотную, ударил веслом по коряге, дал течению развернуть нос и в последний миг пригнулся: мокрая ветка просвистела над головой.
Микула вскрикнул, но  не от страха. От понимания. Леонтий выругался на своём языке.
Лодку протянуло между брёвнами. Днище чиркнуло, но не встало. Правый борт ударился о сучья. Я услышал треск, но не смертельный. Нас бросило вперёд, потом влево, потом вода вдруг стала шире и спокойнее.
Мы вышли. Микула сидел белый. Леонтий обернулся назад.
— Что произошло?
— Мы прошли.
Микула прошептал:
— Нет.
— Что значит “нет”? — нахмурился Леонтий.
— Мы тонули.
— Я не тонул.
— Потому что он заплатил.
— Чем? Кому?
Я не ответил. Еще начнет сейчас снова о бесах разглагольствовать.
Первая деревенская лодка вошла в топляк слишком прямо. Они видели, как прошли мы, но не видели, куда именно я повернул. Нос перескочил через подводный ствол, днище ударило, лодку развернуло. Вторую, шедшую следом, понесло прямо на неё.
Крик. Хруст. Люди посыпались в воду.
Третья лодка резко отвернула и врезалась боком в лёд. Остальные сбросили ход, заорали, начали тянуть своих баграми и веслами. Бородатый хозяин стоял в первой уцелевшей лодке и смотрел на нас.
Далеко, но я всё равно видел его лицо. Он понял, что мы не просто убежали. Мы заставили реку съесть часть его людей.
— Они спасают своих, — сказал Леонтий.
— Это не долго. Потом они продолжат погоню.
— Ты знал, что так будет?
— Я знал, где не утонем мы. О том что будет с ними — нет.
Плыли долго. Руки налились болью. Плечо горело. Лёд цеплял борт. Вода плескала на ноги, и каждый раз казалось, будто река пытается забрать недоданное.
Светало.
Туман стал серым, потом грязно-белым, потом из него начали проглядываться берега.
Сначала редкие вырубки: чёрные пни под снегом, волоки к воде, сломанные ветки, следы полозьев. Потом берег стал весь изрезан работой: брёвна в штабелях, кострища, навесы, люди.
Вот и она родимая. Артель.
С берега заорали:
— Эй! К берегу!
— Чья лодка?!
— Куда прёте, псы?!
На берегу ударил гонг. И берег ожил.
Из-под навесов полезли мужики: кто с баграми, кто с топорами, кто с верёвками. Будто они прямо спали со своим любимым инвентарем. Несколько лодок уже стояли у воды. Дальше виднелись плоты, связанные в широкую чёрную стену. Между ними вода была, но не для нас. Там знали каждый сучок, каждый трос, каждый проход. Мы — нет.
Слева темнела стена срубленных и очищенных от веток стволов. Справа белела ледяная кромка другого берега. Между ними оставалась узкая вода, и в эту воду лезли все: мы, артельщики, обломки, чужие руки.
На плотах уже бросали верёвки. Кто-то орал, чтобы держали нижний конец, кто-то материл нас, деревенских, лёд, реку и, кажется, собственную мать.
— Дальше не пройдём, — сказал я.
Сзади снова показались деревенские лодки. Хорошо, а тоя уже стал боятся, вдруг все перетопли. Смешно, бояться, что враги, которые хотят тебя жестоко убить, сгинули под льдом, но такое иногда тоже случается.
Они тоже увидели артель и поняли, что я их сюда заманил, раньше, чем я надеялся. Бородатый хозяин поднял руку, что-то крикнул своим. Деревенские начали разворачивать лодки против течения.
Не захотели знакомиться.
Но артель уже ударила в гонг.
Артельщики не любили, когда от них уходят. Неважно кто. Деревенские, беглые, чужие, свои. На воде все становились добычей, если у тебя хватало лодок и людей.
Семь артельских лодок пошли за деревенскими.
Две — за нами.
— На тот берег, — сказал я.
— Там лёд, — сказал Леонтий.
— Тут враги. Они берут в рабство и заставляют работать. Даже лиц духовного звания, поедставляешь?
— Убедил.
Я повернул лодку поперёк течения. Это было глупо. Но оставаться на середине было ещё глупее.
Первая артельская лодка догнала нас быстро. Люди в ней знали реку. Не дрались с водой, как я, а работали вместе с ней. На носу стоял рыжий мужик с багром и без шапки. Лицо красное, глаза весёлые.
— К берегу! — заорал он. — Или сами вытащим!
— Попробуй!
Он попробовал.
Багор вцепился в наш борт.
Лодку дёрнуло так, что Леонтий едва не вылетел. Я ударил веслом по древку — бесполезно. Второй артельщик зашёл сбоку. Ещё один багор вгрызся в борт. Нас стали подтягивать.
— Микула!
Он уже держал чернобожий молот.
Тяжёлый, чужой, с железными обручами на бойке. Молот, которым должны были разбить голову Леонтию. Орудие платы.
Микула смотрел на молот с отвращением. Слишком тяжело для его рук. Он со всего маху, через плечо, ударил по багру. Дерево не просто треснуло. Взорвалось щепой.
Артельщик выругался и отшатнулся. Микула вскрикнул, будто удар пришёлся по нему. Молот опустился в лодку, и мальчишка согнулся, хватая воздух ртом.
— Ещё!
Вторая лодка уже прижимала нас сбоку. Микула поднял молот снова. Медленнее. Несмотря на холод, по его лицу крупными каплями тек пот. Ударил по борту чужой лодки.
Я ожидал треска. Получил хруст, будто ломали кость. Доски разошлись. Вода хлынула внутрь чужой лодки. Один артельщик упал, второй попытался удержаться за наш борт. Леонтий ударил его веслом по лицу. Неумело, но от души. Тот ушёл в воду.
Микула закашлялся. Сильно. Так, что на губах показалась розовая пена. Плохо. Что ж его так кроет? Или… чернобожий молот непростой? Разбивает все, но вытягивает силы?
Третьего удара быть не должно было.
Но первая лодка снова цепляла нас. Рыжий без шапки тянул багром, улыбаясь уже без веселья.
— Бей!
Микула, как во сне, поднял молот. Он ударил. Багор сломался. Заодно треснул нос артельской лодки. Рыжего бросило вперёд, он ударился грудью о борт и повис на руках.
Микула закачался, уронил молот в воду и сам рухнул вслед за ним. Прямо в ледяную воду.
— Микула!
Леонтий прыгнул первым.
Без мысли и молитвы. Просто прыгнул. Черная вода с мелкими льдинками сомкнулась над обоими.
Молот пошёл вниз сразу. Чёрный боёк мелькнул под водой и исчез. Ну и черт с ним. На миг мне показалось, что вода вокруг него стала темнее, но может и правда просто показалось.
Не всякое оружие надо беречь только потому, что оно помогает. Молот, которым разбивали головы жертвам, штука страшная даже в моем мире. А уж в этом, от таких веще стоит держаться подальше.
Рыжий артельщик всё ещё висел на нашем борту. Я ударил его веслом по пальцам. Он зарычал, но не отпустил. Тогда я достал нож. Первый палец, уже перебитый, отлетел легко. Второй — хуже. Рыжий заорал и сорвался в воду. Другой артельщик попытался ухватиться за корму. Я полоснул по кисти. Ещё один крик. Ещё одна смерть рядом, пока человек в тяжёлой одежде уходил под ледяную воду и пытался понять, почему рука не держит.
И сила пришла. Не вся. Не как от рыжего в Лядах. Гораздо меньше. Я не знаю как ее измерить, не в микрочернобогах же, но чувствовал, что смерть рядом и смерть от моей руки, метка впитывает и оценивает по разному.
Леонтий вынырнул у борта, хрипя, одной рукой держась за край, другой — за ворот Микулы. Мальчишка был белый, глаза закрыты, волосы прилипли к лицу.
— Тащи!
Я схватил Микулу под мышки и втянул в лодку. Леонтий залез сам, тяжело, как мешок мокрой земли.
— Жив?
Леонтий приложил ухо к груди Микулы.
— Пока да.
Он посмотрел на меня. Увидел кровь на ноже и на борту. Пальцы, плавающие в воде. Мои глаза, наверное. Ничего не сказал. Странно. А как же не убий? Проповеди сегодня не будет?
Мы ударились о ледяную кромку другого берега. Лодку развернуло, днище треснуло, но это уже все равно. Я вытолкнул Микулу в снег, потом Леонтия, потом выбрался сам. За спиной орали артельщики.
Деревенские лодки уходили против течения, но теперь за ними шли артельные. Где-то между плотами и льдом кто-то бил по воде багром. Кто-то тонул. Кто-то цеплялся за брёвна. Кто-то кричал про мать. Кто-то про богов.
Мы ушли в лес. Сначала почти ползком. Потом шагом. Потом тем, что называют шагом только потому, что падение каждый раз откладывается на следующий шаг.
Микула кашлял. Сначала редко. Потом чаще. К полудню его трясло. К вечеру он уже не спорил, когда я подставлял плечо. Это было хуже любой брани. Пока мальчишка ругается, он живёт. Когда молчит — дело дрянь.
Леонтий хромал, но держался. Иногда шептал молитву. Не громко. Не для нас. Для себя или для того, кто, по его мнению, слушал.
— Он простыл, — сказал я, когда Микула в третий раз согнулся от кашля.
Леонтий потрогал его лоб.
— Он горит.
— Вода ледяная была.
— И молот был не простой.
Микула открыл мутные глаза.
— Не говори... как дед.
— Я говорю как человек, который видел, как простая палка с набалдашником ломает лодку, будто скорлупу.
— Это был не Чернобог, — прошептал Микула.
— Хорошо, — сказал Леонтий. — Значит, тебе хреново не от него, а от какого-то другого беса. Это важно сейчас?
Микула попытался показать ему неприличный жест, но сил не хватило.
Мы шли весь день. Без нормального огня. Без сухой одежды. Лес к вечеру стал плотнее. Снег под ногами посерел. Ветки висели низко. Птиц не было. Даже вороны молчали. Микула вдруг поднял голову.
— Не туда...
Голос был хриплый.
Я остановился.
— Что?
— Лес пустой там, где должен шуметь.
— Он весь пустой.
— Нет.
Он сглотнул и закашлялся.
— Там ждут.
Через десять шагов мы увидели серого. Нет, не увидели. Сначала поняли, что он уже был там. Возможно, всегда, с самого сотворения мира. Серый плащ. Серый снег вокруг. Точнее, снег был белый. Просто рядом с ним всё казалось потерявшим цвет. Следов под ним не было, будто он тот самый эльф из фильма… как там его… не помню как зовут, никогда не любил фэнтези.
Леонтий прищурился.
— Кто это?
— Проблема.
Серый смотрел не на меня. На Микулу.
— Устал, ученик?
Голос был тихий, но услышали все. Микула выпрямился. Попытался, но получилось плохо.
— Не твой.
— Пока.
Я шагнул вперёд, закрывая его собой. Серый перевёл взгляд на меня.
— Ты тратишь чужую смерть, чтобы держать то, что тебе не принадлежит, - глухо сказал серый. — Отойди.
— А ты пришёл читать мораль?
Я не видел рта под тенью капюшона, но понял, серый улыбается.
— Ты думаешь, что выбираешь меньшее зло. Это не так. Ты самстановишься злом.
Микула закашлялся так, что я почувствовал, как его тело задергалось и согнулось в ужасном приступе.
Серый сделал шаг. Снег не хрустнул.
Микула вырвался из-под моей руки, опустился на колено и прижал ладонь к корню старой ели.
— Нет! — прохрипел он чуть слышно. Совсем не громко. Но лес услышал.
По снегу пошла тонкая трещина. Не вглубь — по насту, а кругом. Ветки над нами дрогнули. Воздух стал гуще, будто между нами и серым натянули мокрую ткань. Микула задышал тяжело и хрипло.
— Не... тропа...
Серый остановился. Не потому что не мог идти дальше. Потому что смотрел, сколько мальчишка еще выдержит.
Микула закашлялся На снег упали тёмные капли. Круг дрогнул.
Серый наклонил голову.
— Тебе не дойти с ним. Иди со мной.
— Дед… сказал… с ним, — выдохнул Микула.
Круг лопнул. Без звука и киноэффектов. Просто стало пусто. Микула упал бы лицом в снег, если бы Леонтий не успел подхватить его за плечо. Грек встал перед ним. Его ноги дрожали. Одежда мокрая, губы синие. На груди маленький крест. Очень маленький, почти смешной. Леонтий начал молиться.
Я ждал грома. Света. Я бы уже не удивился, если бы прилетел ангел и огненным мечом порубил серого на кусочки. Вот до чего дошло.
Хотя бы чего-нибудь полезного, что можно потрогать, спрятать за пазуху и потом предъявить следующей твари: вот, мол, у нас тоже есть козырь. Ничего такого не было. Леонтий просто начал молиться.
Серый впервые посмотрел на него внимательно.
— Чужой бог далеко, ромей.
Леонтий поднял крест. Рука его тряслась.
— Но слышит. Он всегда и все слышит.
Серый молчал. Лес вокруг тоже. Потом снег между ним и Леонтием начал темнеть. Не весь. Узкой полосой. Будто кто-то пытался провести тропу — и не мог. Леонтий говорил дальше. Я не понимал слов. Но видел, что ему трудно. Каждое слово выходило из него не голосом, а болью.
Серый сделал шаг в сторону. Не назад, это важно. Он не сбежал и не проигрывал. Просто выбирал другой путь, в обход странного грека.
— До Перводрева далеко, — сказал он Микуле.
Микула не ответил. Он уже почти не слышал.
— Ты не дойдешь один. И с ними не дойдешь. Только попроси и провожу я.
Серый исчез между деревьями. Не растворился и не вспыхнул. Просто оказалось, что там, где он только что был никого нет. И никогда не было.
Леонтий опустил руку и рухнул на колени. Я поймал его за плечо.
У ворота рубаха была мокрой не только от реки. Кровь из носа шла тонкой тёмной ниткой. Вот  то я понимаю, от души человек молился.
Мы разожгли костёр. Плевать на дым. Плевать на следы. Если бы не разожгли, Микула умер бы ещё той ночью. Сырая кора шипела, ветки дымили, но потом пламя всё-таки поднялось.
Микула лежал у огня и бредил. То звал Горыню. То просил Ратшу не смотреть.
То шептал кому-то:
— Не отдавай... дед велел…
Я сидел рядом и смотрел на свои руки. За этот день я потратил то что метка забрала у рыжего. Смерть? Жизнь? Душу? Потом взял это от тонущих. Меньше, гораздо меньше. Но взял. Я не знал как этого не делать, метка работала сама и включалась если рядом умирал человек. Если от моей руки, мне доставалось почти все, если нет — капли, но все равно, лучше чем ничего. Или наоборот хуже?
Серый сказал, я становлюсь злом. Возможно он отчасти прав. Метка Числобога — довольно людоедская штука. И хуже всего, что крайне полезная.
Сегодня я спасал мальчишку. Грека. Да и самого себя, чего скрывать.
И с каждым спасением становился тем, от кого его тоже надо спасать. Как скоро я начну убивать, просто чтобы не оставлять метку пустой? А ведь начну, если все пойдет так, как оно идет сейчас.
Леонтий сидел напротив.
— Молись, — сказал я ему.
— Молюсь.
— Сильнее.
Он устало посмотрел на меня.
— Молитва не кнут, чтобы хлестать ею бога сильнее.
Ночь прошла кусками. Костёр. Кашель и бред Микулы. Сон на один вдох. Снова костёр.
Под утро Микула стал горячим так, будто внутри него растопили печь.
Он уже не был тем мальчишкой, который спорил со мной в Лядах, шипел про чужих богов и пытался держать молот, будто взрослый. На шкурах лежало мокрое, лёгкое тело, слишком быстро сгорающее изнутри. Я поймал себя на мысли, что считаю его дыхание и думаю, слизнет ли его смерть моя метка?
Раз. Два. Пауза. Раз, два. Снова пауза. Слишком длинная. Лоб его пылал. Губы потрескались. Дыхание стало мелким, рваным. Он давно не ругался, не спорил сам с собой и не звал деда.
Леонтий потрогал его шею, потом веки. Грустно покачал головой.
— До вечера доживет? — спросил я.
Он не ответил.
Я поднялся. Ноги держали плохо.
— Пойдём.
— Куда? — спросил Леонтий.
Он не спорил. В этом вопросе не было ни веры, ни недоверия. Только усталый человек, который хочет знать, в какую сторону тащить чужое, умирающее тело.
— Туда, где он не умрёт.
— Ты знаешь такое место?
— Нет. Но он говорил, что что-то чувствует.
— Тогда это называется “куда глаза глядят”.
— Сидя здесь мы ничего не высидим.
Мы не успели сделать и десяти шагов. Случилось странное. Из леса пахнуло хлебом. Свежим, тёплым и вкусным. Так просто не может пахнуть в глухом ноябрьском лесу, если это не обонятельная галюцинация.
Потом из-за елей вышла женщина.
С первого взгляда очень старая. Но нет. Сначала показалось — старуха: седые волосы, тонкие руки, сгорбленная спина. Потом она подняла лицо, и глаза оказались слишком живыми. Весёлыми почти. На ней был чистый передник. В руках — корзинка. С пирожками, что ли? Заблудившаяся сто лет назад Красная Шапочка?  От неё пахло хлебом, травами и чем-то сладковато-гнилым, как от яблока, которое снаружи ещё румяное, а внутри уже потемнело.
Она посмотрела на Микулу и улыбнулась. Как хозяйка, которая наконец нашла в снегу потерявшегося телёнка.
— Ой, какой горяченький.
Я вытянул нож.
— Не трогай.
Она даже не взглянула на лезвие.
— Да куда ж его не трогать? Он уже одной ногой у меня в сенях стоит.
Леонтий тихо перекрестился. Женщина повернула к нему голову.
— А этот чужим словом пахнет. Кисло. Чужой верой. Чужой силой.
— А ты гнилью, — сказал Леонтий.
Она рассмеялась. Смех был звонкий. Девичий.
Я шагнул ближе.
— Кто ты?
— А какая тебе разница? Я могу ему помочь, - женщина кивнула на Микулу. — И тебе. И даже этому, кислому.
Микула на моих руках застонал. Женщина перестала смеяться. Подошла на шаг.
Теперь я увидел: за её спиной тянулась тропинка. Чистая. Сухая. Без единого следа. Снег по краям лежал ровно, будто его вымели веником. Из-за елей поднимался дымок. Тонкий и прямой, как нитка.
Леонтий тоже увидел все это. Странно. Еще минуту назад ни тропинки ни дыма не было. Задолбала эта мистика.
— Тут кто-то живёт?
Микула открыл мутные глаза.
— Нет...
Слово вышло почти без звука.
— Но дым есть, — сказал Леонтий.
- Как ты нас нашла? — спросил я. — Или просто гуляла?
- По запаху, - усмехнулась женщина. — Его агония на половину леса разит. Мудрено было не найти.
Микула попытался что-то сказать, но закашлялся и обмяк. Женщина протянула руку. Не к нему, а ко мне, ладонью вверх Пальцы были старческие, но ухоженные, красивые и чистые.
— Идёмте, — сказала она. — Пока он ещё ваш.

Глава 9 Хозяйкин хлеб

Женщина терпеливо ждала. Не торопила. Не уговаривала. Просто стояла среди зимнего леса с корзинкой в руке и улыбалась так, будто мы уже давно опоздали к обеду.
Леонтий тихо сказал:
— Не нравится мне это.
— Мне тоже.
— Но пойдёшь.
— А у тебя есть другая тёплая изба на примете? Здесь парень точно загнется.
Он промолчал и мы пошли. Микулу практически несли взяв под плечи. Его ноги волочились по снегу, он даже не пытался их переставлять.
Тропинка за женщиной была чистой, удобной и ровной. Такие дороги как правило и ведут к большим неприятностям. Но идти по ней было приятно, не то что по зимнему лесу, перебираясь через поваленные стволы и продираясь сквозь колючие заледеневшие кусты.
Женщина шла впереди е оглядываясь. Знала, что мы не свернём.
Изба показалась между елями сразу. Будто ждала, когда мы моргнём.
Маленькая. Низкая. С крышей без снега. Из трубы поднимался дым — тонко, ровно, прямо вверх, как на картинке У порога лежал чистый половик. Поленница сложена так ровно, что хотелось пнуть её просто из принципа. На окнах висели связки трав, сухие, аккуратные, без пыли. Все уютно до дрожи.
Женщина толкнула дверь плечом.
— Заходите. Гостями будете.
Внутри было тепло. Так тепло, что мгновенно захотелось спать.
Пахло хлебом, печью, травами, мёдом и ещё чем-то сладковатым. Возможно, медом, возможно чем-то, чего не было в моем мире, потому я и не смог определить.
Изба была чистая. Ни пыли. Ни паутины. Ни копоти на балках. Пол вымыт. Лавки выскоблены. Посуда блестит. На столе хлеб под белоснежным полотенцем. Вода в глиняном кувшине прозрачная, будто дистилированная.
— Клади мальчонку сюда, — сказала хозяйка, показывая на лавку у печи.
— Сначала скажи, что сделаешь.
Она посмотрела на меня с укором.
— Спасу. Ты же за этим пришёл.
— Я пришёл, потому что он умирает.
— Вот именно.
— Цена?
Женщина улыбнулась.
— Всему есть цена, тебе ли не знать, меровский.
Я замер. Леонтий тоже, хотя и не понял, по нему было видно.
— Откуда ты знаешь?
— Ты в мою избу вошёл, моим воздухом дышишь, мальчонку хворого в руках несёшь, а всё думаешь, что тайны при тебе остались? Глупый, наивный мальчик.
Микула захрипел. Спорить стало некогда.Я положил его на лавку.
Хозяйка сразу изменилась. Она перестала быть смешливой старухой с корзинкой и стала руками. Быстрыми, сухими, точными. Разрезала мокрую одежду, растёрла грудь какой-то вонючей, но не противной мазью, сунула мне в руки горячий камень, чтобы держал у ног. Леонтию велела подать воду. Тот хотел отказаться, но она цыкнула так, что он подчинился раньше, чем вспомнил про гордость.
— Рот открой, — сказала она Микуле.
Он не открыл. Она щёлкнула пальцами у его губ. Микула открыл. Ведьма влила ему в рот тёмный отвар. Я схватил её за запястье.
— Что это?
— Горькое.
— Я спросил не вкус.
— А я ответила по сути. Хорошее лекарство сладким не бывает. Нужно чтобы больной сам захотел скорее выздороветь, и больше не пить такой дряни.
Леонтий понюхал чашу, поморщился.
— Травы.
— И что-то ещё, — добавил я. — Что?
— А ты всё хочешь, чтобы в лекарстве только водица была? Тогда водицей и лечись. Говорят, некоторые так делают. А другие и вовсе испражнениями, хи-хи… Долго, правда, не живут.
Микула сильно закашлялся. Так, что выгнулся на лавке. Я прижал его плечи. Леонтий держал голову. Хозяйка наклонилась над ним и вдруг вдохнула.
От груди Микулы поднялся пар. Тонкий, мутный, серо-жёлтый. Он тянулся к её губам, как дым к трубе. Женщина втягивала его медленно, с наслаждением. Улыбка расползалась по лицу. Морщины разглаживались. Глаза становились ярче.
Я чувствовал руками, что жар из тела Микулы уходил. Лоб его уже не пылал так страшно. Дыхание стало ровнее. Пальцы перестали судорожно скрести лавку.
— Что ты делаешь? — спросил Леонтий.
Хозяйка не оторвалась сразу. Сначала вдохнула ещё. Потом облизнула губы.
— Ем.
В избе стало очень тихо.
— Что? — сказал я.
— Болезнь ем. Жар. Ломоту. Дрожь. Гнилой холод из костей. Вкусное… Река, молот, хворь, страх, чужие тропы. Прямо пир.
Микула тихо выдохнул и провалился в сон. Не в бред. В настоящий, спокойный сон. Нормальный, человеческий сон без метаний, хрипов и агонии. От этого стало как-то страшно.
Хозяйка подняла руки над ним. Пальцы у неё зашевелились, будто она перебирала невидимую пряжу. Сначала я подумал, что это очередное бормотание над больным, но потом одернул себя. Бабка уже доказала, что не простая шарлатанка. Потом я увидел: в воздухе вокруг Микулы действительно что-то было. Тонкие мутные нити. Комки серо-багрового жара. Тёмные крошки боли, прилипшие к коже, к дыханию, к волосам. Она выхватывала их из воздуха щипками и отправляла в рот. Иногда пальцы проходили прямо сквозь тело Микулы — в грудь, в бок, под рёбра. Кожа не рвалась. Крови не было. Микула даже не вздрагивал. Наоборот — лицо его разглаживалось, как у ребёнка, которому наконец перестали сниться волки.
— Не трогай его внутри, — сказал я.
— А снаружи его кто угодно потрогает, — ответила она. — Внутри грязь сидит. Внутри и чистить надо. Не учи ученую.
Она провела ладонью над его животом и резко выдернула что-то невидимое. На её пальцах повисла дрожащая серая капля. Хозяйка втянула её губами и довольно прикрыла глаза.
— Ох, молот-то злой был. Не его. Совсем не его. Вон, как всю его внутреннюю исковеркал. Еще бы один удар, и не дошел бы сюда малец. Ох, не дошел бы…
Микула во сне едва слышно выдохнул. Хозяйка повернулась ко мне.
— Теперь ты.
— Не надо.
— Надо. Ты весь как мешок с побитым стеклом. Ходишь и звенишь.
Она шагнула ближе и повела руками вокруг моей груди, плеч, лица. Я сжал нож, но пальцы вдруг разжались сами. Не от слабости. От облегчения. Она будто выхватывала из воздуха вокруг меня невидимых мух. Щипок — и уходит ломота из плеча. Ещё щипок — легче дышать. Наконец, нормально заработала рука и даже думать стало как-то легче. Потом её пальцы вошли мне под рёбра.
Вошли. Прямо сквозь кафтан, кожу и мясо. Я должен был заорать. Но не заорал. Это было не больно. Это было почти приятно. Как если бы кто-то нашёл внутри старый гнойный занозный узел, к которому ты уже привык и почти не замечаешь, и вытащил его одним движением. Хозяйка причмокнула, облизывая пальцы.
— У тебя вкус тяжёлый. Много старого. Много злого. Болезни мало. Жаль.
— Не копайся там. Мало ли что вытянешь.
— Поздно сказал.
Она выдернула из моей груди что-то чёрное, похожее на мокрый волос.
Я попытался ударить её по руке, но промазал. Проворная бабка попалась. Она рассмеялась и слизнула чёрную нитку с пальца.
— Это не болезнь была, милок. Это злая память. Горькая. О страхе и страданиях. Я такое не ем, только пробую. На всякий случай.
Внутри стало легче. И как-то пусто. Но не хуже, наоборот, отпустило душевное напряжение, тело расслабилось.
Леонтий отступил к стене.
— Ко мне не подходи.
— А тебя я и спрашивать не буду, ромей. Ты весь в молитве, крови и упрямстве. Невкусный. Но нос-то починить можно.
Она щёлкнула его по лбу.
Леонтий вздрогнул. Кровь из носа, запёкшаяся у губ, осыпалась тёмной коркой. Синяк под глазом побледнел. Он провёл пальцами по лицу и побледнел уже сам. Хозяйка быстро провела рукой перед его лицом сгребая нечто, похожее на рой мелких мошек и отправляя их в рот всей горстью. Леонтий ошалело пялился в стену. Потом она провела ладонью у него над животом, где после реки и падений он всё время держался рукой. Пальцы на миг вошли внутрь. Леонтий зажмурился.
— Больно? — спросил я.
Он открыл глаза.
— Нет.
Сказал так, будто это было обвинение.
Хозяйка вытащила из него мутный комок, похожий на застарелый кашель, и проглотила.
— Не благодари, — сказала она. — Не люблю, когда попы благодарят. Вообще, вашего брата не люблю.
— Ты болезни и боль ешь, — сказал он.
— И боль. И гниль. И непорядок. Все плохое и неправильное. Тем и живу.
— Лихоманка, — прошептал Микула с лавки.
Глаза его были закрыты, но он слышал. Хозяйка улыбнулась шире.
— Умный корешок.
— Одна из сестёр, — сказал Микула. — Дед говорил...
— Дед говорил, дед говорил, — передразнила она. — Нас много сестриц, милок. Одна знобит. Другая сушит. Третья кости выкручивает. Четвёртая сон крадёт. Пятая в жар бросает. А я добрая. Я прихожу после. Даю облегчение, забираю то, что они дают.
Микула открыл глаза.
Хозяйка погладила его по мокрым волосам.
— Не бойся, корешок. Ты нынче уже не еда. Ты нынче гость.
— Добрая? — спросил я.
— А ты мясо ешь?
— Ем.
— А я вот боль ем. Чего глазами-то сверкаешь? Каждому своё.
Хозяйка хлопнула в ладони.
— А теперь за стол. С пустым брюхом добрые дела не делаются.
— Какие ещё добрые дела? — спросил Леонтий.
— Сначала ешь, потом говори. Так везде заведено.
— Я не буду есть.
— Будешь, — сказала она ласково. — Ты уже получил мой дым, моё тепло и мою ласку. Хлеб после этого — так, для приличия.
На столе уже стояла еда. Я не видел, когда она успела.
Белый хлеб под полотенцем. Густая каша с маслом. Рыба, запечённая с луком. Горшок с тушеным мясом. Солёные огурцы. Мёд в маленькой чашке. Кружки с горячим взваром. Всё выглядело так красиво, что желудок предал меня грохотом прямо сразу.
Микула сел к столу сам. Его слегка покачивало от усталости, но выглядел он вполне себе здоровым.
— Не ешь, — сказал Леонтий.
Хозяйка вздохнула.
— Вот что за люди эти попы. К ним с добром, они с недоверием… Не хочешь — не ешь, а другим не мешай.
Я взял кусок хлеба. Понюхал. Хлеб пах детством, печью и воскресным утром, которого у меня никогда толком не было. А вот у Святослава были.
— Что в нём?
— Мука, вода, соль, печь и мои руки.
— А кроме?
— Твой голод. Голод вообще лучшая приправа к любой пище.
Леонтий смотрел на меня. Микула тоже.
Я отломил маленький кусок и положил на язык. Вкус был прекрасный. Тёплый, плотный, живой. Хлеб будто сам знал, как его надо жевать. За ним пошла каша. Потом рыба. Потом взвар. Я ел и понимал, что должен остановиться. Но тело, вымотанное лесом, рекой, откатами и болью, голосовало против.
Микула ел медленно. Леонтий держался дольше всех. Потом его рука сама потянулась к кружке. Он перехватил её другой рукой, будто поймал вора. Хозяйка улыбнулась.
— Видишь? Тело умнее гордости.
— Тело слабее, — сказал Леонтий.
— Ну, ты еще о душе тут порассуждай, да о плоти и крови вашего бога. Наслышана уже.
Он долго смотрел на взвар. Потом сделал один маленький глоток. Потом еще один.
Хозяйка ходила между нами. Не садилась. То поправит Микуле ворот. То коснётся моего плеча. То проведёт пальцами над кружкой Леонтия. Каждый раз что-то выхватывала из воздуха — маленькое, мутное, почти невидимое — и отправляла в рот. После каждого её движения становилось все теплее и уютнее.
Я видел, как Микула перестаёт дрожать. Как Леонтий впервые за два дня не морщится при вдохе. Как мои руки уже не трясутся. И видел, как хозяйка хорошеет. Морщины уходили. Спина распрямлялась, глаза блестят ярче, а на щеках проступал румянец.
Она кормила нас. И ела то, что еда делала с нами. Я понял это не сразу. Сначала вкус мяса стал чуть странным. Слишком мягким. Потом в каше мелькнула кислинка. Потом рыба на миг пахнула тиной и старым прогорклым жиром.
Я моргнул. На столе всё опять было прекрасно.
Хозяйка стояла за моей спиной и держала пальцы у моего виска.
— Не моргай часто, — сказала она. — Глаза уставшие, могут и обмануть.
Она выщипнула что-то у меня из-за уха.
В животе перестало мутить. Вот теперь стало ясно. Она не очищала пищу. Она очищала нас после каждого куска.
Навела морок, кормила какой-то дрянью и тут же съедала тошноту, спазмы, жар, гниль — всё, что эта дрянь будила в теле. Не потому что хотела накормить. Потому что это был удобный способ готовить себе корм прямо внутри нас. Леонтий был прав, не стоило здесь есть. А может и приходить сюда вовсе. Правда, тогда бы Микула скорее всего уже умер.
Леонтий поставил кружку. Очень медленно. Он тоже заметил странное.
— Что мы едим?
Хозяйка улыбнулась.
— То, что пришлось бы выбросить, если бы я была плохой хозяйкой. Но хорошая хозяйка всему пользу сыщет.
Микула побледнел и отодвинул миску. Хозяйка мягко положила ладонь ему на плечо.
— Не капризничай. Я всё плохое забираю.
— А если перестанешь? — спросил я.
Она хищно улыбнулась.
— Тогда плохо вам придется. Скорее всего не помрете. Но до ветру будете бегать часто и долго.
Тишина стала липкой. Мы сидели и осознавали, что теперь полностью в ее власти. Отравила таки, карга старая. Хотя, не такая и старая. Годов сорока тетка, вряд ли больше.
Вот тогда она сняла с полки маленький холщовый мешочек. Завязанный чёрной ниткой. Положила на стол перед нами — между хлебом, кашей и мясом, которое теперь виделось уже не мясом, а серым мокрым куском гнилой дряни.
— Ну вот. Теперь о расчёте.
Я посмотрел на мешочек.
— Отнесёте это в ближайшую деревню. Там колодец у середины. Старый, с журавлём. Всыплете ночью. Не всё — половину. Остальное в корыто скоту. Люди пить будут, скот пить будет, болезнь пойдёт мягкая, ровная, вкусная. Не сразу. Сначала знобить начнёт, потом жар, потом живот. Я приду, когда она расползется по округе. И всех спасу. Ну из тех, кто доживет, конечно.
Леонтий медленно перекрестился.
— Ты хочешь, чтобы мы отравили деревню.
— Не отравили. Посеяли мое жито.
— Мор.
— Для меня это урожай.
Она постучала пальцем по мешочку.
— Вы же не думали, что я задаром вас вычищу? Мальчонку из жара вытащила, ваши раны слизала, кормом поделилась, дурноту от стола прибрала. Долг за вами, рябяточки.
— Нет, — сказал Микула.
Я посмотрел на него. Он сидел слабый, бледный, но живой.
— Не будем, — сказал он.
Хозяйка повернулась к нему.
— Это я не у тебя спрашиваю, корешок.
— А я отвечаю за всех.
— Лежал у моей печи. Ел за моим столом. Дышал моим жаром.
— Но твоим не стал. И никто из нас не твой.
Она перестала улыбаться. В избе стало холоднее.
— Вы плохие гости, — сказала хозяйка. — Пришли умирая. Я смерть отогнала. Болезнь съела. Кости согрела. А вы нос воротите, будто я вам тухлятину на стол кинула.
Леонтий посмотрел на мясо лежащее на столе, в нем что-то копошилось и булькало. Потом на неё.
— Так и было.
— А плохо вам стало?
— Ты забирала последствия.
— Забирала. Работа такая.
— Ты просишь убить людей.
— Я прошу накормить меня.
— Людьми.
— Болезнью. Люди — посуда. Они мне не интересны. Пусть живут, пусть сдохнут… Мне все равно. Хотя, живые все-же лучше. Они еще раз заболеть могут, а мертвые уже нет, хи-хи
Я взял мешочек со стола и резко швырнул в огонь. Он не долетел. Хозяйка поймала его на лету. Рука у неё вытянулась слишком далеко. На пол-избы. Кости под кожей щёлкнули снова укорачиваясь.
— Невежливо, — сказала она.
А потом чистая изба начала изменяться. Сначала хлеб на столе пошёл серыми пятнами. Потом мясо расползлось мокрыми волокнами. Рыба провалилась внутрь себя и показала белых червей там, где секунду назад был лук. Вода в кувшине помутнела, будто туда зачерпнули из гнилого болота. Пол под ногами стал влажным. Из щелей полез запах больной постели: пот, моча, гниющая солома, кислое дыхание умирающего.
В животе скрутило. Пока не сильно. Будто всё съеденное вспомнило, чем было, и решило принять свою настоящую форму и суть.
Хозяйка тоже стала меняться. Кожа на лице треснула. Не порвалась — разошлась, как мокрая бумага. Под ней белела кость. Длинная. Не человеческая. Суставы вытянулись, пальцы стали тонкими, многофаланговыми. Из трещин на плечах и груди потёк жёлто-зелёный гной. Он капал на чистый пол, и там, где падал, дерево вспухало пузырями.
— Не хотите по-доброму, — сказала лихоманка. — Будете в подполе страдать. Болеть и мучаться! А я с вас это есть… Авось до весны протянете.
Я успел схватить топорик. Она прыгнула.
Я ударил наискось. Топорик вошёл в плечо, но вместо мяса там оказалась мокрая кость и пустота. Лихоманка ударила меня в грудь. Мир хлопнул. Я влетел в стену, сшиб связку трав, упал на лавку.
Леонтий шагнул вперёд с крестом в руке.
— Господи...
Она плюнула в него гноем.
Он успел закрыть лицо рукавом, но ткань зашипела и задымилась. Леонтий вскрикнул, отшатнулся, врезался в стол. Микула скатился с лавки. Больной, слабый, но живой. Он прижал ладонь к полу.
— Не дом... это не дом… эта изба — ее часть! Ее… кожа! — Микула выхватил нож и чтото шепча воткнул его в половицу.
Пол дрогнул. На миг изба будто вспомнила, что стоит на земле, а не на хозяйкиной воле. По доскам пошла тонкая трещина. В печи ухнуло.
Лихоманка повернула голову.
— Корешок кусается… Ничего, милочки. Получите-ка это!
Я меня передернуло. Боль вернулась. Вся сразу. И ещё с добавкой.
Тёмная речная тяжесть, прилипшая ко мне после топляка, усталость и надорванность после драки с волками, все это шевелилось терзало внутри.
Лихоманка рванулась к Микуле.
Я собрался силами, потянулся к метке, заплатил и замедлил чудовище. Но не остановил, в метке не хватало сил, почти все ушло на откат в реке. На долю мгновения вокруг неё будто загустела вода. Гнойные капли повисли в воздухе. Костяная рука шла медленнее, чем должна была. Микула успел откатиться.
Я бросился с топориком, но времени все равно было мало. Она разорвала Леонтию живот. Одним движением, будто распарывала мешок с зерном.
Он посмотрел вниз с удивлением.
— Нет! — рявкнул я.
Лихоманка уже была у Микулы. Он поднял руку. Слабую и смешную. Лес, Род, все его тропы остались где-то за стенами. В хозяйкином доме он был мальчишкой с жаром, мокрой рубахой и слишком большим сердцем. Она схватила его за волосы. Он попытался закрыть горло ладонью. По-мальчишески, будто ладонь могла удержать голову на месте.
Я видел, как пальцы лихоманки сомкнулись. Я видел глаза Микулы, он даже не успел испугаться до конца. Голова ударилась о пол и покатилась в угол. Тело ещё постояло на коленях, потом упало тоже.
Лихоманка что-то говорила. Смеялась. Шипела. Ползла ко мне. Может быть.
Микула лежал у печи. Голова отдельно. Леонтий у стены пытался удержать собственные кишки руками. Отличный ты мужик, Всеволод Георгиевич. И телохранитель от бога.
Я поднялся. Не знаю, как. Лихоманка прыгнула снова. Но метка уже взяла смерть Микулы и я заплатил снова. Лихоманка зависла в прыжке, будто муха застывшая в янтаре.
Леонтий закашлялся кровью.
— Всеволод...
Я оказался рядом с ним.
Он лежал на боку. Лицо серое. Губы красные. Руки всё ещё пытались удержать живот, хотя удерживать там было уже нечего.
— Молчи.
— Не... командуй... умирающим.
Он попытался усмехнуться. Не вышло, на губах вздулись кровавые пузыри.
За спиной лихоманка стала двигаться, медленно, как больная улитка, но неотвратимо. И скаждым мигом немного быстрее. Времени было несколько вдохов. Может, меньше.
Я посмотрел на то, что осталось от Микулы. Внутри поднялась пустота.
— Я могу откатить, — сказал я. — Но нужна… смерть. Того что есть — не хватит.
Леонтий посмотрел на меня.
— Моя?
Я молчал. Он закрыл глаза.
— Моя.
— Ты всё равно умираешь.
— Да.
— Я… Вернусь? — спросил он. — Снова буду цел?
— Не знаю. Я не знаю как это работает.
— Ясно… что ж…
Он слабо поднял окровавленную руку.
— Ты всё время называешь это платой, чтобы не говорить “убийство”… не обманывай себя.
— Сейчас не время для проповедей.
— Сейчас самое время. Другого у меня возможно… и нет.
За спиной тварь зашипела она двигалась уже значительно быстрее.
Леонтий сглотнул кровь. Он повернул голову к Микуле. На миг лицо его стало таким, будто он увидел не оторванную голову, а мальчишку, который спорил с ним про богов у костра.
— Он должен дойти, — сказал Леонтий.
— Да.
— А ты должен не стать тем, кто оправдывает всё необходимостью.
— Поздно.
— Никогда не поздно. Господь…
Он попытался перекреститься, но рука сорвалась и упала в кровь.
— За другого умереть... не худшая дорога к Нему.
Он повернул шею. Подставил горло.
— Делай.
Я резанул. Быстро и глубоко. Кровь Леонтия брызнула мне прямо в лицо. Метка задно всосала в себя добычу.
И я сразу ее потратил.
Мир отмотался.
Изба рванулась назад.
Гной втянулся в трещины. Хлеб на столе снова стал светлым. Вода очистилась. Травы расправились. Кровь поднялась с пола тонкими красными нитями и исчезла в телах, которым уже не должна была принадлежать.
Микула снова лежал на лавке. С головой. Живой. Лихоманка снова была приятной женщиной в чистом переднике. Чувствовал я себя отлично, лихоманка еще не успела вернуть нам нашу усталость и боль.
Мешочек с отравой лежал у неё на ладони.
— Всыплете ночью, — говорила она. — Не всё — половину. Остальное...
Леонтий упал. Просто упал, как мешок. Без крика, без раны на животе, без крови на полу, с целым не перерезанным горлом. Но мёртвый.
Потому что всё, что я отменил, вернулось назад. Плата — нет. Это честно, да… Но чертовски обидно.
Микула вскинулся на лавке.
— Что...
Топорик был в руке. Не знаю, когда я успел его выхватить. Может, тело запомнило лучше головы.
Она ещё улыбалась. Ещё считала нас должниками, а не врагами. Ещё не закрылась, поэтому я успел.
Топорик врубился ей под левое ухо с мокрым противным хрустом. Женщина замерла. Глаза её стали огромными и обиженными, будто я нарушил правила приличия за столом.
— Невеж...
Договорить не успела.
Я провернул топорик, вырвал его из раны и стал наносить все новые и новые удары по ее голове, шее, плечам. С ног до головы меня обдало горячей, черной кровью, но я не обращал на то внимания. Я мстил за собственный страх и смерть Леонтия. Это она его убила. Она. Не я. Я только… только… да, удар милосердия. Это был он. Так я себя убеждал после всего этого кошмара. А тогда я просто бил, бил и бил.
Взвыли сразу много голосов: старухи, девки, ребёнка, больного мужика, кашляющей бабы, того, кто три дня лежит в жару и уже не помнит своё имя. Все они взвыли разом. Тело хозяйки ударилось о стол, сшибло хлеб, мешочек с отравой покатился по полу.
— Вон! — крикнул я.
Микула сидел на лавке, держась за шею.
— Леонтий...
— Вон!
Он попытался встать. Ноги не держали. Я подхватил его, потащил к двери. Изба умирала. Или становилась собой. Чистота слезала с неё, как кожа с ошпаренной туши. Пол покрылся слизью. Вода в кувшине почернела. Травы над окнами осыпались гнилой трухой. Хлеб вспух серой плесенью. Тело хозяйки на полу дёргалось. Кожа опадала, под ней проступали кости, но уже без порядка, без воли. Что-то внутри пыталось выползти через дыру под ухом.
Я наступил на мешочек с отравой. Раздавил. Из под ноги взвилась серая пыль. Порошок рассыпался по грязному полу, зашипел, вспух серой плесенью и почернел Хорошо это было или плохо, я проверять не стал.
В животе скрутило так, будто всё съеденное опять вспомнило, чем было. Тошнота поднялась к горлу, но не успела стать смертью. Видно, часть дряни лихоманка всё-таки успела забрать насовсем. Спасибо, тварь. Не подавись.
Я выволок Микулу за порог. Дверь захлопнулась сама.
Потом распахнулась. Потом изба внутри завыла и буквально выплюнула мертвое тело Леонтия.
Тропинка больше не была чистой. Снег провалился, почернел, по нему пошли мокрые пятна. Дым из трубы стал жирным, кривым, вонючим.
Мы упали в снег. Микула хватал воздух и всё держался за шею.
— Мне... — он сглотнул. — Мне кажется...
— Молчи.
— Я кричал без рта. Я… я понял… ты опять вернул время. Мне оторвали голову.
— Это прошло.
— Нет, — прошептал он. — Не совсем.
У порога лежал Леонтий. На боку. Лицо спокойное. Слишком спокойное для человека, который умер так неправильно. На горле не было раны. Живот цел. Нос не кровил. Просто не дышал.
Микула увидел.
— Леонтий?
Я не ответил. Изба за нашими спинами скрипнула. Я поднял топорик.
И тогда услышал голос.
— Не стойте у порога. Мало ли что за дрянь оттуда еще выползет.
Голос Леонтия. Я медленно повернул голову. Он стоял в двух шагах от меня. Мокрый, бледный, измученный. Такой же, каким был ночью у костра. Только чище. Странно чище. Крови не было. Снег под его ногами не проминался. Леонтий нахмурился.
— Что?
Микула смотрел на него с открытым ртом. Я посмотрел на тело у порога. Потом на Леонтия, стоящего рядом. Он проследил мой взгляд и увидел себя.
Мёртвого.
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Леонтий долго смотрел на своё тело. Не кричал. Не падал на колени и не рвал на себе волосы. Просто смотрел.
На пороге лежал он же. На боку. Лицо спокойное, почти упрямое. Горло целое. Живот целый. Нос не кровит. Руки чуть согнуты, будто человек прилёг на минуту и сейчас недовольно встанет, потому что земля холодная. Только не вставал. И не дышал.
Леонтий, который стоял рядом, медленно поднял руку к груди. Пальцы прошли сквозь рубаху. Леонтий нахмурился.
— Странно.
— Что именно? — спросил я.
Он посмотрел на меня так, будто я спросил у утопленника, почему он мокрый.
— Я умер.
— Да.
— А престола Господня нет.
Микула сидел в снегу, всё ещё держась за горло. После отката оно у него было целое, но пальцы не верили.
— Может, не сразу? — хрипло сказал он.
Леонтий повернулся к нему.
— И Петра нет.
— Какого Петра?
— Апостола. У врат.
Микула моргнул.
— У каких врат?
Леонтий открыл рот. Закрыл. Сплюнул и пробормотал что-то про необразованных язычников, не знающих простых вещей.
В другое время я бы, наверное, усмехнулся. Но не сейчас. Изба за нашими спинами скрипнула. Микула поднялся не сразу. Ноги его не держали. Я подал руку. Он не взял. Сам упёрся ладонью в снег, поднялся, качнулся.
— У мёртвых бывает дело, — сказал он Леонтию. — Дед говорил. Если не ушёл — значит, держит что-то.
Леонтий посмотрел на своё тело.
— Я не помню никакого дела.
— Может, вспомнишь.
— С божьей помощью — вспомню.
Леонтий снова посмотрел на меня. И вот тут недоумение в его глазах переросло в злость.
— Это ты сделал.
И что здесь ответить? Я не держал его душу. Я не тащил его из света, которого он ждал. Я взял не Леонтия. Я взял его смерть — тёплую и добровольную.
Но тело у порога лежало. А он стоял рядом. Значит, мир опять плевал на мои аккуратные различия.
— Я взял твою смерть, — сказал я. — И все.
Леонтий усмехнулся.
— Какая тонкость.
— Душу я не брал.
— Ах, тогда всё хорошо.
— Нет. Не хорошо. Я говорил, что не знаю, как это работает. Сработало вот так.
Он ждал продолжения. А продолжения не было. Изба снова скрипнула.
Внутри что-то шлёпнуло по полу.
— Потом, — сказал я.
— Конечно, — сказал Леонтий. — Подожду. Мертвому торопиться уже некуда.
Я подошёл к телу Леонтия.
— Не трогай, — сказал он резко.
Я остановился.
— Оставить ей?
Мы оба посмотрели на избу.
Из щели под дверью вытекала чёрная слизь. Медленно. Терпеливо. тянулось к телу, как больной язык. Леонтий сжал кулаки. Пальцы не совсем слушались, края ладоней дрожали, будто их нарисовали на дыму.
— Нет, — сказал он.
Я присел рядом с телом. На груди у мёртвого Леонтия лежал крест. Простой. Потемневший от воды, пота, крови и дороги. Верёвка врезалась в шею. Я осторожно снял её через голову.
Леонтий-призрак протянул руку. Крест прошёл сквозь его пальцы. Он не упал, потому что я держал.
— Вот и всё, — сказал он тихо.
— Возьми, — я протянул крест Микуле.
Микула отшатнулся.
— Нет.
— Почему?
— Я родов. Я к Перводреву иду. Мне чужой бог на груди не нужен.
Леонтий поднял бровь.
— Чужой?
— Для тебя не чужой. Для меня — чужой.
— А у твоего Рода с милосердием как?
— Не знаю. Дед говорил: сначала стань волхвом, потом рассуждай о богах.
Я посмотрел на крест. Крест был просто железом. Или не просто. Я видел Числобога, волков под чужим правом, Чернобога с деревянным оскалом, лихоманку, которая ела болезни и боль, как люди попкорн с колой. И всё равно внутри оставался человеком из мира, где богов проще было считать очень сильными жильцами соседних слоёв реальности. Не абсолютами. Просто большими, старыми, опасными существами. Это если допустить их существование в принципе.
В душе я был атеистом, которому просто поневоле приходилось иногда разговаривать с богами. Поэтому крест я взял себе. Не из веры. Из долга.
Верёвка была тёплая, хотя тело уже остывало. Я спрятал крест под одежду, и он лёг слева на грудь, почти поверх знака меры — там, где под кожей жил холодный счёт Числобога.
Крест холодил. Знак молчал. Обе силы не спорили. Просто не видели и не чувствовали друг друга.
— Тело надо сжечь, — сказал я.
Микула вздрогнул.
Леонтий посмотрел на себя мёртвого.
— Хоронить надо.
— Земля как камень. Изба живая. Если оставим, она попробует забрать. А то и возродит ту тетку.
Леонтий долго молчал. Потом сказал:
— Тело уже не я.
— Уверен?
Он посмотрел на свои прозрачные руки.
— Нет. Поэтому… не оставляй его ей.
Я кивнул и пошёл за огнём. Внутри избы было хуже, чем у порога. Чистота слезла окончательно. Пол дышал слизью. Травы висели гнилыми мокрыми бородами. Хлеб вспух плесенью. Тело хозяйки лежало возле стола и уже почти не было телом: кожа опала, кости разъехались, из дыры под ухом выползала серая нитяная мерзость.
Я схватил сухие травы, перевернул лавку, разбил кувшин с мутной водой у печи, чтобы изба не вздумала тушить сама себя, и достал головню. Огонь взял не сразу. Сначала изба закашлялась. Из щелей поднялся жёлтый дым. Он не стремился вверх, а стелился по полу. Потом вспыхнули травы, занялась лавка, и огонь пошёл по стене.
Наружу я вышел уже с копотью на лице и сильно кашляя наглотавшись горького дыма. Микула стоял у тела Леонтия, опустив глаза. Леонтий-призрак смотрел на избу.
— Прости, — сказал я.
Он не повернулся.
— Не трать слова. Ты уже потратил меня.
Лицо его дрогнуло. На миг он стал не священником, не призраком, не добровольной платой, а просто человеком, который сказал больно, потому что ему больно.
Огонь добрался до порога. Мёртвое тело Леонтия сначала задымилось одеждой, потом волосами. Микула отвернулся. Леонтий смотрел до конца. Я бы, наверное, не смог.
Потом изба завыла. Не голосом хозяйки. Голосов было много — всё, что лихоманка ела, будто вспомнило, как его жевали и глотали. Чёрная смола потекла из-под венцов. Снег вокруг пожара серел, потом чернел. Дым тянулся не в небо, а в лес.
На сером снегу возле пожарища проступило белое. Сначала я подумал — кость. Потом — птица. Потом — баба с крыльями.
Моргнул. Осталась только зола.
— Видел? — спросил Леонтий.
— Да.
Микула побледнел.
— Тогда она уже знает.
— Кто? — спросил я.
- Морана, - сказал Микула поежившись. — Ее знак. Ее вотчина. Холод, болезнь, смерть. Все это здесь есть. Лихоманки — ее чернавки. Эта уже у своей хозяйки, жалуется на нас.
— Уходим, — сказал я.
Микула сделал шаг и закашлялся. Сухо. Не от дыма, и нее так как кашлял еще вчера. Кашель был негромкий, но в нём что-то скребло. Леонтий повернулся к нему и замер.
— Что? — спросил я.
— На вас...
— Что на нас?
Он подошёл ближе к Микуле, наклонился, будто разглядывал не кожу, а свет под кожей.
— Гниль.
Я схватил Микулу за плечо, повернул к себе.
Лицо бледное, губы синеватые. На пальцах, которыми он всё ещё трогал горло, белёсые пятна. Не раны. Не ожоги. Кожа там была как старая, вымоченная в воде береста. Под левым ухом у него темнела тонкая жилка. Микула видеть её не мог, но, кажется, понял по моему лицу, там непорядок.
Под моими ногтями тоже серел налёт. Я соскрёб его ножом. Через несколько вдохов он проступил снова.
— Проказа? — спросил Леонтий.
— Не обычная, — сказал Микула. — Моровая.
Моровая. Морана. Моровичи. Мёртвая голова рыжего, которая обещала, что смерть уже пошла за нами.
— Отойдём от дыма, — сказал я. — Глаза режет.
— Если пойдём к людям... — начал Леонтий.
— Мы не пойдём, - сказал я.
Сказал быстро. Слишком быстро. Потому что уже думал и считал.
Перводрево. Микула. Болезнь. Мороз. Еда. Дороги. Люди на санях. Селения. Если зайти — можно заразить. Если не зайти — можно сдохнуть в лесу от голода и холода. Если сдохнем — задача сорвётся. Если задача сорвётся — Числобог, семья, долг. Все будет зря.
Леонтий провёл рукой перед моим лицом. Пальцы прошли сквозь серый пар, который выходил из моего дыхания.
— Она на вас. Не как грязь. Как обещание скорой смерти.
— Зато ты не заразился. Уже плюс.
— Не смешно.
— Ты вообще теперь мёртвый. Тебе по статусу полагается звенеть цепями и выть, а не веселиться.
Микула сел на корень, достал из-за пазухи дедов моток красной нитки.
— Дед говорил, — начал он. — Лихоманки не сами по себе ходят. Есть сестрицы, есть старшие. Есть чернавки Мораны. Которые по гнили, по жару, по мору. Если такая ела твой жар — холодная мать запах знает.
— Морана?
Микула кивнул.
— А если Морана знает...
— Моровичи придут, — закончил я.
В лесу треснула ветка. Мы повернулись. Никого. Только жёлтый дым полз между деревьями.
— Перводрево может очистить, - сказал Микула.
— Может?
— Я не был у Перводрева.
— Отлично.
— Но дед говорил, что Род держит живое от мёртвого. Если дойдём — может снять.
— А если не дойдём?
Он коснулся жилки пальцами и сразу убрал руку, будто обжёгся.
— Тогда сначала пальцы перестанут чувствовать. Потом кожа пойдёт пятнами. Потом гниль зайдёт глубже. Откажут пальцы. Потом слух.  Потом глаза. А потом... не знаю.
— Когда?
— Не знаю.
Я сжал зубы. Плохо. Не потому что он не знал. А потому что теперь не знал я. Микула вспыхнул.
— Я не волхв ещё!
Я посмотрел на Леонтия.
Он стоял в двух шагах от места, где сгорело его тело, и постепенно бледнел. Не лицом — всем собой. День поднимался, серый зимний свет просачивался сквозь ветви, и Леонтий становился прозрачнее.
— Ты исчезаешь.
— Не по своей воле.
Он попробовал отойти от избы.
Сделал шаг. Второй. Третий.
На четвёртом его словно дёрнуло за грудь. Он пошатнулся, хотя ногами снег не трогал.
— Неприятно, — сказал он.
— Больно?
— Нет. Хуже. Будто меня тянут на поводке.
Микула поднял голову.
— Место держит. Где умер, там и держит.
— Спасибо, — сказал Леонтий. — Я всё больше радуюсь местным обычаям.
— Можно перепривязать.
Леонтий посмотрел на него.
— К чему?
Микула глянул на крест у меня на груди.
— К личной вещи. Дорогой. Через неё мёртвого можно держать.
Леонтий напрягся.
— К кресту?
Микула помотал головой.
— Не к самому. Он занят.
— Кем?
Микула смутился.
— Твоим богом. Или знаком. Не знаю, как правильно. Он сильный. Чужой. Если туда полезть, может меня самого вывернуть.
— Разумно, — сказал Леонтий.
— А шнурок можно. Он твой. На теле был. Пот, кровь, смерть. Теперь будет держать не только твоего бога, но и тебя.
Леонтий посмотрел на меня.
— Я не собака, чтобы меня на поводок сажать.
— Тогда скажи, как иначе тебя не оставить у ведьминой избы, — сказал я.
Он повернулся к горящим остаткам. Изба проваливалась внутрь себя. Среди углей что-то ещё шевелилось. Леонтий сжал губы.
— Я хотел к Господу, — сказал он. — А остался в диком языческом крае. Боже мой, за что? Или почему? Или для чего?
— Хочешь, оставлю тут? Может у господа промыслы именно к этому месту имеются? А что? Лес. Снег. Через полгода наступит весна, грибы пойдут…
— Нет.
Потом тише:
— Наверное, Господу интересны именно вы. Не знаю почему.
Микула сел на снег, взял шнурок от креста в дрожащие пальцы.
— Мне нужна соль.
Я достал остаток из мешочка.
— И нож.
Дал.
— И чтобы он сам согласился.
Леонтий посмотрел на шнурок, потом на остатки своего тела в огне.
— Я, Леонтий, раб Божий... — начал он и запнулся.
Потом начал снова:
— Я, Леонтий, который пока не дошёл до Престола Господа, соглашаюсь идти с вами до того дела, которое держит меня здесь. Или пока не призовет Господь волею своей.
Микула кивнул.
— Так лучше.
Он обмотал шнурок красной ниткой на три оборота. Не завязал узлом, а как будто уговорил волокна лечь вместе. Посыпал солью. Провёл ножом рядом — не разрезая, только обозначая край. Потом шепнул что-то свое, родовое.
Лес на миг перестал отворачиваться. Шнурок дрогнул у меня в руке. Леонтий схватился за горло. Движение было таким живым, что я шагнул к нему.
— Сильно? — спросил Микула.
Леонтий сжал зубы.
— Как будто за горло взяли, — сказал Леонтий.
— Отпустить?
Он посмотрел на избу. Внутри что-то визгливо лопнуло.
— Нет.
— Тогда потерпи.
Микула ещё раз провёл ножом возле шнурка.
Леонтий дёрнулся, и на миг его словно растянуло между избой и щнурком. Контуры поплыли, лицо стало чужим, старым, мёртвым по-настоящему. Потом вернулось.
Я почувствовал во рту металл. Знак меры отозвался едва заметно. Не силой. Интересом. Мне это не понравилось.
— Всё, — выдохнул Микула.
Леонтий стоял рядом, бледнее прежнего.
— Я чувствую его, — сказал он, глядя на шнурок. — Не руками. Не шеей. Всем телом… то есть не телом уже. Всем собой…
— Можешь идти?
— Если это теперь называется идти. У меня ни ног, ни потребности их ими двигать.
Микула хотел ответить, но закашлялся. На снег упала серая капля. Не кровь, а гниль. Страсти какие. У меня из легких тоже поднялась тяжелая мокрота. Только этого для полного счастья не хватало. Подлечились у лихоманки, называется. Интересно, это она нарочно нас заразила? Или мы от того мешочка подхватили хворь?
— Всё, — сказал я откашлявшись. — Идём.
Мы ушли от избы до того, как крыша окончательно рухнула.
День был мутный, без солнца. Лес стоял серый, мокрый от оттепели и снова схватывающего мороза. Дышать было больно: не только лёгким, а вообще всем внутренностям. Говорят, проказа в первую очередь убивает нервные окончания. А потом человек годами еще жить может, ничего не чувствуя и сгнивая заживо. Поскорей бы уже что ли?
Мы шли весь день. Снег, серый пар, больные пальцы, чужой крест на груди — и снова снег. Микула почти всегда молчал. Леонтий днём почти исчезал. Иногда я видел только бледный контур рядом с деревьями. Иногда слышал голос, будто из подвала:
— Левее.
— Почему?
— Там провал. В нем уже умирали.
Я проверил сулицей.
Под снегом оказался овраг, закрытый тонкой коркой. Так Леонтий впервые спас нам пусть не душу, но жизнь.
После этого я стал слушать его внимательнее. Леонтий видел не всё, но смерть для него стала не событием, а следом.
— Там медведь, — сказал он к вечеру.
— Зимой?
— Медведи зимой не растворяются в воздухе. Они просто спят. Этот осенью убил и съел человека.
Мы обошли берлогу.
Ночевать пришлось в яме между корнями. Костёр маленький, дымный. Одежду сушить нельзя — вонь от неё шла сладкая, больничная. Микула ел мало. Я заставил его жевать орехи, которые Леонтий нашёл в беличьем дупле.
— Кража у белки, — сказал Леонтий. — Надеюсь, в новом положении мне это зачтётся мягче.
— Белка переживёт.
— Ты всегда так уверен за других. А вдруг нет? Вдруг, это ее последние орехи?
На второй день мы вышли к старой дороге. Не большой тракт. Но торная зимняя дорога: полозья, копытные следы, навоз. Люди ходили. Сани проходили недавно.
— Нельзя, — сказал Микула.
Я кивнул.
И всё равно через час, когда сзади послышался звон бубенцов, тело предало. Хотелось выйти. Поднять руку. Попросить еды, а еще лучше, место на санях. Потом из моего рта вышел серый пар. И я стащил Микулу в кусты.
Сани прошли мимо. Двое мужиков, баба в тулупе, ребёнок, завернутый в овчину. Ребёнок смеялся. Просто смеялся, потому что лошадь фыркнула и мотнула гривой.
Я держал Микулу рукой за плечо. Он не дёргался. Когда сани ушли, он сказал:
— Ты людей пожалел?
Я не ответил. Он посмотрел на меня исподлобья.
— Или просто понял, что нас не повезут?
— Не знаю.
К вечеру третьего дня болезнь стала заметнее.
У Микулы пятна пошли по запястьям. У меня левая ладонь местами немела. На коже, где хозяйка вытаскивала боль, проступала серая сетка. Не болела. Это и пугало. Боль — честная. Немота — предательство. Я уже жалел, что торопил проказу делать свое дело.
Я попробовал сжать левую руку. Два пальца не ответили. Просто висели, как чужие.
Леонтий ночью становился яснее. У костра он выглядел почти живым, если не смотреть на ноги: ноги в снег не входили. Еще один эльф из того фильма, черт его дери!
Микула крутил в пальцах красную нитку. Думал, что я не вижу. Я видел. Нитка в его пальцах лежала красной и мёртвой. Но когда он думал, что я отвернулся, она на миг натянулась сама — будто с другой стороны кто-то проверил узел.
— Что дал тебе Горыня? — спросил я.
Он вздрогнул.
— Что?
— Серый хотел тебя. Велесовы вели волков. Ведьма называла корешком. Дед что-то дал тебе перед дорогой.
— Нитку.
— И всё?
— И всё.
Он спрятал её за пазуху. Слишком быстро. Я почувствовал, как внутри поднимается злость. Я тащил его через лес, кровь, воду, ведьму, мор. А мальчишка всё ещё прятал от меня дедовы секреты.
— Ладно, — сказал я. — Не хочешь, не говори.
Микула ждал, что будет дальше. Ничего не было. Это, кажется, испугало его сильнее. На четвёртую ночь к костру вышел серый. Не пришёл, а именно вышел из тени.
Серый плащ. Босые ноги на снегу. Один след за ним — чёткий, человеческий, голый. Потом след пропадал. Потом появлялся снова, слишком близко к огню.
Микула вскочил. Я поднял топорик.
Леонтий стал видимым сразу. Бледный, резкий, как луна в проруби.
— Устал, ученик? — спросил серый.
Микула молчал.
— Он болен, — сказал серый. — Ты болен, Мерович. До Перводрева далеко.
Голос у него был тихий и даже ласковый. Пугающий.
— Уходи, — сказал я.
Серый посмотрел на меня.
— Ты всё ещё думаешь, что дорога слушает тебя.
— Нет. Но топорик иногда слушает, - я показал ему оружие.
Он почти улыбнулся.
— Болезнь можно ускорить.
У Микулы на пальцах белёсые пятна потемнели. Он ахнул и схватился за руку. Я шагнул вперёд. Серый поднял палец. Пятна побледнели обратно.
— И остановить, — сказал он. — Или даже повернуть вспять.
Микула тяжело дышал. Серый смотрел только на него.
— Иди в наш круг. Нам нужен голос Рода. Не старик у пня, не больной мальчишка в лесу. Волхв. Настоящий. Ты можешь стать им быстрее. Без Перводрева. Без боли. Без того, чтобы этот человек снова кого-нибудь резал ради тебя.
Микула побледнел, но теперь не от болезни. Красная нитка у него под воротом вдруг шевельнулась. Не на ветру. Сама. Я это увидел. Серый тоже.
— Дед говорил про ваш круг, — сказал Микула.
— Старики говорят о том, чего боятся.
— Он говорил, вы несёте миру зло.
— Не только. Ты умрёшь, если придешь к нам.
— Значит, умру.
Голос у Микулы дрожал, но не сломался.
— Лучше так, чем с вами.
Серый впервые перестал смотреть ласково. Лес вокруг костра стал плоским.
— Тогда отдай то, что дал тебе Горыня.
Микула застыл. Вот так. Не удивился. Не спросил “что”.
— Дед ничего не давал, — сказал Микула.
— Не лги мне, корешок.
Микула сжал кулаки. Я вспомнил, так его называла лихоманка.
— Только нитку.
— Нитка иногда значит больше, чем посох.
— Не отдам.
Серый сделал шаг к нему. Я оказался между ними.
— Он сказал нет.
Серый посмотрел на меня наконец по-настоящему. И я почувствовал знак меры.Не вспышку. Не зов. Холодный интерес. Странно, обычно она реагирует только на смерть.
Серый сказал:
— Ты думаешь, что защищаешь его от меня.
— Ага.
— Ты ошибаешься. Ты мешаешь ему выбрать верный путь.
Серый поднял руку, и на миг серый пар перестал выходить из моего рта. Я вдохнул. Чисто. Без скребущей гнили. Без сладкого привкуса на языке. Всего один вдох, но тело сразу захотело ещё.
— Я могу остановить, — сказал серый. — Могу дать вам дойти. Могу сделать так, что мальчик не сгниёт до конца пути.
— За круг, — сказал я. — Чтобы это ни значило.
— За разум.
— За нитку, — сказал Микула.
Серый посмотрел на него.
— Последний раз прошу.
— Нет.
— Тогда дорога тебя убьет. И я заберу с твоего тела то, что дал Горыня. С холодного, мертвого, исковерканного болезнью тела.
Он повернулся к лесу.
— И когда Род тебя спросит, не говори, что тебя не предупреждали.
— Серый, — сказал я.
Он остановился.
— Что?
— Если опять полезешь к его выбору, я найду, как тебя можно ранить.
— Ты?
— Я.
— Ты даже не знаешь, что я такое.
— Не обязательно знать, что ты такое, чтобы сломать ему колено. Еще раз увижу — покалечу, имей ввиду.
Он рассмеялся. Тихо. Почти по-доброму.
— Вот за это Числобог тебя и выбрал. У него своеобразное чувство юмора.
И пропал. Не растворился. Не исчез. Просто сделал шаг назад, и лес снова решил, что его там нет. И никогда и не было.  У края света от костра снег продавился одним единственным босым следом. Я увидел его только тогда, когда серого уже не стало.
След смотрел в сторону Микулы.
— Он заглушил меня, — сказал Леонтий. — Когда говорил с мальчиком. Я хотел сказать. Не смог.
Я посмотрел на него.
— Как?
— Не знаю. Все видел, слышал, но говорить и показаться — не мог.
Микула сел к огню. Руки у него тряслись.
Я хотел спросить про нитку. Не спросил.Потом всё-таки спросил.
— Так что дал Горыня?
Микула закрыл глаза.
— Ничего.
— Микула.
— Ничего, кроме нитки.
— Серый из-за нитки пришёл?
— Не знаю.
— Врёшь?
Он открыл глаза. Лицо было усталое, больное и слишком взрослое для пятнадцатилетнего парня.
— А ты всегда правду говоришь, когда собираешься кого-нибудь спасать?
Я замолчал. Спасать, значит. Он не говорит, чтобы меня спасти. Офигеть. Интересно, от чего?
Крест Леонтия под рубахой холодил грудь. Шнурок тянул чуть сильнее, чем надо. Леонтий стоял у огня и смотрел на нас обоих.
— Хорошая компания, — сказал он. — Один мёртвый, и два полумертвых, прогнали того, кто мог все исправить.
— Помолчи, — сказал я.
— Я теперь только и могу, что говорить
Ночь была длинной и морозной.
Микула лёг спиной ко мне. Красную нитку он держал под рубахой. Думал, не видно.
Леонтий сидел у костра, пока пламя не стало углями. Я хотел спросить, видит ли он сны. Не спросил. Вместо этого считал. Сколько еды. Сколько соли. Сколько дней до Перводрева. Сколько болезнь даст нам времени. Сколько раз можно не заходить к людям. Сколько раз Микула соврёт про нитку. Сколько раз я сделаю вид, что верю.
Счёт шёл легко. Вероятно, вместе с покровительством Числобога я получил и способности к устному счету, а может даже и к геометрии. Попытался припомнить какую-нибудь теорему, но вспомнилось только что-то про Пифагору, крысу, штаны и биссектрису. Или гипотенузу. Я их еще в школе путал.
Я повернулся на бок. Перед глазами всплыл Леонтий, подставляющий горло.
А потом серый. Потом, жена и дети. Я долго лежал и слушал, как в лесу где-то далеко кашляет кто-то, кого там точно не было. Я тогда еще не встречал леших.
Под утро я всё-таки провалился в сон, как в чёрную дыру.
Меня разбудил холод. Костёр умер. Снег вокруг привала был серым. Я сел и сразу понял, что-то не так.
Микулина лежанка была пустая. Плащ лежал на месте, котомка — на месте. Даже маленькая щепка, которую он вечером крутил в пальцах, валялась возле углей. Микулы не было.
— Микула, - сказал я тихо. Вдруг просто по нужде отошел, а я паникую.
Потом громче:
— Микула!
Лес ответил снегом посыпавшимся с веток. Я бросился к его лежанке. Снег там был примят телом. Видно было, где лежала спина, где были ноги, где рука сжала край плаща.
Но следов ног не было. Ни влево, ни вправо. Никуда. Он не вставал. Не уходил. Его просто не стало.
— Леонтий!
Шнурок у меня на груди был холодный. Слишком холодный.
— Леонтий!
Никто не ответил. Я был один. Совершенно один в зимнем чужом лесу.
Я выбежал на край привала, обошёл костёр, кусты, корни, старую колею, место, где ночью стоял серый.
Снег был пуст. Только у самого края света от мёртвого костра темнел один отпечаток босой человеческой ступни.

Глава 11 Круг без согласия

Я побежал. Не туда, куда вели следы. Потому что никаких следов не было.
У костра остался один отпечаток босой ступни. Один. Без второго. Без волока. Без крови. Без Микулиного шага рядом. Я рванул между деревьями.
Через двадцать шагов дыхание стало серым, левая рука перестала слушаться, а снег под ногами потемнел. Я упёрся плечом в сосну. Там, где ладонь коснулась коры, проступила белёсая плёнка.
Под ногтями снова выступил серый налёт. Я соскрёб его ножом. Он появился снова.
— Потом, - решил я.
Справа мелькнуло тёмное. Я бросился туда, упал на колено, разгрёб снег. Сухая ветка.
— Микула!
Ответа не было.
Я сделал ещё несколько шагов и остановился. Лес был целый. Ни сломанной ветки, ни примятого куста, ни следа. Шнурок дёрнулся.
Из серого дыхания выступило лицо Леонтия. Бледное, рваное. Возле привала его глушило почти полностью, но чем дальше я уходил, тем лучше он проступал в реальности.
— Жив, — сказал он.
— Где?
— Его переставили. Ты в тавлеи играешь? Как шашку.
— Куда?
Он повернулся к елям.
— Туда.
Я побежал.
Снег скоро стал слишком ровным: ни звериных следов, ни птичьего шума, ни обычного лесного шороха. На нижней еловой лапе висел клочок серой шерсти. Под корнем лежал волчий клык, перевязанный кожаной полоской. Рядом отпечаталась большая лапа с косой чертой.
Велесовы. Какие интересные звери. Прямо столько улик. Что глупый человек точно увидел и понял, что это именно они. Я шагнул к отпечатку.
— Стой, — сказал Леонтий.
Я присел. Сверху снег был свежий. Под ним наст примят сапогом, а вовсе не звериной лапой. Клык привязали недавно.
— Ложный след, — сказал я.
Леонтий показал правее.
Между двумя елями нашлась яма под лапником. Я сунул руку внутрь. Снег был слежавшийся, продавленный телом. Кто-то сидел здесь долго. Смотрел прямо на наш костёр. В яме лежали уголь, крошки хлеба, ворсинка верёвки. У корня остался след сапога.
Нас пасли. Пока мы спали, кто-то сидел здесь, мерз и ждал.
— Борята? — спросил Леонтий, которому мы уже успели рассказать нашу предысторию.
— Его люди. Или те, кому он продал дорогу.
— Микула жив, — сказал Леонтий. — Он меня к шнурку привязывал. Я теперь чувствую его сердце.
— Тогда быстрее.
Я побежал. Леонтий рвался рядом белыми клочьями. Я дважды падал. Слева мелькнуло красное. Я бросился туда. Короткий волосок красной нитки. Под ним снег был серым, но в крошечном кружке виднелась живая земля. Я спрятал ворсинку за пазуху.
Мы пошли еще быстрее.
Лес стал тише. Ветки висели неподвижно. Снег не скрипел под ногами, а глухо проминался.
Впереди выросли три ели из одного корня. Между ними — круг тёмной земли без снега. На коре зарубки.
Три тройки в столик. Три таких столбика У края круга темнел тот же босой след. Снова один, без пары.
Леонтий стал видимее. Его лицо наконец держалось.
— Там уже не наш мир, — сказал он. — Я вижу.
- А какой?
- Похожий. Но другой.
Я шагнул в круг. Снег пропал. Меня бросило вперёд. Я ударился плечом о корень, перекатился и вскочил уже в другом лесу. Сером.
В центре поляны горел костёр. Не яркий. Серый как и все здесь, будто в черно-белом фильме середины прошлого века. Хреново дальтоникам, если они всю вою жизнь видят мир именно так. Пламя стояло низко, почти без дыма, от него пахло горячим железом и мокрой золой.
Вокруг костра шли места.
Двадцать семь. Не лавки и не камни. Круги утоптанной земли, ничем особо не обозначенные. На одних стояли волхвы. Другие пустовали. Над пустыми висели полутени: не люди и не мёртвые, обрывки лиц, рук, волос, старых голосов. Они не двигались, пока я смотрел. Стоило моргнуть — меняли позы. Одно место было чуть шире остальных.
На нём сидел Микула. Живой и цветной. Руки развёрнуты в стороны и связаны красными и серыми нитями. Нити уходили в землю. На запястьях уже проступила кровь. Под левым ухом чёрная жила спустилась к вороту и сильно дрожит. Лицо белое. Губы синеватые. Застудят мне снова пацана, сволочи. Еще соплей в добавок к проказе не хватало.
За его спиной висела полутень. Большая. Тяжёлая. Не с лицом, а с очертанием плеч и рук. От неё тянуло землёй, хлебом и старой кровью. Место волхва Рода. И это место уже тянуло к себе Микулу.
Вокруг костра стояли волхвы других богов. Это было ясно и по ним самим, и по знакам. У некоторых они были металлические, у других деревянные или костяные. У некоторых вырезаны прямо на лбах. Вон, у того, худого, знак один в один как моя метка. Сразу ясно чей волхв.
Седой старик с железным посохом стоял у огня первым. На груди у него висел знак Сварога: чёрный металл, прокалённый по краям. Правая кисть была в старых ожогах, но пальцы держали посох крепко. Вероятно, главный.
Волхв Мораны стоял слева от костра. Белые губы, сухие пальцы, меховой воротник, покрытый инеем. Под ногтями темнеют серые пятна. Он смотрел на Микулу так, как смотрят на больного, которому уже назначили день эвтаназии.
Волхв Велеса был справа. Широкоплечий, в тёмной шерсти, с костяными подвесками на ремне. В его тени иногда поднималась волчья холка.
Чуть дальше стоял волхв Чернобога. Худой, высокий, почти без губ. Чёрная повязка на одном глазу. На лбу — сажа, проведённая крест-накрест. На руках — сухая кровь, старая и свежая. У его места не было полутени. Только чёрный провал, в который пламя костра не заходило.
Ещё были другие: старуха с пучком сухих трав, толстый волхв с медным кольцом в ухе, мальчишка не старше Микулы с белыми ресницами, женщина с рыбьей чешуёй на висках.
Некоторые места пустовали, но пустые места тоже слушали.
Когда я сделал шаг, три пустых места повернулись ко мне. Не сами — полутени над ними. У одной было лицо старухи без глаз. У другой — детская рука и мужская челюсть. Третья просто вытянула шею из дыма и сверкнула красными глазами.
Знак меры под рубахой кольнул. Костёр ответил короткой вспышкой. Несколько волхвов обернулись.
— Меровича не трогать, — сказал Сварожий волхв.
Волхв Чернобога оскалился.
— Почему?
— Потому что он уже открыл метку.
Микула заметил меня.
— Не...
Серая нить у его запястья дрогнула.
— ...если это спасёт его, — договорил его рот.
Микула вздрогнул. Прикусил губу до крови.
— Не моё, — прошептал он. — Это не моё.
Я шагнул вперёд. Воздух ударил в грудь. Я остановился, будто врезался в стену.
— Микула!
Волхв Сварога даже не повернулся.
— Здесь нет Микулы, — сказал он. — Здесь есть пока незанятое место в круге.
Микула рванулся. Нити впились в запястья глубже. По пальцам потекла кровь.
— У меня имя есть!
— Было. Раньше.
Я ударил стену плечом. Воздух вернул меня назад. Серый в плаще повернул голову. Тот самый. Босой. Без инея на ступнях.
— Напрасно ты пришёл, Мерович.
— Проверим.
Я ударил топориком. Лезвие отскочило от воздуха, руку прострелило до локтя. Волхв Сварога поднял ладонь.
— Мы не убиваем его, Мерович.
— А связываете зачем?
— Чтобы тело не ушло раньше согласия духа.
— У нас это называлось похищением.
Он посмотрел на меня.
— В тебе чужой.
— Нет. Я — это я!
Серый в плаще сделал шаг к Микуле, но смотрел на меня.
— Не мешай. Он станет тем, кем должен.
— А если он не хочет?
Волхв Сварога ответил сразу:
— Желание не учитывается. Учитывается только согласие.
Микула поднял голову.
— Я не согласен!
Сварожий волхв даже не посмотрел на него.
— Назови себя.
— Микула.
— Мелкое имя. Имя человека. Не твое.
— Моё.
Микула выдохнул и добавил:
— Дед меня так звал. А ты — никто.
Волхв Мораны чуть улыбнулася. Волхв Велеса фыркнул. Волхв Чернобога скрипнул зубами. Сварожий волхв коснулся железным посохом земли. Место волхва Рода дёрнуло Микулу к себе. Он побледнел ещё сильнее. Нити на запястьях натянулись, кровь потекла по ладоням.
— Слышишь? — сказал Сварожий. — Ты уже без имени. Уже.
— Я — МИКУЛА!
Волхв Мораны повернулся к главному.
— Он уже морный. В нем посев моей хозяйки.
Волхв Велеса шагнул к костру.
— Пока кровь тёплая — не ваш.
— Дозреет.
— Не успеет. Место его примет. И все что было с ним раньше — перестанет иметь значение.
Волхв Чернобога резко ударил посохом по земле.
— А долг?
Костёр присел, будто услышал и испугался. Сварожий волхв повернул голову.
— Не сейчас.
— Сейчас, — сказал чернобожий. — У моего бога украли законную плату. Смерть была взята, но не отдана. Мёртвый ходит. Княжич носит чужой крест. Долг болтается у него на груди.
Леонтий рядом со мной стал прозрачнее.
— Он про меня? — спросил он.
— Нет. Про другого мертвого, другого княжича и другой крест. Просто так совпало.
Чернобожий волхв услышал мой шёпот. Его один взгляд метнулся к моей груди.
— Вот где он привязан.
Он поднял руку. Крест Леонтия рвануло с такой силой, что шнурок впился мне в шею. Я схватился за него правой рукой. Поздно. Сам крест сорвался. Шнурок лопнул и остался в моих пальцах. Кожа на груди вспыхнула болью, будто с неё содрали лёд. Шнурок дернулся разок, весь мокрый от пота и крови из рассеченной кожи и затих. А крест полетел к чернобожьему волхву.
Леонтий вскрикнул. Не от боли. От страха.
— Не трогай!
Чернобожий волхв поймал крест двумя пальцами. Пальцы сразу почернели, кожа на них вздулась пузырями. Он не отпустил, только злобно оскалился и еще крепче сжал руку.
— Святая железка, — процедил он. — Значит, точно держит.
— Дурак, — сказал Леонтий.
Чернобожий швырнул крест в костёр. Волхв Сварога шагнул вперёд.
— Стой!
Крест упал в серое пламя. Один миг ничего не происходило. Потом костёр взорвался белым светом. Не огнём. А именно светом. Желтым, ярким, теплым, разительно отличающимся от окружающей серости. Удар выбил воздух из груди. Меня швырнуло спиной в невидимую стену. Из носа сразу пошла кровь. Уши заложило. В глазах вспыхнули белые круги.
Серые волхвы попадали кто как стоял. Кто-то закрыл лицо руками. Кто-то рухнул на колени. Полутени над пустыми местами завизжали без голосов и развеялись, будто их и небыло.
Чернобожьего волхва просто разорвало.
Сначала лопнули пальцы, которыми он держал крест. Потом белый свет ударил в грудь. Рёбра раскрылись наружу. Чёрная повязка слетела вместе с куском лица. Кровь брызнула на снег, на корни, на серый костёр. Кости щёлкнули и разлетелись белыми осколками. Одна рука упала возле моего сапога, ещё дёргаясь.
Кровь была красной. Не серой.
Костёр ревел. В белом пламени на миг проступил крест — не горящий, а сияющий. Потом свет ударил второй раз. Старший Сварожий волхв устоял на колене опираясь на свой железный посох и одновременно прячась за ним. Посох раскалился докрасна. Он сжал его, и кожа на ладони задымилась.
— Держать круг! — крикнул он.
Никто сразу не смог встать.
Волхв Мораны захрипел, прижимая обожжённые пальцы к груди. Волхв Велеса отполз от огня, на его щеке висел лоскут кожи. Один из безликих серых лежал лицом вниз и дёргал ногой.
Полутени над пустыми местами вновь соткались из окружающей серости и сорвались с кругов. Одна метнулась к Микуле, но белый свет ударил ей в грудь, и она рассыпалась пеплом. Другая вцепилась в плечо Сварожьего волхва. Он оторвал её от себя голой рукой, вместе с куском собственной кожи.
Нити на руках Микулы провисли и ослабили натяжение. Микула тут же попытался вывернуть запястье. Серая нить впилась глубже. Кровь брызнула на землю.
— Не так, — прохрипел Леонтий, которому тоже досталось от той вспышки. Честно говоря, я думал его развеяло навсегда, но нет, вот он снова начинает проявляться в реальности. И даже вроде как ярче стал. — Искалечишь руку.
Микула не слушал. Он тянулся к вороту, к красной нитке, но пальцы соскальзывали от крови. Серый в плаще первым поднял голову. И посмотрел не на костёр и не на волхва Сварога. На Микулу.
— Сейчас, — сказал Леонтий.
Я ударил в стену из воздуха плечом. Она треснула. Не исчезла. Треснула, оставив вполне видимый глазу разлом. Этого хватило. Я бросился вперёд, прямо в эту трещину.
Серая нить у Микулиного левого запястья натянулась. Место Рода попыталось удержать его. Полутень над местом вытянула руки к его плечам. Микула закашлялся кровью.
— Ты пришёл за мной, потому что без меня не сможешь призвать Числобога? — спросил он.
Даже сейчас спросил. Даже с кровью на губах
— Нет.
Микула смотрел, на меня не моргая.
— Я могу призвать его хоть сейчас. И всегда мог. Пусть и не так, как ты. Грязно. С кровью и болью.
Сварожий волхв поднял голову. Серый в плаще перестал улыбаться, а волхв Числобога, напротив, ухмыльнулся разбитыми при падении губами.
— Для этого нужно всего-то взять одну смерть, — сказал я. — Например, твою.
Микула побледнел. Не от страха. От понимания, что несколько дней ходил рядом со своим потенциальным убийцей.
— Тогда… зачем?
— Потому что я просто пришёл за тобой.
Микула отвёл взгляд первым. Кровь с прокушенной губы капнула на ворот. Серая нить у запястья дрогнула и вновь ослабила натяжение.
Серый в плаще вмешался в разговор:
— Он может дойти и без тебя. И сделать то что хочет без жертвы. Без метки. Без еще одной смерти.
Пустое место Рода дёрнуло Микулу. Он ударился коленом о корневой край. Из рассечённой кожи сразу пошла кровь. Микула даже не посмотрел вниз.
— Микула, не смей.
Он всё равно спросил:
— Если я соглашусь, он дойдёт?
Серый ответил:
— До Перводрева — да.
— А мор?
— Его можно придержать.
— Совсем?
— На дорогу хватит.
Красная нитка у Микулы под воротом шевельнулась. Сама. Будто кто-то с другой стороны слегка дернул за кончик. Микула закрыл глаза. Я узнал это лицо. Я уже видел такие. В моей прошлой жизни были не только смерти гопников. При мне умирали и правильные люди. Так смотрит человек, который уже решил, что его смерть даст другим шанс. Такое ж было и у Леонтия, когда он подставил шею под мой нож.
Я и сам так смотрел на Числобога.
— Нет, — сказал Леонтий. — Это неправильно. Вы ломаете его волю.
Он проявился рядом со мной. Теперь его было видно почти полностью.
Волхв Мораны поднял голову.
— Мёртвый спорит о воле?
— Согласие связанного — не согласие.
— Ты умер. Молчи, как и положено мертвому.
— Меня тоже привязали. Но спросили. И я…
Сварожий волхв повернул к нему голову.
— Чужой мёртвый. Здесь тебе нет места. И нет места для твоих слов.
Он сделал жест.
Леонтия дёрнуло назад. Шнурок на моей груди впился в кожу. Лицо Леонтия распалось, потом собралось снова. Из носа у меня пошла кровь — тонко, тепло, на верхнюю губу. Блин, я то тут при чем???
Леонтий прохрипел:
— Микула… Не соглашайся...
Знак меры под кожей шевельнулся. Мир стал резче. Нити, корни, дыхание Микулы, серые лица, морная жила под ухом — всё встало на свои места. Я увидел узел. Не главный. Главный был на груди Микулы, там, где моток красной нитки прятался под рубахой. Туда лезть — убить парня.
А сбоку, у левого запястья, висела маленькая серая петля. Она и скручивала его мысль и опутывала волю:
“Если соглашусь, он выживет?”
Чужая мысль, оплетающая его совесть. Знак меры предложил простое решение. Вокруг было достаточно смерти. Старые волхвы. Мор. Разорванный чернобожий. Чужой обряд. Один удар — и всё можно разорвать.
Микула смотрел на меня.
Согласие вступить в круг, чтобы это ни значило, уже поднялось к его губам. Я видел. Он тоже хотел помочь мне.
Я пришёл за мальчишкой. А получается так, что теперь он спасает меня. От проказы Мораны. От лишних убийств, которые дополнительными жерновами будут висеть на моей душе.
Я бросился вперёд, но не в стену. Вниз. Под стену.
Упал на колено, скользнул по серой земле, ударил ножом рядом с корнем, туда, где петля серой нити уходила в землю.
Сварожий волхв снова среагировал первым.
— Не трогай!
Поздно. Нож вошёл легко. Серая петля натянулась. Я провернул лезвие. Петля лопнула.
Микула резко вдохнул.
— Не...
Нити на груди дёрнулись. Он стиснул зубы. Кровь из прокушенной губы брызнула мне в лицо.
— Нет, - сказал он тихо. — Нет.
Красная нитка под воротом тускло вспыхнула.
Круг не рухнул. Он взбесился.
Из земли вырвались корни и рванулись к Микуле. Сварожий волхв шагнул к нему. Волхв Мораны поднял руку. Волчья тень сорвалась с места. Место Рода дёрнуло Микулу назад. Всё случилось сразу.
— Тогда пусть дозреет, — прошипел волхв Мораны.
Жилка под ухом Микулы почернела и поползла вниз. Он схватился за горло. На губах выступила серая влага. Он закашлялся, и на снег брызнула мокрая серая слюна с кровью.
Мор ударил и по мне: под ногти будто вбили иглы, дыхание стало сладким и гнилым, снег вокруг сапог потемнел. Кровь из носа пошла сильнее. Я сплюнул красное на серый снег.
Волхв Велеса бросился наперерез.
— Пока кровь тёплая — он не ваш! — взревел он и оскалил волчьи клыки.
Его тень выросла волчьей пастью и вцепилась в белую дымку у руки волхва Мораны. Тот раскрыл ладонь, и белый прах лёг на его плащ. Ткань вздулась. Под ней что-то зашевелилось.
Сварожий волхв крикнул:
— Серые! Опомнитесь!
Он ударил раскалённым посохом в землю. Искры пошли по корням.
— Мы круг тридевяти старших богов! Не стая у падали! Тёмный и светлый круги только ждут, когда мы перегрызём друг друга. В единстве наша сила!
Кто-то его услышал и даже внял.
Один из серых шагнул между Мораной и Велесом. Волчья тень ударила его сбоку, морный прах лёг на лицо. Он упал на колени и начал стареть. Ногти почернели, кожа на щеках провисла, изо рта потекла тёмная слюна.
Второй серый отступил. Морана тянула Микулу в болезнь. Велес — в свою пасть. Место Рода — в должность. Все трое делали это одновременно.
Корень обвился вокруг Микулиной щиколотки. Волчья тень схватила его за плечо. Морная дымка полезла в рот. Нити на запястьях врезались до мяса. Кровь пошла по пальцам.
Микула захрипел. Круг перекосило. Проход, через который я вошёл, исчез.
Микула сел ровно. Слишком ровно. Как человек, который уже перестал сопротивляться и отдается на волю обстоятельств. Я бросился к нему, но споткнулся о корень и упал. Пепельный снег набился в рот. Я закашлялся, поднялся на одном локте, сорвался, поднялся снова. В горле стоял вкус крови и гнили.
Леонтий бросился к Микуле. Прошёл сквозь него.
— Проклятье!
Леонтий исчез.
Шнурок на груди дёрнулся и стал легче. Как будто на нём стало меньше Леонтия. Он появился у правого плеча Микулы почти прозрачный.
— У ноги, — сказал он. — Правая нить. Она держит путь назад.
Я пополз.
Сварожий волхв повернулся ко мне.
— Ты мешаешь тому, чего не понимаешь.
— У меня богатая практика. Я часто так делаю
Он ударил. Не посохом, а… даже не знаю как назвать. Волей? Взглядом? Памятью?
Грудь сжало. Перед глазами мелькнули: больничный потолок, Марина, вода над лицом Святослава, рыжий в снегу, Леонтий с распоротым животом. Смерти. Мои. Чужие. Взятые. Отданные. Меня скрючило и затрясло от осознания собственной мерзости и никчемности. Я… виноват во всем... Сколько умерло. Сколько еще умрет.
Метка вздрогнула напомнив о себе. Точно, метка. Сделка. Числобог. Это все не ради смерти. Это все ради жизни. Чтобы жили Марина, Варя, Кирюша… Живите!
Я метнул нож.
Не в Сварожьего волхва, хотя хотелось. В серую нить у правой ноги Микулы.
Нож ударил в пень, отскочил, кувырнулся и упал острием вниз. Прямо на нить. Нить лопнула.
Микула завалился набок.
— Ползи! — рявкнул я. Он попытался подняться — ноги подломились. Он открыл рот. Крика не вышло.
Но он пополз. Корень все еще держал его щиколотку. Микула потянулся к груди. Красная нитка обвилась вокруг пальцев. Он сжал её до крови. Три красные капли упали на снег. Одна на корень. Корень дёрнулся и отпустил его щиколотку. Несколько серых нитей лопнули сразу. Место постепенно, с огромной неохотой, отпускало непокорного кандидата.
Сварожий шагнул к нему, в глазах его плясала ярость пламени. Серый в плаще оказался между ними.
Не защитил. Просто встал на пути.
— Силой его не поставить.
— Тогда сломать, — сказал Сварожий. — Сломанный голос Рода — тоже голос Рода!
Волхв Мораны рассмеялся:
— Тогда просто подожди. Мор его доконает. Он станет тонким и сломается. Тонкое ломается проще.
Велесов волхв ударил его костяной подвеской по руке. Вспыхнул чёрный огонь. Сам волхв в звериной шкуре выдохнул — и его борода покрылась инеем, кожа на щеке посерела. Видно, эти двое не очень между собой ладят.
Сварожий пытался удержать круг и восстановить порядок. Корни били по земле, серый снег летел вверх, полутени над пустыми местами рвались к костру. Разорванный чернобожий ещё дымился возле огня. Его пальцы шевелились отдельно от руки.
Я добрался до Микулы. Схватил его за ворот правой рукой.
— Не... отпускай...
— Кто бы говорил.
Я потянул его на себя и понял, что не вытяну.
Тогда он сам вцепился в мой ворот.
— Тяни.
Я потянул. Потом потянул еще. Серые нити, тянущиеся от Миккулы к его потенциальному месту, лопались одна за другой. Дзынь! Звяк! Буц!
Их были десятки, если не сотни. Микула орал, будто был пришит ими к своему месту. Но все равно настойчиво лез от него подальше, помогая мне как мог.
С последней лопнувшей нитью между двумя корнями открылась щель. И сразу начала затягиваться, будто порез на коже реальности. За ней был настоящий снег. Белый. Беснующийся от ветра. По сравнению с местной серостью — цветной до одури. Хотя и белый, как это и положено нормальному снегу, если он конечно, не умудрился выпасть в городе.
Я потащил Микулу туда. Серое пространство дёрнулось, щель начала закрываться.
— Быстрее! — крикнул Леонтий.
Он возник у щели, бледный и злой. Крест лежал в костре, а на моей груди остался только шнурок. И всё равно Леонтий держался за него.
— Сам прыгай! — сказал я.
— После вас!
— Леонтий!
— Не спорь с духовным лицом!
Он упёрся обеими руками в края прохода.
Руки прошли бы сквозь обычное дерево или металл, но здесь нужны были именно такие. Пальцы Леонтия вдавились в серую щель. Его лицо перекосило. По рукам побежали белые трещины. Смыкание щели заметно замедлилось.
— Давай! — прохрипел он.
Я толкнул Микулу вперёд, он влете в щель головой вперед. Я прыгнул за ним, прямо сквозь призрака. Непередаваемые ощущения. Бррр! Больше такого испытывать не хочу.
Края реальности резали руки Леонтия до локтей. Его плечи распадались на дым. Он не отпускал. Но протиснуться в тоненькую щель уже не мог.
Я успел схватить край шнурка на груди. Шнурок дёрнулся. Леонтий посмотрел на него.
— Верёвочку не потеряй, - процедил он сквозь призрачные зубы.
— Лезь!
Он попытался. Но было ясно, что для него поздно.
Щель ударила меня в спину и выбросила наружу.
Последнее, что я увидел, — Леонтий по ту сторону. Руки всё ещё держат проход. Лица почти не видно. Только рот. Он сказал что-то. Я не расслышал.
Мы вылетели в настоящий лес. И сразу попали в буран. Ветер ударил в лицо будто бревно. Снег летел стеной. Деревья исчезали в двух шагах. Следы заметало мгновенно.
Через пару секунд, я уже и сам не был уверен, откуда именно мы вывалились.

Глава 12 Белая мгла

Мы прошли всего с десяток шагов. Потом снег ушёл из-под ног.
Я провалился не вниз сразу, а боком. Сначала сорвался сапог. Потом колено. Потом весь склон подо мной медленно поехал. Я успел схватиться за куст, но пальцы левой руки не сжались. Правая была занята Микулой.
Меня потащило в белую яму. Микула рванулся за мной и схватил меня за ворот.
— Не отпускай! — прохрипел он. — Вот бесов снег! Не видно ни зги!
Снег пополз под нами. Не обвалом. Медленно. Мы сползали вместе, царапая наст сапогами. Я вбил каблук в снег. Не помогло. Мы съехали ещё ниже. Внизу темнели кусты и камни. Если сорвёмся туда — уже не выберемся.
— Шнурок, — сказал Микула.
— Сейчас не время! Мы падаем!
— Шнурок!
Я выдернул из-за пазухи обрывок шнурка на котором раньше висел крест Леонтия. Крест чернобожий волхв швырнул в костёр. Крест сгорел, покарав святотатца. Остался только шнурок — грязный, подпалённый, жёсткий от чужого пота, крови и смерти. Микула схватил его плохо гнущимися от проказы и мороза пальцами. Кожа на костяшках у него сразу треснула. Он намотал шнурок на ладонь и прижал к губам.
— Без него упадём, — сказал он. — Продержись еще немного…
Микула прошептал три слова. Я не понял ни одного. Родовый шёпот, не для меня. Шнурок натянулся так, что чуть не разрезал ему ладонь. Кровь пошла между пальцев и сразу темнела на морозе. Ветер ударил сильнее. Потом из белой мглы донёсся голос:
— Влево, дубина!
Я рванулся влево всем телом. Микула вцепился в меня. Снег под нами сорвался вниз и ушёл в овраг. Камни внизу глухо стукнули друг о друга. На краю склона, полупрозрачный и злой, стоял Леонтий.
— Долго ты, — просипел я, почему-то улыбаясь как идиот. И это зависнув над бездной. Ну, пусть не совсем над бездной, но ноги переломать точно хватит.
— Могли бы и раньше вытащить… - буркнул призрак. — Еще налево. Да не туда! На другое лево!
Под ногой оказался огромный валун. Скользкий, но крепко сидящий в стене оврага. Я оперся на него обеими ногами и перевел дух. Вытянул руки, с помощью Микулы, упираясь ногами в почти вертикальный склон, забрался наверх. Сердце билось как сумасшедшее.
Леонтий стал плотнее.
— Не к кресту, значит, — сказал он.
— Креста больше нет.
Леонтий посмотрел на шнурок в руках Микулы. Помолчал.
— Жаль. Хороший был крест.
— Он взорвал костёр и разорвал чернобожьего волхва на куски.
— Я и говорю. Отличный крест.
Микула отдал мне шнурок и попытался подняться. Не смог. Я подставил плечо.
— И куда идти? Снег стеной стоит!
Леонтий повернулся против ветра.
— Там мёртвые. Старые мертвые. В смысле, дано умершие.
— Кладбище?
— Да. Тянет.
— Значит, рядом люди, - сделал я вывод. — Кладбищ в чисто поле не бывает.
— Обычно так, - подтвердил Микула.
Мы пошли туда.
План был простой: не входить в дом. Не трогать людей. Упросить пустить в сарай, хлев, баню — куда угодно без живых. Купить еды. Деньги у нас были.
Через полчаса я уже не думал о плане. Я думал, как сделать следующий шаг и пробиться сквозь стену ветра и снега. Буран вытягивал силы. Микула несколько раз падал на колени. Один раз его вырвало серой слюной. Я хотел сказать что-нибудь злое, чтобы он поднялся хотя-бы из принципа, но язык прилип к нёбу.
Наконец впереди, сквозь снег, показались низкие небольшие курганы. Без крестов, каменных стелл и всего такого. Просто холмики, каждый с небольшой грузовик размером. Если не знать, что это кладбище, нипочем не догадаешься.
Пройдя сквозь него и уже ничего не видя и не понимая, мы уткнулись в забор. Настоящий, деревянный забор, а не просто изгородь чтобы скотина не разбежалась.
Крайняя изба. Мы дошли до ворот уже почти без сил, практически ползком. Эх, хорошо быть призраком! Снег и ветер проходил сквозь Леонтия, как через пустое место.
Собака встретила нас первой. Крупная, лохматая. Выскочила из-под навеса, бросилась к нам — и вдруг остановилась. Зарычала. Потом заскулила и попятилась. Хозяин вышел с топором. Шапка набекрень, тулуп нараспашку, борода в снегу.
— Кто такие?! — проорал он сквозь ветер.
Я хотел сказать: не подходи, у нас проказа, заразишься. Получилось только:
— Хрр...
И темнота.
Когда я очнулся, меня тащили за ноги по деревянному полу. В избе было жарко. Печь гудела. В нос ударили дым, кислые щи, мокрая шерсть, человеческое тепло. Меня положили у стены. Кто-то сунул под голову свёрнутый тулуп.
— Не т-т-трогайте, — сказал я.
Голос вышел хрипом.
— Поздно не трогать, — ответил хозяин. — Лежи тихо, болезный.
Он был крепкий, лет пятидесяти. Лицо жёсткое, но глаза не злые. Злые люди в буран дверь не открывают.
— Мальца сюда! — крикнул он. — Осторожно с рукой!
Микулу положили ближе к печи. Он был без сознания. Губы синие. На подбородке засохшая кровь. Повязка на правой руке сползла, плечо торчало неправильно. И когда снова вывернул? Когда меня из оврага вытягивал? А почему ничего не сказал?
Женщина в платке держала миску с тёплой водой. Руки у неё тряслись.
— Не надо, — сказал я. — Кровь… гнилая… не трогай. Меня.
Она посмотрела на мои серые ногти и отшатнулась.
Хозяин заметил.
— Что с вами?
— Мор несём. Проказа Мораны.
Он побледнел.
— Савка! — крикнул он куда-то в сени. — К знахарю. И к старшим. Бегом.
Мальчишка лет десяти выскочил из-за печи и исчез за дверью.
— Не надо было нас в дом, — сказал я.
— Надо было под забором оставить?
Я не ответил. Он дал мне кружку.
— Пей. Тебе согреться нужно.
Я хлебнул тёплой воды и закашлялся. Вода вышла обратно с кровью и серо-желтой дрянью.
— Осташ, — сказала женщина тихо.
Значит, хозяина звали Осташ.
— Вижу, — сказал он. — Не слепой.
Дверь распахнулась минут через десять.
Вошёл сухой старик с сумкой через плечо. За ним — трое мужиков. Все заснеженные, озабоченные и явно не в отличном настроении.
Первый был седой, в добром тулупе, с тяжёлым взглядом человека, которому давно надоело говорить последним, но всё равно приходилось. Осташ назвал его Власом. Значит, старший. Второй — широкий, краснолицый. Третий — довольно молодой, с топором в руке.
Старик не стал здороваться. Подошёл к Микуле, поднял ему веко, посмотрел под ухо.
Чёрная жила уже ползла к ключице. Старик отшатнулся так резко, что задел лавку.
— Назад.
— Лазарь? — спросил Осташ.
Знахарь смотрел то на Микулу, то на мои руки.
— Моровое.
Краснолицый мужик выругался.
— Проказа?
— Хуже, — сказал Лазарь. — Проказа только плоть ест. Это Мороая Проказа. Кто от нее помер, будет всю вечность Холодной Хозяйке прислужник.
Молодой с топором сделал шаг назад.
— Сжечь.
В избе стало тихо.
Осташ медленно повернул голову.
— Карп.
— Что Карп? — молодой поднял топор. — Ты их в дом затащил. В свой. С бабой. С мальцом. Теперь что? Всю деревню класть?
Влас сказал:
— Запереть избу. Сжечь. Пока не разнесло. Тебя с семьей — на дальний заимок. Посидите там до весны. Коли не заразились — доживете.
Женщина у печи всхлипнула. Я попытался подняться. Правая рука соскользнула. Левая не помогла. Перед глазами потемнело.
— Уже поздно, — сказал я.
— Молчи, моровой.
Карп рванул к двери.
Осташ перехватил его за ворот.
— В моём доме живых не жгут.
Карп дёрнулся, но Осташ держал крепко.
— Это уже не твой дом! Это ловушка Холодной Тетки!
Дверь закрылась сама. Перед ней стоял Леонтий. Не полностью плотный, но достаточно, чтобы все его увидели. В избе сразу стало холоднее. Пламя в лучине дрогнуло.
Карп поднял топор.
— Нечисть.
— Священник, — сказал Леонтий. — Бывший. Но должность, как видишь, держится лучше тела.
— С дороги.
— Нет.
Карп побелел от злости.
Леонтий шагнул ближе. Топор прошёл сквозь его грудь. Карп вскрикнул и выронил оружие: рукоять покрылась инеем.
— Сожжёте их, — сказал Леонтий, — я останусь здесь. В вашей деревне. Навсегда.
Никто не ответил.
— В печи. В сенях. У твоей двери, Карп. Каждую ночь.
Карп сглотнул.
— Пугаешь?
— Да.
— У меня в доме трое малых, — сказал Карп. — И жена на сносях. Я ваших моровых жалеть не нанимался.
Леонтий повернулся к нему.
— Тогда о них и подумай. Зачем им такой сосед как я, а?
Карп дёрнулся, будто его ударили. Влас поднял ладонь.
— Покойника тоже можно запереть.
Леонтий сурово посмотрел на него.
— Попробуй. Я на ваши языческие ритуалы плевать хотел.
— Хватит, — сказал Лазарь. — Он прав не тем, что пугает. Вы уже в избе. Дышали. Кровь видели. Тряпки трогали.
Осташ посмотрел на жену. Та прижала руки к груди. Карп прошипел:
— Так что, ждать смерти?
Микула открыл глаза. Я даже не понял, когда он очнулся.
— Нет, — сказал он. Голос был слабый, но в избе услышали все.
Осташ наклонился к нему.
— Что?
Микула сглотнул. На губах выступила серая пена. Он слизнул её и поморщился.
— Я ученик волхва Рода. Иду к Перводреву. За посвящением.
Карп зло рассмеялся.
— И что? Ты даже не волхв! Чем ты сейчас нам поможешь???
— После посвящения смогу вылечить Мороую Проказу, — сказал Микула. — Не сразу. Но смогу. Вас тоже вылечу.
— А если сдохнешь? — спросил Карп. — Не дойдя до своего Перводрева?
— Тогда не смогу.
Ответ был честный. Из-за этого в избе стало ещё тише. Влас спросил:
— А если дойдёшь?
Микула посмотрел на него.
— Вернусь.
— Слово ученика ничего не стоит, — сказал Карп. — Сегодня ты здесь, завтра у князя, послезавтра у своего дерева. А у нас бабы и дети.
Осташ не спускал с Микулы глаз.
— Он мог смолчать про мор, — сказал он. — Не смолчал.
— Может, сил врать не было.
— Сил просить тоже не было, — ответил Осташ. — Мы сами их в дом внесли.
Влас повернулся к Лазарю.
— Если он вернётся волхвом, точно сможет вытянуть деревню?
Лазарь помолчал.
— Если правда ученик Рода. Если дойдёт. Если Перводрево примет. Если болезнь не сожрёт раньше.
— Много “если”.
— Это же  лучше, чем сразу “нет, у нас никакой надежды”.
Влас посмотрел на свои пальцы. На них темнела чужая кровь.
— Значит, чистых здесь уже нет.
- Во всей деревне нет, - сказал Лазарь. — Это не простая проказа. Моровая. Она не только тело заражает, но и дух. Через родство добирается. А мы все здесь так или иначе сродственники.
Карп сплюнул на пол.
— Значит, отпустить? С конём? С едой? С проводником? А нам ждать, когда он соизволит вспомнить?
Влас посмотрел на Микулу.
— Поклянись.
Микула моргнул.
— Чем?
— Не словом мальчишки. И не страхом. Именем Рода.
Леонтий покосился на меня.
Я молчал.
Влас продолжил:
— Клянись, что вернёшься, если дойдёшь и получишь посвящение. Клянись, что выведешь мор. И останешься у нас волхвом не меньше трёх лет после этого.
— Нет, — сказал я.
Все посмотрели на меня. Я поднялся на локте. В голове стучало.
— Он вам не товар.
Влас спокойно ответил:
— Но ведь мы платим. Доверием, едой, теплом. Может еще и санями с проводником. Хотим знать, за что.
— Три года — много.
— А Моранова Проказа — вообще навсегда, если он не придет.
Микула посмотрел на свои запястья. Серых нитей уже не было, но следы от них остались: красные, врезанные, с подсохшей кровью по краям.
В сером круге из него выдавливали согласие. Здесь он дал его сам.
— Именем Рода клянусь, — сказал Микула. — Если дойду до Перводрева и получу посвящение, вернусь. Выведу мор. И останусь в вашей деревне волхвом не меньше трёх лет.
— Микула.
Он посмотрел так, что я закрыл рот. Его слово. Не моё.
— Это моё слово, — сказал он.
Я замолчал.
Лазарь подошёл к двери и выглянул наружу. Во дворе уже собирались люди. Буран глушил голоса, но я видел факелы.
— Решайте быстро, — сказал знахарь. — Через десять минут толпа решит за вас.
Влас поднялся.
— Не жечь.
Карп шагнул к нему.
— Ты за всех не говори.
— Я говорю за свой двор и за тех, кто не хочет потом жить с мертвецом у печи.
Осташ поднял топор с пола. Рукоять уже оттаяла, с неё капала вода.
— В моём доме живых не жгут.
Карп посмотрел на Осташа. Потом на печь, на стены, на жену у лавки.
— До утра далеко.
Он вышел. Лазарь проводил его взглядом.
— Этот не успокоится.
— Знаю, — сказал Осташ.
— Тогда зачем отпустил?
Осташ посмотрел на нас.
— Потому что сейчас у меня в доме и так хватает бед. Что ж мне его, связывать?
Лазарь велел перенести Микулу ближе к лавке. Осмотрел руку. Пальцами трогал осторожно, но Микула всё равно выгнулся и ударился затылком о стену.
— Плечо вышло, — сказал знахарь. — Может, кость треснула. Сейчас поймём.
— Не надо, — прошептал Микула.
— Надо.
Осташ сунул ему ремень.
— Кусай.
Микула зажал ремень зубами.
Лазарь посмотрел на меня.
— Держи ноги.
Я навалился на Микулины колени. Осташ держал плечи через тулуп. Лазарь взял руку.
— Дыши.
Микула вдохнул.
Лазарь дёрнул.
Хруст был короткий. Микула выгнулся так, что я едва удержал его. Из горла вышел не крик, а сип. Ремень скрипнул под зубами. Потом Микула обмяк.
— Жив? — спросил я.
Лазарь приложил пальцы к его шее.
— Жив. Видно уже не первый раз вылетает. Слабый сустав, пусть бережет руку.
— Хорошо, я прослежу.
— Проследи уж. Сухорукий волхв это половина волхва
Он привязал руку к груди плотнее, наложил дощечку и тряпки.
Микула очнулся на миг.
— Три года, — прошептал он.
— Сейчас не считай.
— Я и не считаю. Я помню.
Потом снова провалился. Лазарь посмотрел на меня.
— Твоя рука?
— Проказа отнимает. Двух пальцев уже не чувствую.
Лазарь кивнул. Завернул мне рукав и посмотрел на левую руку. Кожа до локтя была серой и холодной. Ногти тёмные.
— К утру сварю питьё, — сказал он. — Болезнь не снимет. Притормозит. На день, может, на два. Если повезёт.
— До Перводрева неделя, — сказал Влас.
Я посмотрел на него.
— Знаешь дорогу?
— У нас есть кто знает.
Он крикнул в сени:
— Немир!
Вошёл человек в старом овчинном полушубке. Высокий, сухой, с лицом без возраста. В руке держал шапку. Вернее, не держал. Прижимал к груди ладонями, на которых не хватало пальцев. На правой оставались большой и половина указательного. На левой — два кривых обрубка.
— Он доведёт, — сказал Влас.
Немир поднял глаза.
— Он немой? — спросил я.
Немир открыл рот. Языка не было. Лазарь сказал:
— Слышит. Понимает. Дороги знает лучше всех. Раньше ратником был. Потом попал к чужим людям. И вот… ни языка, ни пальцев.
Немир закрыл рот и спокойно посмотрел на меня. Без жалости к себе. Он подошёл к столу, взял обугленный уголёк двумя уцелевшими пальцами и начертил на доске: семь коротких черт и одну длинную.
— Семь дней? — спросил я.
Немир кивнул.
Потом ткнул углём в окно. Буран. Ясно, когда погода исправится.
— Прямой дорогой? — спросил я.
Немир покачал головой. Он нарисовал три маленьких квадрата, над ними треугольнички. Дома. Потом провёл линию в обход. Правильно. В другие деревни заезжать не стоит.
Лазарь закатал рукав. Под кожей у запястья темнела тонкая серая жилка. Он посмотрел на неё не со страхом, а со злостью. Ему ещё работать, а рука уже портилась.
— Видишь? Мне поздно беречься. Немир был в избе. Осташ тоже. Теперь мы все под одним знаком.
Осташ сжал челюсть. Жена у печи закрыла рот ладонью. Карпа уже не было, и хорошо. Иначе он снова схватился бы за топор.
Ночь пришла быстро. В избе не спали.
Осташ с женой сидели у печи. Савка лежал на полатях, но глаза у него были открыты. Лазарь варил что-то в котелке: горький запах забивал дым и кровь. Влас ушёл к людям. Немир сидел у двери. Микула бредил.
— Не моё... дед... не место...
Я сидел рядом. Леонтий стоял у двери.
— Не отходи, — сказал я ему.
— Я и не могу.
— Почему?
— Шнурок держит. И ещё злость.
За окном хрустнул снег. Собака во дворе не залаяла. Только зарычала низко, почти без голоса. Леонтий повернул голову к стене.
— Не все смирились, — сказал он.
Потом я почувствовал запах дыма. Осташ тоже почувствовал. Поднялся. Снаружи ударили по стене. Потом ещё раз. Женщина вскрикнула. Немир бросился к двери, дёрнул. Не открылась. Снаружи подперли дверь бревном. Вот ведь сволочи, а!?
— Карп, — выдохнул Осташ. — Убью гаденыша!
В окно плеснуло оранжевым. Сухая солома у стены занялась сразу. Дым полез в щели. Савка спрыгнул с полатей.
— Отец!
— К печи! Ниже!
Снаружи закричали.
— Жги! Больше соломы, пока не вышли!
Другой голос ответил:
— Там Осташ!
— Он сам виноват! Сам проказу в деревню затащил!
Потом удар. Треск. Кто-то заорал уже от боли. Деревенские дралась у двери. Одни пытались оттащить бревно. Другие не пускали. Огонь пополз по стене.
Лазарь схватил ведро, плеснул в окно. Мало. Только дым стал гуще. С потолка посыпалась горящая пакля. Савка зажал рот рукавом, но всё равно зашелся кашлем. Жена Осташа согнулась у лавки и закашлялась так, что не могла вдохнуть.
Микула попытался подняться.
— Лежать! — рявкнул Лазарь.
Немир упал на колени у двери и навалился плечом. Дверь не подалась. Он ударил ещё раз. Обрубки пальцев скользнули по доскам, оставив кровавые полосы. Осташ бился в дверь плечом выше Немира. Его жена хватала воздух открытым ртом. Савка кашлял без звука. Лазарь тащил Микулу подальше от дыма. Немир снова и снова бил в дверь.
В метке не было силы для отката. Так, какие-то крохи, разве что для ускорения хватит. Но с кем здесь драться? С дымом?
Нужна смерть. Взять одну смерть — и откатить. Рука сама потянулась к ножу. Нет. Леонтий стал призраком после того, как я взял его смерть. Или не поэтому. Я не знал. Но ещё одного мёртвого иметь перед глазами не хотел.
И живого убивать тоже. Кого? Осташа? Лазаря? Или вообще, Савку???
— Окно! — крикнул Осташ.
Окно было маленькое. Савка пролез бы. Остальные нет. Снаружи к окну уже бежал кто-то с факелом.
Немир вдруг перестал бить в дверь.
Он опустился ниже, почти лёг на пол, провёл обрубками пальцев по нижней доске и повернулся к Остшу. Потом ко мне. Сделал движение будто рубит топором. В сером дыму его глаза были красные. Он ткнул в старую трещину у порога. Нижняя доска уже почернела от огня. По ней шла старая трещина. Но дерево все еще крепкое, с пары ударов не сломать, а времени мало.
Осташ бросился искать топор.
Откатить всё я не мог. Но можно было не всё. Я прижал правую ладонь к полу и посмотрел на доску. Знак меры ожил и мгновенно сожрал оставшиеся крошки. А потом принялся грызть уже меня. Боль пришла сразу. В кости, в зубы, в глаза. Будто меня разом тянули в разные возрасты и ни в одном не собирались оставлять целым.
— Что ты делаешь? — спросил Леонтий.
— Старю дерево, - выдохнул я сквозь зубы.
— Это как?
Я не ответил. Доска потемнела. Сначала у нижней щели. Потом выше. Волокна вздулись, пошли трещинами. Ржавые гвозди выпирали из дерева. Дым рванул внутрь сильнее.
Я сжал зубы. Перед глазами вспыхнул белый круг. Потом чёрный.
— Ещё, — сказал я.
Доски начали крошиться. Осташ врезал по трухлявой древесине топором. Топор в нее просто провалился.. Второй удар проломил середину далки. Дерево рассыпалось серой трухой.
Бревно провалилось внутрь вместе с дверью.
Осташ схватил жену. Немир подхватил Савку не пальцами — локтем и плечом, прижал к себе и вытащил через дым. Лазарь потащил Микулу за тулуп.
Я попытался сделать шаг и не смог. Знак меры высосал все силы. Леонтий оказался передо мной.
— Вставай.
— Не командуй. Я отдыхаю, мне хорошо.
— Умрешь сейчас и я не узнаю, зачем был оставлен на земле Господом. А это не честно. Вставай говорю.
Я шатаясь поднялся. На этом силы закончились. Пол встал вертикально и ударил в лицо. Дальше были обрывки. Снег и крики. Кто-то бил кого-то возле крыльца. Карп лежал на спине, Осташ давил его коленом в грудь. У другого мужика была разбита скула. Влас стоял с окровавленной дубиной. Леонтий стоял посреди двора. Огонь за его спиной казался тише.
Потом наконец, настала темнота.
Очнулся я в холодной лечебной клети. Пахло травами, кислым дымом и старой кожей. Дверь была открыта настежь, чтобы дым и дыхание уходили наружу. Вместо печи — жаровня у порога. Рядом с ней сидел Лазарь.
— Живой, - констатировал он не оборачиваясь.
— Все выбрались?
— Все.
Я повернул голову. Микула лежал на лавке, укрытый овчиной. Лицо серое, но дышал. Правая рука привязана к груди. На губах трещины. Я поднял правую ладонь. Кожа на ней стала сухой и тонкой. Между пальцами пошли мелкие трещины. На большом пальце ноготь почернел у края.
Дверь состарилась не одна. Интересно, это пройдет? А если пополнить метку?
Лазарь закатал рукав. Серая жилка на его запястье стала заметнее.
— Мне уже нечего беречь, — сказал он. — Я могу дать вам день отсрочки. Может, два. Больше не проси.
Я попытался пошевелить левой рукой. Не вышло. Холод поднялся выше локтя.
Микула открыл глаза.
— Едем, — сказал он. — Прямо сейчас.
Лазарь повернулся к нему.
— Тебе слово не давали. Тебе нужно поспать хотя бы несколько часов.
— Этих часов... и может не хватить.
Голос у него был слабый, но ровный. Он был прав.
— Едем, — сказал я.
Лазарь выругался.
— Упрямые.
— Жить хотим, - сказал я. — А боль и усталость можно потерпеть.
Нас вынесли к саням. Буран ослаб. Снег всё ещё шёл, но дорогу уже можно было видеть.
Во дворе пахло гарью. Изба Осташа стояла чёрная с одного бока. Женщина сидела у стены под тулупом и держала Савку обеими руками. Савка не плакал. Просто смотрел на сгоревшее окно.
Карп был связан у амбара. Лицо разбито. Он хрипло матерился сквозь кровь. Рядом на снегу лежал человек с проломленной головой. Его прикрыли рогожей, но из-под края торчал сапог.
У ворот кричали. Одни давили створки изнутри.
Другие держали.
— Выпустите! У меня брат в другой деревне!
— Выйдешь — мор понесёшь!
Влас стоял между ними с дубиной. Седой, закопчённый, с рассечённой бровью.
— Кто к воротам с узлом подойдёт, — сказал он, — тому ноги перебью. Родичи потом спасибо скажут, если живы будут.
Никто не поблагодарил. Но от ворот отступили.
Немир уже сидел впереди саней. Поводья были привязаны к его запястьям особым узлом. Обрубки пальцев лежали поверх ремней. Он повернулся, посмотрел на нас и кивнул.
В сани уложили мешок сухарей, овёс, две овчины, старую одежду, котелок, верёвку, топорик, травы Лазаря и флягу с горьким питьём.
Осташ подошёл к задку саней с шестом. На шесте был коровий череп.
Он привязал его к саням ремнями. Череп качнулся и стукнул зубами о дерево.
— Чтобы к вам не подходили, — сказал Осташ. — И чтобы вы сами не забыли, кто вы теперь для живых.
Лазарь сунул мне свёрток.
— На руку. Не снимай повязку. Если почернеет выше плеча — режь.
Я посмотрел на почерневший ноготь.
— Понял.
Он повернулся к Немиру и показал два пальца, потом зачеркнул ими воздух.
Немир кивнул.
Лазарь посмотрел на нас:
— Увидите дым — в сторону. Увидите людей — тем более. Хотя… увидят череп — сами убегут.
Влас подошёл к саням.
— Слово помнишь свое?
Микула с трудом поднял голову.
— Именем Рода сказал.
— Три года.
— После Перводрева. Если выживу.
Влас кивнул.
— Значит, выживай. Выживай, родимый. Вся деревня от этого теперь зависит.
Осташ посмотрел на Микулу. Потом на меня.
— Если не вернётесь, — сказал он, — мы всё равно ждать будем. Пока будет кому.
Это было хуже угрозы. Немир щёлкнул поводьями. Сани тронулись.
На краю деревни мужики вбивали шесты. На верхушках уже темнели коровьи черепа. Один череп смотрел прямо на дорогу пустыми глазницами. Потом второй. Потом третий.
Знак был понятный. Карантин. Не входить. Не выходить. Осташ сам вбил последний шест у ворот и закрыл створки изнутри.
Сани пошли дальше.
Микула лежал рядом и держал здоровой рукой край моего рукава. Я держал его за ворот, чтобы не сполз с овчины. Иногда я не понимал, кто кого удерживает. Впереди сидел немой проводник. Справа мерцал мёртвый священник, а под рукавом бился шнурок от сгоревшего креста.
На задке саней стучал зубами коровий череп.
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Череп стучал зубами по дереву. Сначала я думал, что привыкну, но нет. Не привык.
На задке саней шест ходил из стороны в сторону. Коровий череп болтался на ремнях и при каждом ухабе щёлкал челюстью. Звук был сухой, пустой, будто мёртвая скотина пыталась что-то сказать и каждый раз забывала слова.
Микула лежал под овчинами. Правая рука привязана к груди, голова укрыта, губы серые.
— Вернусь... выведу... три года... — шептал он.
— Не трать силы, — сказал я.
Немир сидел впереди с привязанными к запястьям поводьями. Обрубки пальцев лежали поверх ремней. Лошадь шла медленно, Немир не гнал.  Берег животное, уважаю.
Леонтий держался сбоку от саней. Иногда его почти не было видно. Иногда он становился плотнее, тогда шнурок под моим рукавом дёргался.
— Холодно? — спросил я.
Он посмотрел на меня.
— Ты у призрака спрашиваешь?
— Больше не у кого.
— Нет. Не холодно. Не горячо. Никак. Я ничего не чувствую, - он горестно вздохнул. -  Телом я имею ввиду. Душой — очень многое. В основном — сожаление и скорбь.
Через час нам попались встречные сани.
Сначала из-за поворота мы увидели пар от лошадиной морды. Потом показалась дуга, потом мужик в овчинной шапке, потом женщина рядом с ним и двое детей, укрытые тулупом.
Мужик увидел череп. Лицо у него стало пустым, рот открылся, глаза выпучились. Он рванул вожжи так, что лошадь шарахнулась в сугроб. Сани пошли боком. Женщина схватила детей за головы и прижала к себе.
— Дальше не езжайте! — крикнул я.
Голос вышел хрипло.
Мужик только сильнее потянул лошадь.
— Деревня за нами закрыта мором! — крикнул я. — Не ходите туда! Проказа!
Он не ответил. Объехал нас широкой дугой, почти по целине. Женщина крестилась так быстро, будто от скорости зависело, доживёт ли она до вечера. Надо же… А ведь христианство постепенно здесь становится популярным.
Дети смотрели на череп. Один заплакал, второй двинул егоза это в глаз. Нормальные братья, ничего удивительного.
Немир проводил их взглядом. Потом снова повернулся к дороге. Так прошёл первый день.
Мы не заходили в деревни. Видели дым — уходили в сторону, видели крыши — сворачивали в лес. Ночевали у дороги, под санями и овчинами. Костёр разводили маленький, в ямке, чтобы дым не тянулся высоко.
Лазарево питьё было горьким, Микула пил и морщился. Я пил и не чувствовал почти ничего. Левая рука оставалась холодной и темной, я не чувствовал на ней уже три пальца. Правая после старения двери стала сухой, тонкой, с трещинами между пальцев, но работала исправно, только ноготь на большом пальце почернел сильнее.
Ночью череп стучал от ветра челюстью и смеялся надо мной. Я прямо в этом уверен, эта зараза, злорадствовала. Я встал, с намерением его разбить, но передумал и только погрозил черепу сухим кулачком. Череп внял и угомонился. А может, просто ветер стих.
На второй день  мы встретили ещё одни сани. Те даже не остановились. Увидели нас, развернулись и пошли назад. Я не стал кричать. Череп все сказал за меня. Хорошо, что я его простил. А то бы сейчас пришлось объясняться, а орать не было ни желания, ни сил.
К вечеру Микула снова начал шептать клятву.
— Именем... Рода... вернусь...
— Да спи уже, — раздраженно сказал я.
— Я сплю... всю жизнь… проснусь только… у перводрева… все спят… всю жизнь…
Задолбал он со своими волховскими базарами!
На третий день дорога вошла в лес. Снег лежал ровнее. Ветер слабее. Деревья стояли плотно, ветви держали белые шапки. Лошадь фыркала, пар сразу лип к морде инеем. Немир остановил сани раньше, чем я увидел причину. Поперёк дороги лежала сосна.
Сначала можно было подумать, что её свалил ветер. Потом я увидел свежий пень со следами топора. Дерево повалили нарочно.
Микула лежал позади меня, под овчинами. Череп на задке саней смотрел пустыми глазницами на поваленное дерево и ухмылялся, будто уже все понял. Немир медленно повернул голову ко мне и сделал зверское лицо. Я кивнул.
— Вижу.
Леонтий стоял у дерева и смотрел в лес.
— Живые, — сказал он. — Прячутся в лесу.
Микула под овчиной открыл глаза.
— Что?
— Дерево, — сказал я ему. — Поваленое, прямо на дорогу. Это засада.
Он попытался подняться.
— Лежи.
— Я могу...
— Пока ты можешь только лежать. Пользуйся моментом.
Из леса вышли двое. Не спеша и не прячась. Один длинный, с жидкой бородой, в явно чужом хорошем кафтане поверх рваной рубахи. Второй ниже, шире, держал топор на плече. Руки у обоих обмотаны тряпками.
— Эй, болезные! — крикнул длинный. — Дорогу завалило. Непорядок.
Топорник сплюнул в снег.
— Уберём. За плату.
Немир не двинулся. Я поднялся в санях и указал на череп.
— Не подходите.
Длинный улыбнулся.
— А то что?
— Мор. Заразитесь и сгниете заживо, - я показал им свою серую плохо работающую левую руку.
Топорник рассмеялся.
— Слышал? Опять мор. Ничего эти терпилы нового придумать не могут.
Из-за деревьев вышел третий. Лицо широкое, нос перебит давно, борода подстрижена коротко. Одежда лучше, чем у остальных. На поясе нож, за спиной короткий лук. Он держался в стороне и к саням не подходил. Скорее всего, атаман.
— Видал я таких, — сказал он. — Как платить — так все прокажённые. А как ночью чужой амбар чистить — сразу здоровые.
Слева хрустнул снег. Там стояли ещё двое и один подкрадывался сзади. У поваленной сосны, чуть дальше, стоял седьмой. В руках у него был лук с уже наложенной стрелой.
— Сани оставите, — сказал атаман. — Лошадь оставите. Еду, деньги, одежду тоже. Сами в назад идите. До вечера до Сивок доберетесь, коли не от мороза не помрете.
— Деньги отдам, — сказал я. — И разойдёмся.
— Нет, - покачал он головой. — Мы все возьмем. Или по хорошему, или с трупов.
Длинный подошёл к задку саней и ткнул рогатиной в коровий череп.
— А этого тоже заберём?
- Этого пусть собой уносят, так уж и быть, - хохотнул атаман. — Я сегодня щедрый и добрый.
Череп качнулся и стукнул зубами. Разбойники бросились сразу, будто это была команда.
Один — к лошади, двое — к Немиру, топорник — ко мне, длинный — к задку саней. Ещё один рванул к Микуле. Лучник пустил стрелу, она пролетела метрах в трех от саней и нканула в лес. Так себе из него снайпер. Атаман не полез вперёд, умный гад.
Немир не вытащил оружие. У него его и не было, кроме длинного ножа, но с ним на рогатину не попрешь. Он ударил лошадь поводьями по боку, сани дёрнулись. Первый разбойник, который прыгнул к упряжи, получил оглоблей в бедро и упал на одно колено. Немир всем телом навалился на ремни, разворачивая лошадь поперёк дороги.
Второй бандит ударил его по плечу дубиной. Немир даже не вскрикнул. Третий прыгнул на него с разбегу. Немир встретил его лбом в лицо. Хрустнуло, нос разбойника брызнул кровью так, что долетело даже до меня.
Я вывалился из саней в снег, уходя от топора. Левая рука не помогла, это сильно бесило. Топорник ударил снова. Леонтий крикнул:
— Слева!
Я ушёл вправо. Топор прошёл рядом с ухом. Я ударил снизу ножом, не туда, куда хотел, а в бок, под рёбра. Нож вошёл тяжело, будто в мокрую кору. Топорник выдохнул мне в лицо вонью гнилых зубов и чеснока. Вот ведь сволочи, они еще и химическое оружие используют! Вообще отмороженные.
Разбойник упал. Знак меры на груди дёрнулся и поглотил смерть. Внутри стало холодно и ясно. Чужой последний вдох застрял у меня в горле и не ясно от чего больше противно — от людоедского удовольствия, что дарует знак или от коллекционной вони из пасти этого ублюдка.
Сани ударились о дерево.
Микула под овчиной открыл глаза. К нему уже лез длинный, тот самый, что смеялся над черепом. Он держал рогатину двумя руками.
— Вылезай, хворенький! Я сейчас тебя вылечу. Сразу от всего, ага…
Микула попытался что-то шепнуть, но не успел.
Длинный ударил его древком в голову. Микула даже не крикнул. Нужно было спешить, пока знак не забрал и его смерть. Второго призрака рядом я не хочу, я и одного то не знаю, куда пристроить.
Мера раскрылась, мир рванул назад на несколько ударов сердца.
Топорник снова был передо мной, но уже оседал мертвый. Жаль, я думал, можно будет его убить второй раз и снова откатить время при необходимости.
Я прыгнул к саням. Длинный заносил рогатину. Я толкнул Микулу плечом, не сильно, но достаточно, чтобы его голова ушла в сторону. Древко глухо ударило по борту саней.
Микула открыл глаза. Не понимая, почему лежит иначе, почему я уже рядом, почему длинный промахнулся. Разбойник выругался и перехватил рогатину.
Слева другой замахнулся мне в спину.
Микула увидел и шепнул одно родовое слово. Снег под ногой разбойника провалился. Из-под наста вылез кривой корень и зацепил его за голень. Хотя нет, не вылез, корень всегда там был. Но быть там всегда он начал секунду назад. Офигеть! Я тоже так хочу уметь! Удар бандита сорвался, лезвие свистнуло в полуметре от моей шеи.
Длинный ударил снова. Древко попало Микуле в висок, его голова мотнулась, кровь сразу окрасила волосы, нор было ясно, он жив, просто оглушен. Я ударил длинного в колено, в живот и добавил по шее, когда он согнулся.
Смерть вышла из него и метка приняла её.
Череп на задке саней стукнул зубами. По белой кости текла чья-то кровь. А я и не заметил, когда его забрызгали.
Немир связал дракой сразу троих. Один висел на нём сбоку, пытаясь достать ножом под рёбра. Немир прижал его локтем к оглобле и ударил затылком в лицо. Второй бил дубиной по спине. Третий пытался перерезать постромки. Немир дёрнул лошадь назад.
Сани двинулись на пол-аршина и сбили третьего с ног. Потом Немир развернулся всем корпусом и ударил первого плечом в грудь. Тот упал под полоз. Немир наступил ему на горло коленом. Дубина снова ударила Немира по спине. Нож чиркнул ему по боку и кровь быстро почернела на овчине.
Немир поднялся, как разбуженный зимой медведь. На его покрасневшем лице пылала ярость, а изо рта вырывался громкий хрип. Он ударил нападавшего лицом о край саней. Разбойник обмяк, но Немир стукнул его головой о сани еще несколько раз. Осталось четверо.
Атаман у дерева. Лучник сбоку и еще один лучник у сосны. Ещё один обходил сани, выбирая, кого бить первым.
Атаман не лез. Стоял у дерева и смотрел, как мы тратим силы.
Лучник уже тянул тетиву. Стрела смотрела в Микулу.
И тут Леонтий исчез. Не растворился, а будто одновременно и прыгнул, и всосался в тело мертвого бандита. Топорник, первый убитый, лежал лицом в снег. Его тело ещё парило. Кровь у рта не успела замёрзнуть. Труп дёрнулся, его пальцы скребанули снег.
Лучник замер.
— Мать... твою…
Труп поднял голову и открыл нее живые мутные глаза. Рот тоже открылся, и из него вылилась кровь.
Мертвец немного подергался, натягивая на себя тело, как не очень удобную, да еще и чужую одежду и очень отчетливо произнес:
— Господи, прости.
Труп попытался встать, но нога не послушалась и он упал на бок. Рука согнулась неправильно. Но потом тело всё-таки поднялось на колено и бросилось не вперёд, а всем весом в сторону лучника.
Лучник выпустил стрелу дрожащими от страха руками, и она ушла вверх. Труп врезался ему в ноги. Лучник закричал. Я убил первого из тех, кто стоял между нами. Рывок был слишком быстры, я даже сам не заметил, как ускорился используя накопленную в метке… силу? Хрен с ней, пусть будет силу. Потя, правильнее будет назвать ее платой или мерой. Потом об этом подумаю.
Нож вошёл под подбородок бандита. Второй разбойник ударил меня дубиной в плечо. Левая рука не почувствовала боли, но меня аж закрутило от силы удара. Я повернулся и ударил его в висок рукоятью. Он не умер, а просто рухнул в снег и схватившись за голову завыл.
Тут на него прыгнул Немир и вонзил свой длинный нож разбойнику под кадык. Разбойник перестал выть и захрипел захлебываясь кровью. Все, этот уже не боец.
Второй лучник снова поднял лук, но было видно, он в полушаге от того, чтобы пуститься наутек.
Труп Леонтия полз к нему по снегу, волоча сломанную ногу. Нет, если лучнике побежит, Леонтий его точно не догонит.
Хрипящий в снегу бандит затих, и я взял ещё одну смерть.
Мир стал резким. Я метнул нож и ускорил для него время.
Нож вошёл второму лучнику прямо в глаз. Лук выпал из его рук, стрела сорвалась с тетивы и кувыркаясь плюхнулась в снег. Атаман поднял обе руки.
— Стой! Стой! Всё! Сдаюсь!
Тело Леонтия рядом с лучником дёрнулось последний раз. Пальцы сжались на чужом сапоге и разжались. Леонтия выбросило из чужого тела резко, будто пинком.
Он появился у саней, прозрачнее обычного. Смотрел на свои руки, будто впервые понял,  что они призрачные.
— Недолго, — сказал он.
— Что это было?
Он не сразу ответил.
— Тепло. Тепло жизни.
Микула зашевелился, я бросился к нему. Он открыл глаза. Один нормально. Второй плохо. Кровь шла из волос к уху.
— Я... я... Я с-с... С-слово...
Он замолчал.
Леонтий наклонился над ним.
— Живой. Уберег Господь. Просто оглушен слегка. Это пройдет.
Микула закрыл глаза и рухнул в сани. Атаман стоял на коленях в снегу. Руки подняты, лицо бледное, борода в крови.
— Не так поняли, господа, — сказал он быстро. — Мы не лихие. Мы свои. Нужда. Зима. Семьи. Старики. Дети голодные.
Немир вытер кровь с подбородка рукавом. Потом посмотрел на атамана и провёл ребром ладони по горлу. Я был с ним согласен, отпустить такого нельзя. И не только из-за опасения, что приведет новую банду. Он трогал наши сани, дышал рядом, стоял в крови. Если мор пойдёт с ним — он унесёт его к людям. Не с собой же его тащить?
Микула услышал. Он говорил, почти не открывая глаз. Будто слово само вылезло из него раньше разума.
— Н-нет.
— Он нападал на нас, — сказал я.
— Он с-сдался.
— И что?
Микула зажмурился, будто каждое слово надо было вытаскивать через зубы.
— Н-не режьте. С-свяжите.
Я посмотрел на атамана. Смертей во мне сейчас было много. Но дорога длинная. Смерти тратятся. С другой стороны, если его и правда не убивать прямо сейчас, а таскать связанного, почти как консерву… А зачем? Его смерть может и в метке своей череды ждать.
Микула посмотрел на меня телячьими глазами. Черт с ним. Я кивнул, решив что зарезать бандита дело не хитрое и всегда успеется.
— Связать.
Микула благодарно выдохнул и закрыл глаза. Немир удивленно посмотрел на меня. Я пожал плечами и кивнул на Микулу. Немир кивнул в ответ, решив, что я просто не хочу травмировать пацана хладнокровным убийством вне боя.
— Правильно, господин, правильно, — зачастил атаман. — Я пригожусь. Я место покажу! Логово наше! Там еда, травы, деньги. Всё отдам. Всё покажу.
— Покажешь, — сказал я. — И только попробуй выкинуть что-то, из-за чего я решу больше с тобой не церемониться.
Дерево всё ещё лежало поперёк дороги.
Мы пытались сдвинуть его втроём. Я, Немир и связанный атаман под ножом.  он пыхтел громко, работал мало. Бревно почти не двигалось.
— Толкай, — сказал я.
— Толкаю, господин.
— Ты только вид делаешь! Не беси меня!!!
— Я стараюсь, господин! Ослаб от голода… Говорю же, стариков кормить нужно, детей…
Леонтий стоял у второго мёртвого тела. Тело было ещё тёплое.
— Не надо, — сказал я. — Справимся.
Леонтий посмотрел на меня.
— Надо.
Он вошёл в труп. Труп выгнулся. Пальцы вцепились в снег и мертвое тело поднялось. Шея держалась криво, голова висела набок. Рот был открыт, один глаз залит кровью.
Атаман заскулил.
— Свят, свят...
— Молчи, — сказал я.
Труп шаркая мертвыми ногами подошёл к бревну, упёрся плечом и руками. Сначала ничего не произошло. Потом кожа на ладонях лопнула. Пальцы начали выворачиваться назад. Мясо сползло с костяшек, оставляя красные полосы на коре.
Бревно скрипнуло и покачнулось. Леонтий давил. Плечо в мёртвом теле вышло из сустава. Потом хрустнула ключица, но труп не остановился. Нога поехала в сторону, колено с треском выгнулось в другую сторону. Бревно сдвинулось. Ещё немного, потом еще.  Сосна скатилась с дороги в сугроб и остановилась между деревьями.
Труп рухнул следом. Его руки больше не были руками, а походили на ошметки, которые я видел очень, очень давно, после взрыва гранаты. Пальцы висели отдельно. Плечо торчало под кожей углом. Лицо стёрлось о кору и снег. Ужас просто.
Леонтия выбросило. Он стоял рядом и смотрел на сползавшее по снегу истерзанное тело.
— Боли нет, — сказал он.
— И это плохо?
— Это удобно. Однако, не привычно.
Могилы выкопать было невозможно. Земля мёрзлая. Жечь — дым поднимется, а мы и так на дороге с черепом. Немир молча взял топор. Головы мы отрубали без слов. Я уже понял, в этом мире, без этого нельзя. Я держал первый труп за ворот. Немир рубил. Потом я рубил, когда он устал. Атаман смотрел и дрожал так, что верёвка на руках скрипела.
Тела оттащили в овраг. Снег принял их спокойно. Головы сложили отдельно, ниже, под корягой.
Логово разбойников оказалось недалеко. В пещере пахло дымом, потом, старой кровью и кислым жиром.
Нет, это были не крестьяне, один раз доведённые нуждой до лихого дела. Мешки муки, пшеницы и овса. Сапоги разных размеров. Одежда, инвентарь, оружие. Шкуры, ткани, какие-то бочки. Сундуки и короба набитые всякой всячиной. Детские шерстяные рукавички на веревочке. Одна была окровавлена, но кровь давно засохла и легко отшелушивалась хлопьями.
Немир поднял рукавички и внимательно их осмотрел. Бережно положил на бочку, чтобы видели все.
Атаман облизывал разбитую губу.
— Это... люди сами меняли. За защиту.
Никто не ответил.
— Тут травы, — сказал он быстро тыкая в какой-то сундучок. — Мази. Иглы. Перевязь. Я покажу. Только рану мне тоже... я ж вам место отдал.
— Покажи, — сказал я.
Он показал.
Лазарь бы оценил короб. Чистые тряпки. Сухой мох. Смола. Настойка в маленькой глиняной фляге. Порошки и мази на основе жира. Бутыль с чем-то очень похожим на спирт.  Тонкийи очень острый нож для вскрытия гноя. Набор игл и суровые нитки. Меня аж передернуло. Безжалостная средневековая медицина.
Мы перевязали Немира. Порез был глубокий, но не смертельный, если не загниёт. Немир сидел молча, пока я стягивал края раны. Даже не дёрнулся. Только после узла выдохнул чуть длиннее обычного. Когда я затянул последний узел, Немир впервые опустил голову и внезапно стал похож на старика, которым на самом деле и был.
Микуле промыли голову. Он очнулся и попытался выругаться. Получилось:
— С-с-с...
Он ударил здоровой рукой по овчине.
— Тише, — сказал Леонтий.
Микула посмотрел на него зло.
— С-сам т-ты т-т-тише.
Интересно, он теперь всю жизнь будет заикой? И если да, то не пахнет ли это профнепригодностью для волхва?
Атаману тоже перевязали бедро и руку. Хотя при ближайшем рассмотрении, там оказались всего лишь царапины. После перевязки Немир связал его заново.
Атаман попробовал улыбнуться.
— Я не сбегу. Я же теперь тоже заражен… Понял уже, не врали вы. А у меня семья… дети…
Немир посмотрел на него. Показал на детские рукавички и атаман заткнулся.
Ночевать пришлось там же. Немир потерял много крови. Микула после удара не мог сидеть дольше нескольких минут. Лошадь дрожала от усталости. Я был полон смертей, и тело от этого казалось бодрее, чем имело на то право. Даже пораженная проказой рука казалась почти здоровой.
Пещеру закрыли шкурами. Костёр развели маленький. Череп с саней оставили у входа. Пусть смотрит наружу. Так он сторожил живых от нас. Мало ли кто сюда еще забредет.
Микула спал плохо. Иногда просыпался и пытался повторить свою клятву.
— И-именем... Р-рода...
Потом злился, сжимал зубы и начинал сначала.
Ночью атаман попробовал уйти.
Он не был дураком. Верёвку не рвал. Он освободил одну руку тонкой костяной иглой, спрятанной в подшивке сапога. Потом долго лежал неподвижно, ждал, пока Немир, оставленный часовым, закроет глаза и задремлет. Наконец, это случилось. Атаман пополз к выходу.
Я видел все это прямо через сон, будто сон во сне. Странное ощущение. Я открыл глаза и вывалился из сна, в тот сон, который принято считать реальностью. Атаман уже был у шкур. Одна рука свободна, в другой маленький нож.
— Стоять!
Он рванул в сторону.
Я бросил в него полено и попал по ногам. Атаман упал, вскочил, успел сделать ещё два шага. Но тут в него врезался Немир. Атаман обернулся и полоснул ножом. Немир принял порез по предплечью, шагнул внутрь удара, поймал его шею локтем и плечом.
Раздался короткий резкий хруст и тело атамана оседает на землю.
— Ч-что... — пробормотал Микула просыпаясь.
— Убежать хотел.
Леонтий уже стоял рядом с теплым телом. Я видел, как он борется с собой и проигрывает этот бой. Леонтий нырнул в труп. Тело атамана вздрогнуло, его глаза открылись. Шея держалась странно: Немир сломав её, вывернул голову почти задом наперед. Леонтий поднял чужую руку, потрогал пальцы. Сжал и разжал кулак. Потом руками развернул голову так, чтобы она смотрела куда положено.
— Больно? — спросил Микула тихо.
Леонтий повернул к нему лицо атамана.
— Нет. Ни капельки.
Он сел у костра. Взял сухарь. Долго смотрел на него чужими глазами. Потом положил в рот, начало жевать. Крошки посыпались на бороду атамана. Горло попыталось сглотнуть и не смогло. Леонтий вынул мокрые крошки из рта пальцами и бросил в огонь.
— Ничего, — сказал он.
— Что? — спросил я.
— Вкуса нет.
Он помолчал.
— Но внутри тепло. Пока снова не станет холодно, могу быть в этом теле. Потом - все. Такие дела…
Через пару минут, ему стало холодно, а еще через минуту — толчком вышибло из тела. Я отрубил мертвому атаману голову и мы с Немиром оттащили его от пещеры подальше. Черт, нужно было попросить Леонтия отвести его сюда своими ногами, тяжелый, гад.
Утром мы грузили припасы. Брали далеко не всё, перегружать сани было нельзя.
Микула испуганно сидел у дальнего края пещерки. Я удивлённо посмотрел на мальчишку и он молча приподнял связку шкур. Увидеть под ней такое… да еще в пещере обычных грязных разбойников я точно не ожидал.

Глава 14 Костяной знак

Это был слюдяной гроб. Пластины слюды лежали в костяной раме одна к другой, мутно-прозрачные, будто лёд, который забыл весной растаять, а уже июнь. По углам шли тёмные скобы. На боках — старые царапины. На крышке — следы ударов.
Внутри лежала девушка.
Я сначала решил — мёртвая. Потом заметил, что грудь девушки едва поднялась. Через несколько секунд опустилась. Очень, очень медленное дыхание. Я не медик, но думаю, это не совсем нормально для живого человека.
— Ж-живая, — сказал Микула.
Леонтий подошёл ближе и сразу отступил.
— Не моя.
— Что значит? — спросил я.
— Не мёртвая.
— Это я уже понял.
— Но и... и не живая. Я не чувствую в ней того, что есть в вас. Души. Божьей искры. Очень странно.
Немир присел у рамы. Провёл обрубками пальцев по следам от топора. Потом поднял с пола тупое лезвие. Край у него был завёрнут, будто им били не по слюде, а по скале. Он посмотрел на меня и покачал головой.
Я его понял. Да я и сам не собирался эту страсть на сани грузить.
— Может разбить? — сказал я.
Микула резко повернулся ко мне.
— Н-нет.
— Она может проснуться.
— А может умереть. Мы ничего о ней не знаем.
— А если она там мучается?
— Не мучается, - сказал Леонтий. — Я же говорил. Там нет души. Только тело.
— Дойду до Перводрева — р-разберусь, - сказал Микула. -  Сейчас не время.
— Хорошо, — согласился я. Впрочем я спорил больше для того чтобы Микулу взбодрить.
Немир завалил дальний угол шкурами, досками и пустыми мешками. Не так, чтобы спрятать навсегда. Так, чтобы гроб сразу в глаза не бросался.
Микула выцарапал на стойке короткий рез. Рука его дрожала и черта вышла кривая. Он стиснул зубы и провёл ещё раз.
— Что написал? — спросил Леонтий.
— Н-н-не т-трогать.
— Не думаю, что тот кто это найдет, прислушается.
И мы ушли из пещеры.
Оружие у разбойников было дрянное, но его оказалось много: кривые ножи, топоры с расшатанными топорищами, стрелы разной длины, плохой лук с трещиной у рукояти, связка ржавых сулиц и два зазубренных меча.
Всё не взять, бедна лошадка и так еле тащит сани. Я выбрал пару сулиц, несколько ножей, один топор и один меч. Так, на всякий случай. Мечник из меня тот еще.
Немиру подобрали топор с петлёй. Ремень пропустили так, чтобы топорище держалось у запястья. Ещё короткое копьё — тоже на ремне. Пальцев у него не было, но он давно научился делать остатками руками больше, чем многие — целыми ладонями.
Микула тоже взял маленький ножик. Я хотел всучить ему второй меч, но парень наотрез отказался. Хоть и заикаясь на каждой букве.
— Тебе говорить надо, — сказал я, когда мы уже сидели в санях. — Тренироваться.  Иначе, так и останешься заикой.
Он покосился на меня.
— Т-ты т-т-теперь волхв?
— Нет. Поэтому совет будет дурацкий. Повторяй: на дворе трава, на траве дрова.
Микула смотрел на меня несколько секунд. Потом понял, что я не шучу.
— Я т-тебе н-не скоморох.
— Как хочешь. Только подумай, твоему Роду будет приятно если его волхв, на его собственном имени будет спотыкаться?
Леонтий оживился:
— Можно мою: “у мёртвого мёрзлый мёд между мхом и мраком”.
Я повернулся к нему.
— Ты сам понял, что сказал?
— Да, скороговорку. На звуке М м-м-многие спотыкаются.
Микула, хохотнул.
— На д-дворе т-т-т-трава...
Он запнулся, сжал зубы, начал снова:
— На дворе трава, на траве д-дрова.
Микула выругался уже почти без заикания.
К полудню дорога стала ровнее. Лес расступился, тракт под снегом был укатан старым проездом, но свежих следов почти не было.
Из-за поворота выехал всадник. Он сидел на большой крепкой лошади: широкая грудь, тяжёлая шея, умные усталые глаза. Человек в седле был таким же — большим и надежным, хоть и седым. По всему было видно, что это старый, опытный воин. Только вид у него был слегка то ли усталый, то ли болезненный. На груди у него висел простой железный медальон, по виду — точь-в-точь, как моя метка. Дружинник Меровичей? Здесь? Один?
Он увидел череп на шесте, но даже не поморщился. Внимательно и остро осмотрел Немира, Микулу, меня, и даже Леонтия. На мёртвом попе взгляд задержался, но удивления во взгляде не было.
Всадник остановил коня в десяти шагах и сказал вопросительно:
— Святослав?
— А кто спрашивает?
Он спешился, но ближе не пошёл. Сначала снял рукавицу. Пальцы у него были тёмные у ногтей. Тоже прокаженный? Но почему?
— Я Радим Бурый. Правая сотня Мерова. Бывшая.
— Бывшая?
— Когда князей режут, а княжичей топят, княжья дружина сразу становится бывшей.
Он снова посмотрел на меня.
— Отцу твоему я присягал. Значит, теперь тебе служить буду. Если не прогонишь.
Радим кашлянул в рукав и на мех легла тёмная капля. Под седой щетиной у шеи тянулась тонкая серая жилка. Под ногтями был тот же налёт, что у нас.
— Ты моровой, — сказал я.
— Не первый день. Как и вы, судя по черепу.
— И спокойно едешь?
— Помереть в любом месте и в любое время можно. Пока оно не пришло — нужно делатьчто должно.
Леонтий с болезненным интересом спросил:
— Ты меня видишь?
Радим перевёл взгляд на призрака.
— Вижу. А не должен?
— Обычно нет, если я сам этого специально не хочу.
— Знаешь, я столько всего за жизнь повидал, что мертвый миссионер даже не в третьем десятке.
Радим пошёл рядом с санями ведя коня под уздцы.
— В Мерове говорят, что княжич утонул, - рассказывал он. - По шепчутся, что наоборот, проснулся и собирает армию. Скоро, мол, Борята свое получит. Ведь он получит?
Я не знал что ему ответить и только хмыкнул. Хороша армия, пацан, мертвец и калека. А, ну теперь она усилена стариком.
Он еще много чего рассказал. Сыпал именами, которые мне ничего не говорили, названиями улиц и деревень, которые я не знал, описывал события, в которых я по его мнению, что-то должен был понимать. Но нет. Память Святослава сохранила только значимые куски. Лицо матери и сестры. Имя отца. Тот факт — что я княжич, и мой княжеский род из древнего народа Мари, который обитал в этих землях еще до прихода сюда славян. Ну и еще несколько фактов, которыми Святослав сильно гордился или которых сильно боялся.
К вечеру Радим показал на уходящую вправо дорогу. Не тракт — старый зимний ход, почти утонувший под снегом.
— Прямо до Перводрева — четыре дня с вашими санями. Может, три, если лошадь не сдохнет и боги вас забудут. Туда — два.
Немир сразу отрицательно мотнул головой. Стал делать руками волнистые движения и страшно  пучить глаза.
— Курганы, — сказал Радим. — Живых там нет. Вам же этого и надо.
— Чьи курганы?
— Да кто их знает… Очень старые.
Леонтий посмотрел в сторону дороги.
— Наверное, очень-преочень старые. Я не чувствую кладбища.
Я посмотрел на лежащего в санях задремавшего Микулу. Тёмная жилка под ухом стала ниже, почти дошла до воротника. Губы снова синели. Лазарева горечь оставалась на дне фляжки. Нужно спешить.
— Думаю, срезать путь — хорошая идея, - сказал я. — Веди.
Немир молча с раздражением, отвернулся, не умея объяснить в чем опасность. Радим кивнул и пошёл первым.
Старый ход свернул с тракта между низких сосен. До крганов мы ехали почти полдня. Под снегом выступали странные каменные круги и спирали. Боюсь даже представить, кто и сколько веков назад их тут сложил. Не удивлюсь, если это сделали еще неандертальцы. Ну или кто в этом мире вместо них в этих широтах обитал. Может, вообще динозавры.
Потом начались курганы, они были низкие, почти сровнявшиеся с землёй.  Никаких крестов или других отметин о погребении. Но от того деревенского кладбища они разительно отличались. Там были просто земляные холмики, от которых лет через сто и следа не останется. А здесь наваливали огромные булыжники. Их занесло пылью и землей, сквозь камни проросли кусты, но все равно было ясно — это не природный ландшафт.
Лошадь в санях начала упираться. Конь Радима шёл спокойно, как и наш новый спутник. Внезапно он остановился и вынул маленькую костяную пластину висящую на черном шнурке. Бледная кость, тёмные резы, глубокая борозда посередине. Похожа то ли на толстую птицу, то ли на очень грудастую бабу с крыльями.
- Морана… - обессиленно прошептал Микула.
Радим провёл ножом по ладони. Кровь тёмная, густая потекла в борозду знака. Он замер, как столб. Глаза пустые, губы шевелятся.
Я бросил сулицу не дожидаясь результата заговора или что он там делал. И бросил точно, несмотря на то что практики в этом деле у меня маловато. Сулица прошла через грудь Радима, как через дым, и упала за ним в снег жалобно звякнув наконечником о камень.
— Он сейчас почти как я, — сказал Леонтий завороженно глядя на старого дружинника. — Но он живой. Я чувствую его тепло.
Первый курган просел. Потом второй.
Из снега взметнулась рука в старом железном наруче. Значит не динозавры и не неандертальцы. Пальцы вцепились в валун и рука стала вытягивать из кургана мертвое тело. Показалась голова без глаз. Потом плечи. Старый воин выбрался из кургана и встал. В груди торчало сгнившее древко или толстой стрелы или тонкого дротика.
За ним поднимался второй. Третий. Десятый. И так курган за курганом. Оказалось, в каждом похоронено не по одному, а сразу по несколько человек. Такая вот кладбищенская комуналка.
— Назад! — крикнул я. — Валим отсюда!
Немир рванул поводья разворачивая перепуганную лошадь. Первый мертвец дошёл до саней. Я ударил его топором в плечо, лезвие вошло и застряло, как в сыром дереве. Мертвец даже не качнулся. Я бросил топор, схватил сулицу и ударил в колено. Кость треснула, нога подломилась и мертвец упал. Но сдаваться и не подумал, пополз на меня как не до конца поломанный терминатор.
Немир рубанул другого по руке, она повисла на сухожилии, но мертвец продолжил идти. Топор застрял. Немир бросил его и перехватил оглоблю.
Микула выдавил:
— Р-р... од...
Земля под санями дёрнулась. Один единственный корень вылез из снега и схватил мертвеца за голень. Тот задергался, отломал себе стопу и хромая на оставшейся культе снова пошел на нас.
Я потянулся к знаку меры. Там полно смертей взятых у разбойников.
Нужно сделать откат в то время, пока Радим еще не вытащил свою пластинку и грохнуть предателя заранее. Ничего не получилось. Знак на груди ответил пустым холодом, будто стучишься в давно брошенную, промерзшую за зиму избу.
Я сжал зубы, потянул сильнее. От напряжения, кровь брызнула из носа и в голове зазвонили колокола. Время не двинулось. Смерти были во мне, но здесь они принадлежали не мне. В курганах Морана имела приоритет, это ее территория. Да и ее время года, к тому же.
Немир уже разворачивал сани. Лошадь билась, но слушалась. Полозья ударили по камням, сани дёрнуло. Я схватил Микулу за ворот и швырнул обратно под овчины.
Мертвецов становилось больше, но они были довольно медленными и тупыми. Это и спасало. Несколько вообще попали костлявыми ногами в щели между булыжников, дергались и не знали, как выбраться.
Сани пошли между курганами. Череп на шесте колотился так, будто смеялся над дурнями, сунувшимися в это страшное место. Сулицы, ножи, топоры в санях звенели, но толку от них здесь было мало. За спиной трещала земля. Радим всё ещё держал костяной знак, и не прекращал свое бормотание.
Мы почти выскочили из курганов.
Впереди уже был обычный лес. Снег там лежал по-человечески — без каменных кругов и куч булыжников. Лошадь увидела выход и рванула вперед сама.
Тогда сзади ударили копыта.
Внезапно, будто из неоткуда выскочил Радим на своём коне. Он был уже плотный. Кровь из руки перестала течь. Костяной знак висел у него на шнуре, почти черный в неверном зимнем свете.
Коротким копьём, этот гад, ткнул нашу верную лошадку. Лошадь закричала и споткнулась на полном скаку, падая и ломая ноги. Сани пошли боком, полоз налетел на камень, дерево треснуло. Меня бросило вперёд, Микула вылетел в снег, а Немира перекинуло через борт, и он ударился плечом о курганный камень.
Череп сорвался с шеста и покатился по снегу. Лошадь билась в упряжи. Кровь из ее груди вырывалась горячими парящими толчками.
Нас постепенно окружали мертвецы.
Одна рука вцепилась мне в сапог. Я ударил по кисти, кости треснули, пальцы остались на голени. Вторая рука легла на плечо. Я сломал локоть мертвеца. Мертвец не отступил только протянул ко мне вторую костлявую руку.
И тут я понял — они не хотят нас убить. Они хотят нас… задержать. Да и Радим мог ткнуть копьем не лошадь а меня или Микулу, это было даже проще. Но зачем?
— Они не у-убивают! — крикнул Микула. До него тоже стало доходить.
Он стоял на коленях, кровь из разбитой ладони капала на снег. Смотрел не на мертвецов, а на Радимаи на его костяной знак.
— К-кровь его... д-держит... их…
Я не сразу понял о чем он. Немир понял быстрее. Оно и не мудрено, он в этом мире с рождения живет, а я меньше двух недель.
Немир прыгнул на предателя с места, без разбега и раскачки. Радим ударил его рукоятью по лицу, потом ножом в плечо. Немир не остановился. Врезался в него всем телом. Обрубок руки прошёл под ремень, зубы сомкнулись на шнуре.
Радим впервые закричал, будто ему тоже откусывали ухо, как я тогда в Волчьих Лядах. Немир рванул головой и костяной знак сорвался с шеи старого дружинника. Только вот в чьей он на самом деле дружине состоял?
Кость скользнула по снегу прямо к Микуле, оставляя тёмную черту из свежей жертвенной крови. Микула упал на бок и накрыл её ладонью.
Потом мёртвые буквально захлестнули Немира своими телами. И Радима тоже.
Я бросился на помощь нашему проводнику.
Очередной мертвец встал передо мной. Я ударил его мечом по шее. Меч вошёл на ладонь и намертво застрял. Я ударил коленом в то место где раньше был пах, скорее по привычке. Результата ожидаемо не последовало.
Микула держал знак. Кость была в крови Радима. Парень достал нож и стянул левую рукавицу.
— Не надо! — крикнул я.
— Н-надо.
Он зажмурился, полоснул ладонь и залил кость собственной кровью
Ничего не произошло, мертвые, как перли вперед, так и продолжали переть.
Мертвец схватил меня за горло. Я ударил его головой в лицо. Череп треснул, но руки не отпустили.
Микула поднял знак обеими руками. Кровь стекала по костяным резам.
— Роооооод!
Знак зашипел. Кровь Радима в бороздах почернела, пошла пузырями. Запахло мокрой золой. Курганы замолчали не сразу. Сначала остановились ближайшие к Микуле мертвецы. Потом те, что держали меня. Потом дальние.
Мёртвые начали уходить. Нет, они не убегали в панике, а шли степенно, почти торжественно. По пути подбирали свои отвалившиеся кости и помогали застрявшим неудачникам.
Мертвец, который держал моё горло, разжал пальцы и пошёл прочь. Я упал на колено глотая морозный и такой вкусный воздух. Метка меры молчала, но уже не была пустой и холодной.
Микула тоже упал. Не от раны — будто из него вынули распорку, державшую спину. Я успел поймать его за ворот.
Глаза у него были открыты, но он явно не понимал, где мы, кто я, и кто такой он сам. У парня был сильный шок. На ладони вокруг пореза кожа посерела тонким кольцом. Тёмная жилка под ухом на миг стала почти чёрной. Потом снова посерела.
Леонтий стоял прозрачнее обычного.
— Тебя задело? — спросил я.
Он ответил не сразу.
— Звало.
— В курган?
— Нет. Не знаю. Как объяснить… Чтобы такое понять, нужно быть уже мертвым.
Больше он ничего не сказал.
Немира я нашел не сразу.
Сначала ушли последние мёртвые. Потом на земле осталась куча крови, разорванной овчины и тела. Он лежал лицом вниз. Плечо вывернуто. Бок раздавлен. Шея под неправильным углом.
Микула хотел подойти, но я остановил.
— Не надо. Здесь ты уже не поможешь.
Он всё равно обошёл меня и сел рядом с Немиром на колени. Лица не коснулся. Только положил ладонь на снег возле плеча. Потом снял с пояса свой маленький нож — тот, что взял для трав, верёвок и крови. Положил рядом с Немиром. Посмотрел на тело, и взял нож обратно.
— Н-нельзя, — сказал он глухо. — Нам ещё...
За курганным камнем застонал Радим. Живой, иуда. Мёртвые его изодрали, но не добили. Лицо полосами, грудь пробита, рука висит на обрывке кожи.
— Княжич... спаси...
Я подошёл и приставил нож ему под подбородок.
— Почему?
Радим сглотнул кровь.
— Морановичи…
— Это и так понятно. Сколько ваших на дороге?
— Много... И не только наши… Сами морановичи… велесовичи…
— Как ты узнал, где нас ждать?
— След... широкий. Мор. Поп. Мальчишка. Немой. Сани с черепом... Вас многие видели… на дороге… Я не знал… нас много… везде ищем…
Он закашлялся. Кровь потекла по подбородку.
— Таким следом... только слепого не привести…
— Ты присягал Меровичам.
— Слова... живым. Кость... Моране.
— Курганы должны были убить нас?
— Держать. Болезнь дозреет... Морана сама возьмёт…
Больше он ничего сказать не мог, только булькал кровью.
Я ударил ножом в его сердце. Он так и так умрет, а моему знаку не повредит запас смертей. Радим выдохнул. Знак принял смерть, как положено. Значит, снова заработал.
Я взял торо. Нужно было рубить головы мертвым. Микула уже не спорил.  Просто, когда я поднял топор, он отвернулся. Потом заставил себя повернуться обратно. Волхв, если он настоящий волхв, должен смотреть в глаза своим страхам.
Мои руки дрожали не от жалости, а от усталости и морального истощения. И от того, что я понимал: если оставить тела целыми, Морана может сделать с ним то, что уже делала с другими. А Немир заслужил посмертный покой.
Леонтий стоявший рядом одобрительно кивнул.
— Лучше так. Рая небесного ему не видать, но и дьяволица языческая его не получит.
Я кивнул и ударил. Потом я рубил голову Радиму. Уже без всяческих сантиментов.
Сани было уже не спасти. Полоз сломан, борт треснул, ось ушла. Лошадь лежала рядом и не дышала. Череп с шеста валялся в снегу, забитый белым и красным. Из их обломков сложили костёр и положили Немира в середину. Радима — отдельно, на край, без почёта. Пусть обгорит как сумеет, остальное весной само сгниет.
Микула попытался сказать что-то над Немиром.
— И-именем Р-рода...
Речь не слушалась. После того удара по голове, заикание все еще не прошло, хотя парень и тренировался постоянно. Он сжал кулаки, из разрезанной ладони снова выступила кровь.
— П-пусть...
И всё. Слова будто отказывались выходить из его горла.
Тогда Леонтий прочел целую проповедь или длиннющую молитву над телом. Правда мы с Микулой совсем ничего не поняли, потому что говорил он на своем языке. Но Микула все равно благодарно кивнул, а мертвому Немиру, полагаю, было пофиг.
Я поджёг сани. Сухое дерево занялось быстро. Огонь пошёл по полозьям, борту, старым ремням. Дым поднялся прямо, потом ветер потянул его к курганам.
Череп у костра стукнул зубами от жара. Я поднял его, подумал и положил в огонь. Хватит. Череп больше не предупредит никого и никого на нас не наведет. Когда костёр догорел, мы собрали то, что могли унести. Много осталось: мука, овчины, часть оружия, часть трав, хоз инвентарь.
Кобыла Радима стояла неподалёку. Не ржала, не била копытом, не смотрела на курганы.
- Хорошая лошадка, - сказал я и похлопал ее по шее. Лошадь покосилась на меня черным глазом и всхрапнув тряхнула гривой. Ну, хоть не укусила, и то хлеб.
Микула сел впереди. Я — сзади, держа его одной рукой, а повод второй. Леонтий шёл рядом. Теперь старые курганы были для нас безопасны, и мы пошли на прямик. До Перводрева оставалось меньше двух дней пути.
Костяной знак Мораны Микула бросил в раскрытый курган перед уходом. Земля под ним просела и сомкнулась.
Уже вечером, когда курганы остались за спиной, Микула полез в карман за сухой тряпкой для все еще кровящей ладони. Медленно вынул руку. На ладони лежал костяной знак.
Тот самый, только чистый. Белоснежно белый, без малейших следов крови. Лишь в самой глубокой борозде темнела тонкая чёрная нить.

Глава 15 Сплошные беды

К утру костяной знак никуда не делся. Микула всю ночь держал руку у кармана, в котором он лежал. Не спал — сторожил. Я тоже почти не спал и слушал лес, Леонтия и дыхание Микулы. На рассвете он сам вынул знак и положил на снег.
Бледная костяная пластина легла между нами. Чистая, без крови Радима, без земли из кургана. Только в глубокой борозде тянулась тонкая чёрная нить.
Вечером Микула уже нашёл его у себя после того, как бросил в раскрытый курган. Тогда он только смотрел и не мог выговорить до конца: “Я... я бросил...”
Я присел рядом.
— Ещё раз?
Микула кивнул. Голос у него был глухой:
— Надо знать.
Я взял знак двумя пальцами. Холодный и слишком лёгкий. Сначала я просто швырнул его в снег между корнями.
Через пару минут Микула облегченно выдохнул. Потом дёрнулся, как от укуса. Знак лежал у него на колене. Я взял его снова. Выкопал ножом ямку под еловым корнем, положил туда кость, завалил снегом, землёй и камнем. На камень наступил сапогом.
Через полсотни шагов Леонтий сказал:
— У мальца рукав шевелится.
Микула побледнел. Я схватил его за руку, вывернул наружу ткань. Знак выпал в снег.
Третий раз я ударил по нему обухом топора. Кость треснула. Я ударил ещё. Осколки разлетелись по насту. Через минуту пластина снова лежала у Микулы под ремнём. Целая будто никто ее не ломал. Только чёрная нить стала чуть толще. Микула посмотрел на знак, как на личного врага.
Он повернул ладонь. Вокруг вчерашнего пореза серое кольцо не исчезло. Тонкое, почти незаметное, но живое. Если нажать, кожа белела не сразу.
— Связь. Он теперь связан со мной… вот в чем дело… а я — с ним.
Он коснулся пальцем края знака, но тут же отдёрнул руку.
— Я перебил кровь Радима на знаке своей. Я думал — очищаю.
— Ты и очистил.
— От него. Не от неё. Не от Холодной Бабы.
Он поднял глаза.
— Морана теперь держит не Радима. Она держит меня… Разбить нельзя. Закопать нельзя. Выбросить нельзя. Кость можно сломать. Связь — нет. И связь восстановит кость.
— Кто может порвать эту твою связь?
Он сглотнул.
— Род. Если дойдём.
Я молча кивнул. Ясно. С силой бога может совладать лишь другой бог. И то, думаю, не всякий.
Мы завернули знак в тряпицу. Чистой она была только по сравнению с остальными. Микула достал свою красную нитку, хотел обмотать сам, но пальцы не слушались.
Я взял нитку.
— Как?
— Пока просто держи. Без узла. Узел — это уже слово. А я сейчас слова путаю.
Я обернул тряпицу трижды, но не завязал. Микула забрал у меня сверток и сунул в карман.
Снег лежал ровно, старый след то появлялся, то пропадал между деревьями. Лошадь Радима шла неохотно. Без саней, без привычного хозяина, с чужими руками у повода она всё время косила глазом назад.
Леонтий держался рядом со шнурком от креста. После курганов его стало труднее видеть. Проведёшь глазами — есть. Моргнёшь — нет.
Микула ехал впереди, на коне. Держался за гриву, потому что седло после наших переделок сидело плохо. Ногу ставил осторожно, спину держал криво. Совсем хреново парню. Но старается.
К полудню его начали одолевать видения. Сначала он просто оглянулся. Потом ещё раз. Потом внезапно сказал:
— Немир идёт.
Я повернулся. За нами была дорога, снег, чёрные стволы и наши следы.
— Где?
Микула смотрел между елями.
— Там. Без головы.
Леонтий сразу оказался рядом.
— Не вижу.
— А я вижу.
— Немир сгорел.
— Нет. Он стоит. Он не может найти свои пальцы.
Микула сказал это спокойно. Вот что было страшнее всего. Спокойствие и уверенность.
Я развернул его к себе. Глаза у него были открыты, но смотрели мимо моего лица. Зрачки дрожали.
— Микула. Смотри на меня.
Он моргнул, на миг вернулся в реальность и снова ушёл в грезы.
— Слюда стучит, — сказал он совсем без эмоций. — Девка проснулась. Там серый пар. Она зовёт.
Леонтий выругался на своем языке. Это слово я уже выучил и сразу узнал.
— Не девка, — сказал он. — Знак тянет.
Знак под тряпицей и правда стал живым и тёплым. Я сорвал его с пояса и бросил в снег перед Микулой. Он сразу пошатнулся, будто у него отняли опору. Я подхватил его под мышки. Тело стало тяжёлым и мокрым от холодного пота. Я наклонился к Микуле.
— Радим сдох. Немир сгорел. Девушка в слюде далеко. Ты здесь.
Он схватил меня за рукав.
— Перводрево мёртвое.
— Нет.
— Я видел, видел, видел! Мертвое и черное…
— Ты видел то, что тебе показали. Не верь! Это мороки!
Микула закрыл глаза. Из носа пошла тёмная капля. Он выдохнул и провалился бы в снег, если бы я не держал.
— Черная кровь, — прошептал он. - Совсем… Как уголь…Кровь земли…
Мы пошли дальше медленнее. Конь нёс Микулу, я держал повод, Он ехал молча. Потом вдруг выпрямился, будто боль внезапно прошла, посмотрел на меня сверху вниз и побелел так, что губы стали почти синими.
— Ты...
Я поднял голову. В следующую секунду он выхватил свой маленький нож и ударил вниз.
Лезвие скользнуло по плечу, прорезало одежду и царапнув кожу. Если бы конь не шагнул, нож вошёл бы в шею. Я ударил по его запястью предплечьем. Нож выпал. Микула свалился с седла на меня и мы оба рухнули в снег.
Он бился, как больной зверёк: локтем, коленом, зубами. Сил было мало, но страха хватало. Я перевернул его животом вниз, прижал коленом бедро и выкрутил руку за спину.
— Леонтий!
— Вижу!
— Что он видит?
Микула хрипел подо мной:
— Радим... знак... не подходи...
Ага, теперь ясно. Значит, я для него — Радим.
Леонтий встал прямо перед лицом Микулы. Обычно живые сквозь него смотрели и все. Сейчас Микула посмотрел и за Леонтием проявился Радим Бурый. С изодранным лицом и с костяным знаком в руке. Там, где должна была быть его тень, шевелилась чёрная нить.
Леонтий вошёл в него, как в холодную воду.
— Предатель! — заорал он. — Ты уже умер!
Радим раскрыл рот и оттуда пошёл серый пар, его лицо осыпалось. Осталась костяная улыбка, знак и тёмная жилка, протянутая к Микуле. Леонтий рванул её обеими руками. Морок лопнул. Микула подо мной обмяк.
Я не сразу отпустил пацана, .мало ли, вдруг у него еще один нож припрятан.
— Ты здесь?
Он дышал рвано.
— Здесь.
— Кого видел?
— Тебя. С его рукой.
Я сел в снег рядом и поднял нож. На лезвии была моя кровь. Микула смотрел на неё и не моргал.
— Я мог...
— Мог.
Я вложил нож обратно в ножны и кинул ему.
Он не стал ловить.
— Если снова увидишь Радима, — припомнил я классику. — Не убивай. Он мой.
Микула поднял на меня глаза.
— Не смешно.
Ну, да… откуда ему распознать цитату? Этому миру до кинематографа еще тыщу лет и все огородами.
Дальше дорога пошла вниз.
Склон был не крутой, но лёд под снегом держался пятнами. Лошадь Радима ставил ноги осторожно. Седло после падения Микулы съехало, ремни мы подтянули, как смогли. Но получилось так себе… Да чего уж там — погано получилось.
Я шёл слева, держал повод и край седла. Микула сидел низко, почти лежал на конской шее. Нож он так и не взял. Я прицепил его к своему ремню.
На середине спуска подпруга лопнула. Не развязалась, не перетёрлась постепенно — лопнула сразу, как сухая жила. Седло поехало вбок и Микула вместе с ним. Кобыла шарахнулась. Я бросился под нее, схватил Микулу за тулуп и рванул на себя.
Мы оба полетели вниз.
Я успел повернуть его так, чтобы голова не ударилась о камень. Сам врезался плечом и боком. Микула лежал на мне и не понимал, что произошло. Потом начал кашлять. Кровь пошла по губе — разбил при падении. Повязка на ладони снова намокла.
Конь остановился ниже, дрожа всем телом.
— Живой? — спросил я.
Микула попробовал кивнуть. Получилось не сразу.
— Седло не держит.
— Тогда пойдёшь пешком, пока можешь. Не сможешь — понесу.
— Ты сам...
— Я не спрашиваю, а говорю, как будет. Так что постарайся пройти подальше… Мне и правда хреново…
Мы сняли седло, перетянули ремни, часть груза переложили на коня без посадки. Микулу я поставил между собой и животным. Он держался за гриву и упорно шёл.
После падения проверили сумы. Половина еды оказалась испорчена.
Сухари покрылись серым налётом, будто их неделю держали в могильной сырости. Мясо пахло сладко-гнило. Мешочек с травами отсырел, хотя лежал глубоко в суме. Соль просыпалась и смешалась со снегом.
Микула посмотрел на сухари.
— Можно край срезать.
Я взял один, разломил. Серость была и внутри.
— Лучше не стоит.
Он кивнул, и мы выкинули лишнюю, гнилую тяжесть в которую превратился наш провиант
Сумерки пришли рано. Небо затянуло тучами, свет стал плоским, без стороны. След впереди пропал и все деревья сделались одинаковыми.
И между ними появились тени.
Они стояли далеко, на границе зрения. Если смотреть прямо — только стволы. Если краем глаза — худые фигуры без лиц. От них тянуло холодом, который забирается под ногти и начинает грызть изнутри.
Микула остановился. Знак под красной ниткой стал холодным, потом горячим.
Первая тень подошла к нам со спины. Я ударил мечом. Лезвие прошло насквозь. На руке сразу выступил иней, пальцы свело. Тень потянулась к Микуле. Леонтий врезался в неё плечом. На миг они оба стали гуще. Тень выгнулась, как дым на ветру. Леонтий схватил её изнутри и вытолкнул обратно за деревья.
Остальные отступили, но не ушли, а остались там, где кончался свет. Леонтий вышел из тени почти прозрачный. Микула поднял руку, хотел сказать родовое слово, но смог только выдохнуть.
Мы двигались дальше, пока ещё можно было различать землю под ногами. Лошадь спотыкалась, Микула держался за гриву, я держал его за ворот, чтобы он не упал под копыта.
Конь поднял голову, Микула тоже посмотрел вверх.
— Шерстью тянет, — сказал он. — Велесовы. Я их запах с другими не спутаю.
Тени Мораны отступили глубже, будто уступили место конкурентам.
Я успел поднять сулицу. Рысь упала с дерева без звука.
Она была слишком крупная для рыси. Плечи широкие, лапы тяжёлые, уши прижаты, глаза темнели зелёным. На правой передней лапе шерсть росла косо, складываясь в знакомую метку. Она ударила меня в грудь.
Воздух вышел из груди и дыхание перехватило, я упал на спину, а сулица ушла в сторону. Рысь полоснула когтями по моему лицу, я едва успел отдернуть голову и бритвенноострые когти сорвали с нее шапку. Конь заржал и встал на дыбы. Микула сорвался, упал и ударился о землю. Рысь метнулась к нему.
Я вскочил, но неудачно. Нога попала между корнями, тело пошло в одну сторону, стопа осталась в другой.
Кость сломалась с сухим, ясным звуком.
Мир на миг стал белым.
Я упал и сразу понял: всё. С такой ногой не идти. И да же не ползти. И уж тем более не драться.
Рысь уже была рядом с Микулой. Он пытался поднять руку, но та не слушалась…
Я потянулся к мере. Снег дёрнулся и рысь все ускоряясь побежала задом наперед, как в кино, когда отматывают пленку.
Боль в ноге исчезла не сразу. Сначала стала памятью боли. Потом памятью хруста. Потом тело вернулось на несколько мгновений назад.
Я стоял на спуске. Рысь ещё была на дереве, куда она только что перед моими глазами, запрыгнула хвостом вперед.
Микула посмотрел на меня так, будто тоже учуял случившееся. Я повернулся раньше, чем рысь прыгнула, и выставил сулицу под углом. Рысь рухнула прямона острие.
Сулица вошла ей под грудь и выгнулась, будто натянутый лук.
Зверь всё равно сбил меня с ног и мы покатились в снег. Я ударил её ножом под челюсть. Раз. Второй. На третий она ослабла и перестала полосовать когтями мою одежду. Хорошо, что зима. Будь я простой рубахе, уже бы помирал от кровопотери. А так, через три слоя плотной теплой одежды, лишь несколько неглубоких царапин.
Микула подполз ко мне, коснулся метки на лапе зверя и сразу отдёрнул руку.
— Велесовы не хотят, чтобы Морана взяла нас тихо.
— Хотят сами?
— Да. Тоько… кто им больше нужен? Ты или я?
Значит, между врагами тоже нет согласия. Только очередь к нашей смерти.
Заночевать решили прямо тут. Сил идти уже не оставалось. Нормальной еды почти нет, но мясо рыси я есть не хотел. А вот Микула наоборот воодушевился:
- Да ты что? Мясо рыси — еда боярская да княжеская, тебе как раз по чину. Ну и мне заодно.
Я срезал куски с задней лапы. Микула показал подбородком на меченую лапу.
— Только ам не режь. Шерсть меченая. Мало ли что будет.
Костёр разгорелся плохо. Дым стелился в лицо, дрова шипели, будто внутри у них была вода, хотя я выбирал сухие. Запах крови и жареного мяса пошёл по лесу.
Через некоторое время лес снова замолчал.
Кобыла Радима захрапела, дёрнула повод. Микула схватился за ремень, но пальцы соскользнули.
Из темноты вышел медведь-шатун. Худой, высокий в холке, с сосульками в шерсти. Морда длинная, глаза тёмные и злые. На груди шерсть слипшаяся, и в этой слипшейся полосе угадывался тот же косой знак.
Снова Велесовы. Вот ведь… неугомонные!
Конь рванул. Повод выскользнул из рук, ремень ударил меня по ладони. Животное шарахнулось между деревьями, унося седельную суму, седло и часть пожитков. Я даже не успел броситься следом.
Медведь поднялся на задние лапы.
Я взял нож уже совершенно ни на что не надеясь. Нож в руке казался маленьким. Мне прямо стыдно за него стало.
Медведь опустился и бросился к нам. На третьем шаге резко остановился, будто в стену уперся. Он втянул воздух. Ещё раз. Морда повернулась к Микуле. Потом к знаку Мораны под красной ниткой. Потом ко мне.
Медведь зарычал, но не от страха, а от злости. Добыча была прямо перед ним. Но добыча уже пахла смертью. Болезнью. Проказой. Морана положила на нас руку первой. Медведь попятился. Развернулся тяжело, ломая кусты, и ушёл в темноту.
Лошадь так и не вернулась. С ней мы потеряли почти все. Не было больше ни запасной одежды, ни запасного оружия, ни запаса еды на черный день, который сам идет за тобой на четырех копытах.
Мы остались у плохого костра, с рысьим мясом, знаком Мораны, холодными тенями на границе света и лесом, который уже знал наш запах.
Через какое-то время боль Микулы исчезла. Я заметил это не сразу. Сначала он перестал дрожать и выпрямился. Потом поднял голову и посмотрел в темноту.
— Я могу идти, — сказал он.
Ровно, совсем без заикания.
— Повтори.
Микула повернулся ко мне.
Лицо у него стало почти спокойным. Жилка под ухом побледнела. Губы перестали синеть. Рука, которая весь день висела как чужая, теперь выглядела и двигалась отлично.
— Я могу идти.
На краю света стояли силуэты. Теперь не тени Мораны. Эти были прямее и спокойнее. Серые пятна между стволами. Они не подходили к костру, но не прятались. Просто ждали. Снова те волхвы? Похожи…
— Они дают взаймы, — прошептал Микула.
— Что? Что дают?
— Силу. Речь. Тепло. Показывают, как будет, если...
Он не договорил.
Из темноты тихо шепнули.
— Попроси.
Микула закрыл глаза. На миг он стал похож не на больного мальчишку, а на того, кем мог бы стать: молодой волхв, ровная спина, ясный голос, сила в руках и бог в качестве рычага, которым он поворачивает мир так, как считает нужным и правильным.
Потом он до крови укусил себя за язык. Речь его сразу сломалась, внешность всемогущего существа исчезла вместе с чужим, напускным спокойствием.
— Б-бей м-меня, — пробормотал он.
Я уже был рядом.
— Сейчас?
— Если з-заговорю р-ровно и н-начну п-п-просить — сразу б-бей.
— Лучше я тебя свяжу. И кляп в рот суну.
— Б-бей с-сначала. Связать м-можешь н-не успеть.
И тут боль вернулась к Микуле. Он согнулся так, будто ему в живот вставили ледяной кол. Воздух вышел из него с громким хрипом. Несколько ударов сердца он не мог даже вдохнуть, а потом начал дрожать так сильно, что зубы застучали.
Силы данные взаймы забрали обратно. Да еще и с процентами. Он примерно пять минут колотился в судорогах, а потом отключился и затих. Но все еще не умер, пульс прощупывался, дыхание, хоть и редкое — в наличии.
К середине ночи Микула начал бредить чужим голосом. Я прислушался и узнал голос старого волхва — Горыни, которого пацан ласково звал Дедом.
— Красная нить... Не узлом... три... кровь не пускать...
Леонтий повернулся ко мне.
— Он не с нами говорит.
— Знаю. Еще бы понять, это бред Микулы или попытка Горыни что-то до нас донести. Хотя общий смысл и так ясен.
Я сорвал с пояса тряпицу со знаком. Микула прошептал:
— Сними... не рви...
Я аккуратно развязал нить непослушными от мороза и проказы пальцами. Теперь я их плохо чувствовал на обоих руках. Но они пока двигались, особенно если хорошо сосредоточится.
— Дальше говори, — потребовал я.
— Три оборота… Первый — чтобы помнил. Второй — чтобы не ел. Третий — чтобы ждал.
— А узел нужен? Оно ведь распутается.
— Без узла... конец под кровь... нет... под ткань...
Я сделал первый оборот и знак стал горячим. Второй оборот и тени зашевелились. Третий оборот. Чёрная нить в борозде знака дёрнулась, как живой червь, и замерла.
Микула перестал бредить, но не проснулся. Тени Мораны отступили на несколько шагов. Они потеряли прямую дорогу к костру, но остались невдалеке, за деревьями.
Я держал знак в ладони и чувствовал, как он остывает.
— Это лишь передышка, — сказал Леонтий.
После того как знак притих, беды не кончились. Сначала у меня порвался ремешок, который держал подошву. Я перетянул его куском ткани — ткань лопнула. Потом нож, которым я срезал кору, треснул у рукояти. Потом ремень на сумке сам распустился, и мой небогатый скарб вывалился в снег. Еще и костёр, сволочь, повалил дымом прямо в лицо, хотя ветер дул в другую сторону.
— Я почти попросил, — прошептал Микула открывая глаза.
— Ну, нее попросил же. Значит молодец.
Он закрыл глаза.
— Почти — иногда тоже считается.
До утра мы почти не спали, а едва рассвело, пошли пешком. Я хромал. Нога была целая, но помнила перелом и аждый шаг отдавал в кость тем самым сухим хрустом, которого в этом времени не случилось. Одежда после рыси висела клочьями. На щеке кровь засохла коркой, а рука плохо сгибалась. Короче, почти все удовольствия. Еще бы понос и будет совсем полный комплект.
Микула шёл рядом, иногда держась за мой рукав. Через каждые десять-двадцать шагов он останавливался и дышал так, будто грыз воздух. Потом злился на себя, собирал силы и шёл дальше.
Леонтий часто пропадал из видимости. Иногда его не было по нескольку шагов. Потом он появлялся снова, тонкий, как дыхание на морозе.
— Долго ты так мерцать будешь? — спросил я.
— До следующего тепла.
— Тебе в труп нужно войти? Чтобы силы пополнить?
Он пожал призрачными плечами и ничего не ответил.
К вечеру мы увидели чёрный сруб почти невидимый между черными деревьями. Сначала я решил, просто старая обугленная изба. Но потом в нос ударил густой запах смолы. Старая, въевшаяся в дерево вонь, в землю, в окружающий воздух. Запах жаркого лета, застывший посреди зимы. Старая смолокурня. Таких по лесу разбросано в изрядном количестве, странно что мы раньше на подобное средневековое производство не наткнулись. Хотя, могли пройти мимо буквально в сотне шагов и ничего не заметить.
С самом домике дрова под дальней стеной лежали аккуратно и ровно. У кострища зола не раскидана, а собрана кругом. На балке висели железные клещи. У стены стоял небольшой кожаный мех, потёртый, но целый. В углу лежала свёрнутая шкура, прикрытая от дыма.
Смолокурня не была брошенной, она такой только притворялась. В центре старого кострища лежал один красный и горячий уголёк.
На чёрной балке над костром был вырезан не известный мне знак.
- Сварог, - показал на него пальцем Микула. — Это его к-капище.
— Здесь? Посредине ничего?
Он посмотрел на ровную золу, на клещи, на сухие дрова.
— З-здесь живут. Сварог любит огонь, особенно с-старый огонь. М-может, раньше тут была д-деревня, да вымерла. А огонь Сварога остался. Остался и т-тот, кто его п-поддерживает.
— Д-дай  знак, - Микула требовательно протянул руку.
Я снял с пояса знак Мораны. Красная нитка была тёплой. Чёрная нить в борозде снова начала шевелиться, и я понял, ей не нравится близость чужого огня.
— Уверен?
— Н-нет.
Он взял знак очень осторожно, стараясь не касаться черной нити. Поднёс к угольку.
— Обычный огонь его не взял. Но это сварожий.
— Но ведь твой бог — Род.  Род должен порвать твою связь с Мораной.
— Род — полностью. А здесь... м-может, крючок в-выгорит. Если это п-правда к-капище, а не ловушка.
Я кивнул. Ему виднее, хоть еще и не полноценный волхв, а все же в таких делах шарит всяко больше меня.
Микула наклонился к угольку и аккуратно подул. Уголёк внезапно вспыхнул голубым огнем, будто под ним включили газ. Пламя изменило цвет на обычный и поднялось сухое, плотное, почти кузнечное. Без треска и сначала без дыма. Горело, не требуя ни дров, ни угля, самим своим существованием нарушая известные мне законы физики. Хотя, черт с ними с этими законами, в этом мире они всего лишь рекомендации.
Микула бросил костяной знак в огонь.
Сначала зашипела красная нитка. Потом треснула белая поверхность костяной плашки. Чёрная нить в борозде выгнулась и задергалась в воздухе, как червь на крючке.
Пламя почернело и дым пошёл вверх плотным столбом. Густой, тяжёлый, с запахом горящей гнили.
В дыме проступило женское лицо. Старое и молодое, и прекрасное и уродливое, и белое как кость и черное будто уголь. И все это сразу, одновременно. Глаза — тёмные ямы и бездонные прекрасные озера. На губах иней и ожидание поцелуя. Хотя, нет, скорее, обещание поцелуя.
Микула отшатнулся, но не опустил взгляд и твердо взглянул в это лицо. Оно уперло в парня взгляд своих нереальных глаз.
— Да как вы посмели?! — слова громом ударили в стены. Старая смола на брёвнах пошла пузырями. Из дыма вытянулись сотканные из него руки. Тонкие, длинные, с пальцами будто корни из могилы. Они потянулись к Микуле, к его серой жилке, к порезанной ладони.
Я ударил ножом по одной руке. Бесполезно, для мен это всего лишь дым. Пока сама Морана не решит иначе.
Леонтий шагнул вперёд и тут же пошатнулся, и отступил перед взглядом богини смерти и холода. Микула попытался сказать родовое слово, но не мог, губы не слушались.
Рез Сварога на балке раскалился, зимний воздух пошел зыбью, как над горящим бездымным костром. Дымовые руки тянулись к его лицу, но уже медленнее, будто вязли в жаре.
Снаружи, за стеной, хрустнул снег.
Дверь смолокурни распахнулась. На пороге стоял человек. Обычный на вид, если не считать железного посоха, прожжённых краёв одежды и глаз, в которых отражался огонь, хотя он стоял спиной к свету.
На плечах у него лежал мешок с углём. В другой руке — связка корней и непонятных железных полос, похожих на обода бочек. Вероятно, хозяин увидел дым и вернулся. Вон, как тяжело дышит, бежал, наверное.
И успел вовремя, а то бы нам тут точно кранты.
Даже в спешке он сбросил мешок не куда попало, а к стене, где уже лежал уголь и дрова.
Он одним взглядом оценил всё: кострище, знак, Микулу, дым, меня, страшное лицо.
— Кто вам позволил моранью кость в моём капище будить?
Голос был сухой, но не злой и даже не раздраженный. Дымовое лицо повернулось к нему.
— Сварожий пёс...
Человек ударил посохом в пол и пламя из красно-черного стало жёлто-белым. Чёрный дым сжался. Руки из дыма рассыпались искрами. Лицо Мораны перекосилось.
— Он мой, — прошипела она.
Волхв Сварога посмотрел на Микулу.
— Пока дышит — нет.
Он провёл посохом по воздуху и дым разорвало на кусочки, потом кусочки будто раздутая ветром горелая бумага истлели и постепенно исчезли, как и не было их никогда.
Пламя громко хлопнуло, кость в нём треснула и осыпалась пылью. Еще миг в кострище виднелась чёрная извивающаяся нить. Потом и она сгорела.
Микула рухнул на бок. Я едва успел подхватить его за плечо.  Жилка под его ухом не исчезла, но перестала расти и пульсировать.
Волхв вошёл внутрь и оглядел нас не очень приветливо, но без злости или раздражения.
— Поздно вас принесло, — буркнул он. — Я раньше ждал.
— Мы не к тебе шли, - хмуро ответил я.
Он посмотрел на меня и впервые проявил эмоции. Усмехнулся, да так ехидно, что у меня аж руку свело от желания ему врезать.
— Потому и пришли.

Глава 16 Страж у горна.

Микула лежал у кострища, тяжело дышал и не приходил в себя. Жилка под его ухом не ползла дальше, но и не исчезла: тонкая серая нить под кожей будто ждала, когда ей снова разрешат расти.
— Мальцу скоро полегчает, — сказал волхв.
— Когда помрет?
— Здесь не помрет.
Волхв Сварога сунул клещи в пепел. Поворожил его и нашел какой-то комок чего-то отвратительного на вид. Чёрная зола — не рассыпчатая, не мёртвая, а тянущаяся комьями, будто внутри её держали спутанные мокрые волосы. От неё пахло не дымом, а холодной гнилью. Волхв перекинул эту дрянь на железную пластину и положил отдельно от чистого пепла.
Волхв срезал верхний слой пепла, посыпал круг угольной крошкой и тёмной окалиной из мешочка, потом провёл железной полосой по краю кострища.
— Подойди к кругу, — сказал волхв.
Я подошёл. Он сунул мне железную полосу.
— Держи здесь.
Железо сначала было тёплым, потом стало горячим, потом ладонь будто стиснули зубами.
— Что это?
— Край.
— Какой край?
— Тот, через который она вернётся, если ты бросишь.
На железе проступила тонкая чёрная испарина. Она тянулась к пеплу, который волхв ещё вычищал из кострища. Я сжал полосу крепче, и кожа на ладони покраснела.
— Рука сгорит, — сказал я сквозь зубы. — Долго еще?
— Не вся. Но можешь взять левой, она у тебя все равно почти бесполезна.
Я так и сделал. Стало легче, проказа убила уже большую часть нервных окончаний в левой руке. Он продолжал работать. Клещи скребли по пеплу, железная пластина шла по кругу, окалина шипела. Я держал. Жар пошёл в пальцы, в запястье, выше. В груди откликнулся знак меры. Рука уже забывшая что такое чувствовать, внезапно снова стала почти живой. Блин, как невовремя!!! Боль стала непереносимой.
— Держи! — гаркнул волхв.
— Да, держу!
— Нет. Ты терпишь. Держи!
Я сжал зубы и прижал полосу к краю круга так, что кожа прилипла к металлу. Волхв ударил посохом в пол. Удар вышел сухой, без грома и без вспышки, но смолокурня задрожала всей собой: крышей, балками, стенами, старой смолой в щелях. На один миг она стала не заброшенной хижиной, а настоящим горном. Я заорал. А кто бы не заорал, если его окунуть прямо в жидкое пламя?
Чёрная зола погасла. Рез Сварога на балке потемнел и стал постепенно остывать.
Когда волхв забрал у меня железо, ладонь уже плохо слушалась. На коже остался тёмный ожог, но пальцы сгибались, пусть и через боль.
— Плата, — сказал он.
— За что?
— За чужое капище. И за сварожий огонь.
Я посмотрел на Микулу. Он дышал ровнее, чем раньше, и вообще теперь походил на просто спящего парня, а не помирающего от проказы и обессиливания.
— Болезнь ушла?
— Нет. Сварог ее только прижег, как прижигают гнойную рану. Ваши души уже заняты — твоя Числобогом, его — Родом. Сварогу негде развернуться во всю мощь и выжечь мораново семя до тла.
Волхв вытер клещи сухой травой и бросил траву в огонь. Та вспыхнула синим.
— Пока вы здесь мор вас терзать не будет. За порогом снова начнет. Но уже не так сильно, как раньше, часть заразы все же сгорела.
— Тогда мы останемся здесь навсегда, - буркнул я.
На это волхв только хмыкнул.
Он подошёл к Микуле, присел и поднёс к жилке под ухом тонкую железную пластинку. Пластинка сразу потемнела с одного края. Потом волхв взял руку Микулы и провёл угольной пылью по серому кольцу вокруг пореза. Пыль не осыпалась, а прилипла к коже. Волхв опять хмыкнул, но теперь не скептически, а задумчиво.
Потом волхв посмотрел прямо на Леонтия, который стоял в уголке и старался не отсвечивать.
— Мёртвый с белым следом, — сказал он. — Никогда такого не видел. Сподобил Свароже… Какой-то ты… странный. На первый взгляд — размазня и балабеня, а если глянуть вглубь… ты страшный.
Леонтий попытался выпрямиться.
— Я и при жизни не всем нравился.
— Шнурок покажи, — сказал волхв. И откуда он про шнурок узнал то?
Я достал шнурок от креста. После серой порчи он стал жёстким, будто промёрз до середины. Волхв протянул руку, но я не отдал.
— Что ты хочешь сделать?
— Ну, не накормлю же. У меня нет для него лишнего мертвого человека.
Леонтий сразу сказал:
— Человеков ради меня не резать.
— Да я и не собирался. Да и человека здесь и нет. Только волхв, полуволхв и князь… ну, пока только княжич, но уже с проснувшейся княжеской кровью.
Я отдал шнурок. Волхв положил его рядом с раскалённой железной пластиной, присыпал угольной золой и провёл над ним короткий рез пальцем, не касаясь. Шнурок вздрогнул. Леонтий согнулся, будто жар прошёл и через него.
— Хватит, — сказал он.
— Ещё рано.
— Хватит!!! Больно! Это же адское пламя!
Волхв убрал руку. Леонтий стал чуть плотнее: через него всё ещё было видно стену, но уже мутно.
Леонтий ощупал себя осмотрелся. Как то встрепенулся весь, будто мокрый пес и улыбнулся.
- Спасибо, - сказал он. — Видно, и от ваших языческих бесов иногда бывает польза.
Волхв снова хмыкнул, но теперь уже довольно.
Микула открыл глаза. Сначала смотрел в потолок, потом нашёл взглядом меня, потом волхва.
— Ты… был там, — сказал он. — Ты у серого костра был.
Волхв Сварога поднял свой железный посох. Не угрожающе, просто переставил ближе к себе.
— Был.
— Ты хотел меня забрать.
— Посадить. Не забрать. Посадить на твое место в нашем круге. Сделать одним из нас.
— И выы всё ещё хотите меня туда?
— Да, - сказал волхв ни секунды не думая. — Но вы можете идти к Перводреву. Вы достойны.
Тут я кое-что понял. Не всё — только как положить этот кусочек целой головоломки в общую картину окружающего меня безумия.
— Ты страж, - сказал я.
Волхв довольно посмотрел на меня и кивнул.
— Один из тех, кто стоит у порога.
— У Перводрева?
— У пути к нему.
Я усмехнулся, но щёку, пораненную рысью стянуло болью, и усмешка вышла кривой.
— Страж Перводрева сидит в сером круге?
— У порога стоят не те, кто всем нравится. У порога стоят те, кто не пускает слабых.
— И ты решаешь, кто слабый?
— Иногда  я. Иногда другие. Просто вы пришли именно ко мне. Но если бы вы шли именно ко мне, пришли бы к кому-то другому. Так всегда бывает. Перводрево не терпит кумовства и поддавков по знакомству.
Я хотел спросить, как далеко до Перводрева, но Микула вдруг почти встал и мне пришлось его ловить, чтобы не упал.
— Деревня, — сказал он. — Там люди, которых я… мы заразили. Я поклялся, вернуться и помочь, когда стану волхвом.
Волхв не сразу обернулся к нему. Сначала поправил клещи у кострища, пробурчал себе под нос какую-то скороговорку и трижды плюнул через левое плечо. Зачем все это — хрен его знает.
— Все клянутся, когда горячо, - наконец сказал он.
— Я клялся Родом.
— Кому?
— Деревне. Больным. Я сказал, что вернусь и помогу.
— Понятно, - протянул волхв задумчиво, пожевал губами и принял решение. — Вступи в серый круг сейчас и я сам пойду туда. Поставлю жаровой круг и удержу болезнь. Но окончательно она исчезнет, лишь когда Род порвет твою связь с Мораной. А для этого тебе нужно Перводрево, иначе никак.
- Я обещал остаться там на три года, - прошептал Микула. — После того, как стану волхвом.
— Мор в деревне ещё можно удержать, — продолжил волхв. — Не вылечить. Удержать. Люди доживут до того как ты вернешься и не умрет никто. Ты займёшь место волхва Рода в нашем круг. Круг получит голос. Деревня получит время. А ты получишь почти безопасный путь к Перводреву.
Микула молчал. Я видел, что искушение для него слишком тяжелое. Нужно всего лишь пойти по легкому пути и все будет хорошо. Кроме того, что он перестанет быть собой.
— Это моя клятва, — наконец сказал он. — И я сам ее исполню.
— Людям всё равно, чья клятва. Они просто хотят жить сами и чтобы жили их дети.
Микула поднял на него глаза.
— Роду — не все равно. И я сам успею спасти всех, если пойду прямо сейчас.
Микула выпрямился и уже повернулся к двери. Но тут волхв почти улыбнулся, довольно кивнул и сказал:
— Деревню удержу без платы.
— Почему? — спросил я. — Зачем тебе это?
— Чтобы подкупить добрым бескорыстным делом, разве неясно?  - Он посмотрел на Микулу и усмехнулся в бороду. — Я твою клятву не забираю. Только подержу, пока ты не вернёшься.
Микула хотел ответить, но передумал и лишь благодарно кивнул, приложив руку к груди. Волхв выпрямился.
— Спать будете после круга.
— Какого ещё круга?
— Моего, серого круга, какого же еще… Ты, Мерович, задаешь много глупых вопросов, не делай так. Раздражаешь.
Я заткнулся.
Он взял из угла горсть серой золы — не той, что осталась от Мораны, а другой, сухой и лёгкой. Высыпал её в очищенное кострище, положил сверху три железные полосы: одну к себе, одну к двери, одну к Микуле. Потом ударил посохом в пол.
Огонь поднялся без дров. Серый, как тогда, в том странном месте где взорвался крест Леонтия. Он не грел лицо и не давал света как обычный огонь. Скорее просто показывал присутствие огня там, где до этого была пустота.
Стены смолокурни отступили. Не физически — просто между брёвнами стало слишком много места. В дыме появились посохи, лица без плоти, знаки, вспыхивающие и гаснущие на краю зрения: громовой рез, тёмная чаша, звериный след, весы, серп, колесо, пустая ладонь и ещё десятки образов. Они мелькали слишком быстрые, чтобы рассмотреть и тем более, запомнить.
— Мальчик прошёл, — сказал волхв. — Дорогу ему не закрывать. Силой не брать. Мороком не ломать.
Сначала ответил один голос, донёсшийся будто из глубокого колодца:
— Признать.
Потом другой, глухой, будто из бочки:
— Рано.
Третий, просто издалека:
— Он отказался от лёгкого пути.
Дальше заговорили все разом:
— Он болен. До Перводрева не дойдёт.
— Дошёл до стража.
— Страж не Перводрево.
— Место Рода пустует.
— Сломанный место не займёт. Я согласен. Нужно признать.
— Мёртвый тоже не займёт. Помочь. Нужно помочь.
— Тогда он дойдет не сам. Зачем нам такой голос Рода?
— Нужно удержать силой. На самой грани, он сломается. Когда моя госпожа протянет за ним свою руку — он согласится на что угодно.
— Нет. Нужно убить его сейчас. Забрать то что у него есть. Искать другой голос Рода.
Голоса шли один за другим, накладывались, цеплялись. Они не кричали, но от них болели зубы. Огонь дрогнул. Волхв Сварога поднял руку.
— Счёт. Помочь, отпустить, убить или задержать.
В золе вспыхнули серые черты. Одна за другой: слева, справа, внизу, слева, вверху, справа. Я считал вместе с ними, сам не зная что считаю и за какое место нужно болеть.
Голоса разделись ровно поровну — по шесть за каждый из четырех вариантов. Двадцать четыре. Плюс Микула за Рода, плюс волхв Чернобога, которого разорвало силой креста, и волхв Сварога, который не участвовал в голосовании.
— Ровный спор словом не кончают, — сказал голос похожий на далекие раскаты грома.
— Поединок, — произнёс другой голос из круга.
Микула попытался встать. Я поймал его за плечо.
— Нет.
— Это обо мне.
— Ты на ногах еле стоишь. Сядь на место, боец, блин!
— Ищущий не может биться сам. Кто нёс его путь — может встать.
Все дымные лица повернулись ко мне. Микула шепнул:
— Не надо. Я сам…
Я посмотрел на него так, как мой старшина на очередного духа. Микулу проняло.
— Ты сейчас меч-то хоть удержишь?
Он молчал.
— Ну и вот. Значит, я.
Волхв Сварога смотрел на меня без сочувствия.
— Встанешь — ответишь не за него. Но сам он точно не справится, он и сидя падает.
— Мне бы тоже не упасть.
— Ставка? — спросил громовой голос.
Волхв Сварога ответил:
— Если Мерович устоит — мальчика до Перводрева не преследовать. Не морочить. Не ломать. Дорогу не закрывать. После Перводрева он сам решит, отвечать ли на зов.
Другой голос из круга прошипел:
— А если падёт, круг ставит стражей на дороге. Мальчик слушает их зов всегда. До самого конца, каким бы он ни был — смерть или Перводрево. Он не выдержит. Он сломается.
Некоторым голосам это не понравилось. Слышно было по тишине. Но никто не спорил. Теперь нужен был противник.
В золе начали проступать черты жребия. Я смотрел на них и вдруг почувствовал холод под рубахой. Знак меры стал просто ледяным. Странно, с чего бы такое?
Из серого огня поднялся человек. Не старый и не молодой, с лицом спокойным, почти скучным. Одежда простая, посох тонкий, с резами счёта. На лбу вырезан знак Числобога — три спиральных витка с чертами вверху, внизу и по бокам. Точно такойже как у меня, только меньше и не врождённый, а приобретенный. Волхв Числобога из этого серого круга, чтоб ему...
Он посмотрел на меня так, будто мы с ним уже были в середине разговора. Я понял: он сам сделал так, чтобы выйти. Как-то сжульничал.
Волхв Перуна ударил посохом о край круга.
— До крови на черте. До сбитого знака. До выхода за край. Не до смерти.
Волхв Числобога вошёл в круг. Я поднял дрянной разбойничий меч.
— Начали, — сказал Перунов голос.
Первого удара я почти не увидел. Не потому что он был быстрым, а потому что его не было там, где я ждал. Посох волхва Числобога коснулся моего плеча, и тело само сместило вес на больную ногу. Нога подломилась. Я едва не наступил за край круга.
Серые голоса возбужденно зашептали. Я выровнялся. Волхв Числобога уже стоял в другом месте. Он бил не сильно. Не пытался сломать кость, выбить глаз или разрубить руку. Он просто ставил меня не туда: на полшага, на один вдох, на половину движения. Каждый раз я оказывался там, где проигрывал следующий удар.
Я рубанул справа. Он не отступил, только повернул посох, и мой меч ушёл ниже, чем надо. Ладонь с ожогом вспыхнула болью, рукоять едва не выскользнула. Он коснулся моих рёбер и воздух ушёл из легких. Коснулся бедра и нога вспомнила перелом, которого никогда не было. Коснулся запястья, пальцы разжались, и меч упал бы, если бы я не подхватил его другой рукой.
Он сделал шаг и я отступил. Край круга был у пятки. Серый огонь дёрнулся. Ещё немного — и я проиграю. Микула не попадёт в круг силой, нет. Но дорога к Перводреву наполнится серыми стражами, зовами и новыми мороками. Он будет слушать их перед входом, больной и полумёртвый. Он этого не выдержит. Я бы не выдержал.
Я поднял меч.
Волхв Числобога мог закончить бой прямо сейчас. Один удар в плечо — и я выйду за край. Один толчок посохом — и всё.
Он высоко поднял руки с зажатым в них посохом. И зачем-то стал на одну ногу, будто пересмотрел фильмов про шаолинских монахов.
Невозможная ошибка.
И я прыгнул вперед бросив бесполезный меч. Посох прогудел над моей головой, а я врезался плечом в живот волхва и буквально вынес его за пределы круга.
Серые голоса загудели.
Я стоял, тяжело дыша, и понимал, что не победил. Мне подарили победу.
— Зачем? — спросил я противника.
Он посмотрел на меня спокойно.
— Не сегодня твоя расплата.
Больше он ничего не сказал, ступил в серый огонь и растворился в нем.
Волхв Сварога поднял посох.
— Бой решил.
Некоторые голоса молчали слишком долго, но круг уже принял результат и не сильно важно, насколько честным был бой. Поединок был признан. Раздался первый голос:
— Дорогу не закрывать.
Потом другой голос:
— Мороком не ломать.
— Силой не брать.
Четвёртый голос, очень недовольный:
— До Перводрева.
Серый огонь начал гаснуть. Перед тем как дымные лица исчезли, волхв Сварога сказал:
— Место Рода будет ждать. А ждать оно умеет.
Когда серый огонь погас, смолокурня снова стала маленькой. Стены вернулись на место, балки опустились, огонь в кострище стал обычнее, хотя всё равно слишком ровным. Я сделал шаг и едва не упал. Леонтий оказался рядом. Поддержать он не мог, но встал так, будто мог.
— Ты победил? — спросил он.
— Нет. Мне дали победить.
Я сел у стены. Рука дрожала, ожог распух, рёбра болели от каждого вдоха. Волхв Сварога бросил мне тряпку.
— Зажми рёбра. Выглядишь плохо.
Он не стал спрашивать, почему волхв Числобога поддался. Может, знал, а может, не хотел знать.
Волхв Сварога работал всю ночь. Поставил воду греться, бросил туда корни, от которых запахло горечью и дымом. Намочил тряпку, вытер мою ладонь, намазал ожог чёрной мазью. Боль не ушла, но стала глубже, ровнее и руку перестало дергать при каждом движении.
Микуле он сменил повязку на ладони. Серое кольцо не стерлось, но под угольной мазью перестало блестеть.
Леонтий держался у шнурка и горячей железной пластины. Его лицо стало различимее. Не живее — просто плотнее. Он молчал, иногда закрывал глаза, будто слушал далёкую службу, которой здесь не было. Шевелил губами молясь. Он часто молился. Как правило о двух вещах: чтобы господь или призвал его к себе или наконец, объяснил, засем ставил Леонтия в мире живых.
Волхв поставил у порога железные полосы, поправил золу в круге, несколько раз выходил наружу и возвращался со снегом на плечах. Смолокурня хранила жар. За стенами тихо спал зимний лес.
К утру Микула смог сидеть сам. Это уже было много. Жилка под ухом осталась, но не выросла. Серое кольцо на ладони не исчезло, но и не расползалось. Глаза стали яснее, голос — слабым, но его собственным. Я мог идти, если не считать, что каждый шаг заранее обещал боль. Ладонь с ожогом плохо сжималась. Волхв обмотал её сухой тканью и велел не мочить.
— А если придётся драться?
— Тогда терпи. Или бросай своего спутника и беги пока его доедают.
Он дал нам немного сухарей, кусок вяленого мяса, мех с водой и еще один с горьким отваром.
Сам волхв почти не собирался. Только подхватил свой посох, водрузил на голову большую бобровую шапку и уже готов. Мы пошли за ним.
Мы прошли мимо сгоревшей сосны с раздвоенной верхушкой. Потом мимо старого корня, который уходил под снег длинной тёмной жилой. Потом лес начал меняться.
Снег у корней стал темнее. Воздух потяжелел влагой, запахло землёй. Деревья стояли старше, шире, тише. В них не было доброты, но была такая древность, перед которой злость казалась мелкой и ненужной.
Где-то впереди послышался низкий деревянный скрип. Волхв Сварога остановился.
— Дальше сами.
Я посмотрел вперёд. Старые стволы стояли так плотно, будто между ними была дверь, которую можно не увидеть, пока не подойдёшь.
— Не идёшь? — спросил я.
— Нет.
— Боишься?
Волхв посмотрел на меня… удивленно?
— В чужое капище без зова не лезут. Я, в отличие от некоторых, это помню.
Микула посмотрел на него.
— А ты туда? Назад?
Волхв уже повернулся, но не к смолокурне, а в другую сторону — туда, где за лесом и снегом оставалась больная деревня.
— Я помню твою клятву. Иду исполнять.
Микула выпрямился, насколько смог.
— Это моя клятва.
— Поэтому я её не забираю. Только держу, пока ты не вернёшься. Мы же так договаривались, верно?
— А если мы не вернёмся? — спросил я.
Волхв Сварога поднял посох и усмехнулся.
— Вернетесь. Куда вы денетесь… Числобог выбирает только тех, кто не умеет умирать.

Глава 17 Не совсем волки

Железный стук посоха постепенно затихал вдали.
Теперь Микула шёл сам. После смолокурни он держался лучше, чем ночью, но “лучше” здесь значило только то, что он успевал сделать несколько шагов, иногда целых десять, до следующей остановки. С такой скоростью нам тупо не хватит времени дойти до Перводрева.
Скорость. Расстояние. Время. Как известно еще из начального курса физики все это вещи взаимосвязанные. И если чего-то у тебя в избытке, остальное вообще не проблема.
— Идиот, — сказал я вслух.
Микула недоуменно повернул голову.
— Кто?
— Я.
— А, ну само собой. Ты же с Числобогом связался, так что и не поспорить. Ну и что с того?
Я посмотрел на левую руку. На серую кожу у ногтя. На пальцы, которые висели, будто принадлежали покойнику, случайно пришитые к живому плечу.
Если сила Числобога могла считать меру движения, времени и платы, почему я ни разу не попробовал повернуть её не наружу, а в тело? Я закрыл глаза и попытался приложить меру к болезни.
Не ко всему мору сразу. Только к левой руке. Замедлить распространение. Сделать так, чтобы гниль в ней шла медленнее, чтобы пальцы хотя бы на время вспомнили, что они мои.
Метка отозвалась сухо и ровно, будто манометр, но ничего не сделала. Левая рука осталась чужой. Под ногтем серость не отступила. Пальцы не ожили. Даже боль от ожога не стала меньше или больше.
Внезапно, откуда ни возьмись, перед нами на снег тяжело сел ворон.
Чёрный, крупный, с мокрым блеском на перьях. Он прошёл боком, остановился и посмотрел на меня юзумным глазом.
Потом раздалось громкое хлопанье крыльев и рядом приземлился второй.
— Хугин? — тупо спросил я. — Мунин?
Микула медленно повернул ко мне голову.
— Ты сейчас с птицей говоришь?
— С двумя.
— Это еще хуже.
— Может, это вороны Одина.
— Кого?
— У варягов был… а может сейчас есть, такой бог. Один. У него два ворона. Их имена значат Мысль и Память. Хугин и Мунин.
Микула смотрел так, будто мор добрался до моей головы раньше, чем до руки.
— У вас там, откуда ты пришел, тоже богов много?
— У разных народов свои.
Леонтий тихо кашлянул, хотя кашлять ему было нечем.
— Бесы, — сказал он. — Все они бесы, кроме единственного истинного Господа. Просто бесы разной рогатости и полосатости.
— Один не бес.
— Бог один, — сказал Леонтий. — И он не Один.
Вороны закаркали разом. Карканье очень походило на смех.
- Один бог, - усмехнулся я. — И не один. Кстати, он чем то похож на Христа. Он тоже принес себя в жертву. Только не богу-отцу и не ради людей. Он принес себя в жертву самому себе, чтобы получить божественные силы и узнать божественные тайны. Как то так. Подробностей не помню, но он прибил себя копьем к Мировому древу, Иггдрассилю. И висел на нем девять дней. Или девять лет… Да пофиг, это было давно, далеко и не правда.
Один из воронов возмущенно каркнул и принялся долбить клювом снег. Второй к нему присоединился. Оказывается, они каким-то образом учуяли замёрзшую в нем полевку.
Вытащив трупик, разодрали его на две части и сожрали. Потом взлетели и унеслись не известно куда. На снеге остались лежать два чёрных пера.
Я наклонился.
— Не трогай, — сказал Микула.
— Почему?
— Потому что ты сам не знаешь, чьи они. Вдруг и правда вороны чужого бога?
Я поднял перья и сунул за пазуху, рядом с меткой, но не к самой коже.
— Вот и узнаем.
Микула покачал головой и пошёл дальше.
Я же на ходу продолжал свои эксперименты. Если на болезнь мои силы не действуют, нужно дойти до Перводрева до того, как она вновь захватит все тело. А чего? С балкой же в горящем доме получилось. И в бою я могу немного ускоряться, вставляя между двумя мгновениями еще одно, свое собственное. Поему не могу увеличить нашу скорость передвижения?
Лес слегка дёрнулся.
Не исчез и даже не размазался. Просто стволы стали отходить назад чуть быстрее, чем должны были. Снег под ногами скрипел всё так же. Микула всё так же тяжело переставлял ноги. Но за десять наших медленных шагов лес отступил как за двадцать.
Микула остановился, хватая ртом воздух.
— Что ты сделал?
— Идём. Вроде, получается.
— Что ты сделал?
— Потом объясню. Я еще и сам не до конца понял.
Я ускорил нас еще больше. Стволы потянулись назад быстрее. Ветки мелькали сбоку. Снег с низких лап елей срывался уже позади нас, когда мы проходили под следующими деревьями. Микула шёл рядом, бледный, злой от слабости, но шёл. Ему самому, наверное, казалось, что он едва ползёт. Мне тоже. Я ускорил нас еще.
На несколько ударов сердца мир стал длинным коридором из стволов, белых пятен и ломкого скрипа. Мы не бежали. Мы всё так же ковыляли, больные, грязные, с обмотками, со сбитым дыханием. Но сорвавшаяся с ветки снежная шапка падала уже далеко за спиной. Вспугнутая птица только раскрывала крылья, когда мы были уже за другим рядом деревьев.
Я даже не понял, как мы выскочили на пустую поляну, покрытую слишком ровным снегом.
— Стой! — крикнул Леонтий.
Снег под Микулой просел — мягко, обманчиво, как перина. Потом наст треснул длинной чёрной щелью, и вся белая площадка ушла вниз. Я рванулся к нему левой рукой, но пальцы только дёрнулись у груди, чужие, холодные и бесполезные. Я ухватил Микулу за плечо правой, но пальцы лишь скользнули по мокрой ткани.
Микула вскрикнул, покатился осыпающемуся снегу и вцепился обеими руками в торчащий корень. А я тоже начал проваливаться. Наст проломился под ногой и опора исчезла. Рёбра сжало так, будто меня снова ударили посохом волхва. Я успел воткнуть меч в край промоины, но клинок вошёл не в землю, а в мерзлую труху. Рукоять дёрнулась в правой ладони и я повис.
Ниже был узкий овражек с чёрной водой под ледяной кожей. Не глубокий, может быть, в человеческий рост. Но если упасть туда сейчас, с моей рукой, с больным Микулой и с мором в крови, выбраться можно уже не смочь. Вот так… Поспешишь — богов насмешишь. Интересно, кто из них нам эту подлянку подсунул под ноги?
Я попытался подтянуться, и рёбра тут же отозвались такой болью, что дыхание сорвалось. Леонтий оказался на краю промоины. Он не мог подать руку. Не мог схватить. Его лицо дрожало, сквозь щёку виднелись ветви.
— Правее, — сказал он.
— Что правее?
— Корень под снегом. Правее колена. Ставь туда ногу.
Я посмотрел вниз. Ничего не видел, кроме белого снега, серой грязи и чёрной воды.
— Не вижу.
— Зато я вижу с божьей помощью. Ставь ногу, говорю!
Меч дёрнулся. Земля под ним крошилась. Микула, лёжа на животе, протянул ко мне руку, но до меня было далеко. Он сам едва держался за корень, губы серые, глаза мутные, дыхание хриплое и прерывистое.
Я ударил сапогом в снег справа. Первый раз — пусто. Второй — тоже. На третий носок наткнулся на что-то твёрдое. Вот он, корень. Тонкий, скользкий, но настоящий.
Я перенёс на него вес. Край склона под мечом тут же осыпался. Клинок вышел из земли почти полностью. Я успел навалиться плечом на склон, вдавить колено в снег и зацепиться сапогом за корень.
— Ещё чуть выше, - сказал парящий в воздухе за моей спиной Леонтий. - Там камень торчит. Ставь на него вторую ногу.
Я нашёл камень коленом. Ударился так, что в глазах потемнело, но камень держал. Оттолкнулся, перенес вес. Микула наконец дотянулся до моего рукава, но не потянул — сил не было, — только зафиксировал, чтобы я не скатился обратно. Пришлось лезть самостоятельно, цепляясь за его одежду непослушными от проказы и мороза пальцами. И вот, я вывалился наверх лицом прямо в снег.
Некоторое время мы оба просто лежали.
Мир больше не летел. Стволы стояли на месте. Снег падал вниз, как положено снегу. Где-то под обломанным настом тихо текла чёрная вода.
— Ещё раз такое, — сказал Микула, не поднимая головы, — и Перводрево пусть само к нам идёт.
.
Нафиг это ускорение, решил я. Местность пересеченная, опасности возникаю сразу под ногами, в следующий раз вообще убьемся. И мы пошли обычным порядком.
Через какое-то время, лес начал меняться.
Деревья стояли теперь ровными рядами, как посаженные по линейке. Почти исчез бурелом и овражки. На одной ветке я заметил старую ленту, почти вросшую в кору. У корня торчал обугленный столбик, едва видный из-под снега. На огромном камне виднелся рез, так стёртый временем, что уже нельзя был разобрать, чей именно.
Микула внезапно остановился, будто вкопанный.
— Что? — спросил я. — Что увидел? Или почуял? Или унюхал? Или как ты там окружающее воспринимаешь…
Он смотрел вперёд, но не на дорогу, а на старую яблоню. Яблоня стояла криво, ниже окружающих деревьев, с чёрным дуплом в боку и голыми ветками. На ней висели обрывки лент, нитки, пучки волос, полоски ткани, какие-то тонкие шнуры, истлевшие до цвета коры. Не много и не празднично, совсем не похоже на веселую новогоднюю елочку. Так оставляют не украшение, а знак: был здесь, дошёл, попросил путь, и ты молодец, раз уже здесь.
— Это ещё не Перводрево, — сказал Микула.
— Да я понял уже, - буркнул я. — Не может у нас быть все так вот просто.
— У подходящих к Перводреву есть старый обычай, — продолжил парень. — На яблоне оставляют своё. Ленту. Нитку. Волос.
— У тебя есть еще силы на эту фигню?
Он не ответил и молча полез дрожащими пальцами к нитке Горыни. Я хотел сказать, что потом. Что сначала надо сесть, отдохнуть. Что если он сейчас упадёт под этой яблоней, никакой обычай его не поднимет. Но не успел.
Сначала взорвался снег справа.
Его вспороло изнутри, и из ельника справа от яблони выпрыгнул первый оборотень. Не вышел — именно выпрыгнул, будто до этого там лежал не сугроб, а свернувшийся ком мяса и шерсти. Четыре лапы, потом две ноги и две руки, потом снова движение, которое не позволяло понять, зверь это или человек. Пасть была волчьей, глаза — слишком человеческими. Второй ударил сбоку, отрезая меня от Микулы. Третий пролетел сквозь Леонтия и недоуменно вскочил по собачьи отряхиваясь.
Я выхватил старый разбойничий меч, но умом понимал, против этих тварей он бесполезен. Да и будь он полностью серебряный — с моими фехтовальными навыками шансов было все равно мало. Оборотни двигались рваными прыжками и перебежками. Я видел прыжок волка, бил, а в середине движения там уже был человек с вывернутым плечом, и клинок проходил мимо. Чудом, практически случайно, я резанул первого оборотня по боку. Меч не вошёл в плоть, а лишь нанес длинный порез. Кровь брызнула чёрной полосой на снег. Рана затянулась мгновенно, прямо на глазах.
— Конечно… — просипел я сквозь зубы. — Читеры гребанные…
Оборотень улыбнулся во всю пасть и пролаял:
— Вы почти дошли, княжич. Почти дошли!
Микула тем временем, пытался добраться до яблони. Нитка Горыни уже была в его пальцах, но пальцы дрожали так, что он не мог ухватить ветку. Оборотень бросился к нему. Я шагнул наперерез и принял удар корпусом. Меня развернуло, рёбра вспыхнули болью, снег ударил в колено. Мечом я задел зверя по морде, но тот только мотнул головой. На рассечённой губе плоть уже зарастала.
Третий оборотень все еще возился с Леонтием. Он бил его лапами, прыгал сквозь призрака и хватал зубами пустоту. Наверное, совсем тупой.
Микула тяжело прыгнул и дотянулся до ветки яблони. Пальцы его не слушались. Нитка Горыни соскользнула с сухого сучка. Он попробовал снова, но рука ушла в сторону, и тонкая нить легла не туда, где могла удержаться.
Оборотень уже разворачивался к нему, шкура на плечах ходила волнами, пасть парила горячим дыханием сквозь длинные желтые клыки. Я, как можно более угрожающе, замахал своей железкой перед мордой твари и оборотень потерял скорость.
Микула сделал третью попытку и наконец завязал нитку.
Узел вышел кривой и не прочный. Нитка легла на сухую ветку неровно, одним концом почти сразу попала под кору, другой болтался на ветру, но нить держалась.
Сначала ничего не произошло. Ни света, ни грома, ни доброй руки с неба. Просто воздух вокруг яблони стал другим.
Оборотень прыгнул к Микуле, но на втором скачке его повело в сторону. Лапа стала рукой, плечо вывернулось, звериная тень ушла вперёд без тела. Пасть на миг сложилась в человеческий рот, и из него вышел не рык, а рваный кашель. Он сам отпрянул назад, чтобы не развалиться окончательно.
Микула вцепился в край моей одежды и дёрнул туда, куда я и сам уже должен был падать. Правая нога поехала по снегу. Рёбра свело болью, акпкд глазами завертелись деревья, небо, Микула, оборотни... Первый оборотень метнулся следом, но я уже падал за яблоню, туда, где нитка уже висела на ветке. Оборотень щёлкнул зубами у моего плеча, но не достал.
Я рухнул рядом с Микулой, почти на него. Он застонал, но не оттолкнул. Леонтий тоже стоял рядом. А вот оборотни остались по другую сторону яблони.
Они кружили, скребли снег, рычали, бросались к яблоне и каждый раз отступали сами, когда звериная личина начинала съезжать с их тел.
— Выйди, княжич, — сказал главный. — С мечом-то выйди. Или только за мальцами прятаться горазд?
Я сидел на снегу, дышал через зубы и очень хотел выйти. Не знаю почему, но тогда мне это казалось правильным. Микула схватил меня за рукав.
— Не выходи! Это зов Велеса! Не поддавайся! Отвлекись на что-то другое!
Я остановился и крепко, до боли сжал челюсти прикусывая себе язык. Новая боль слегка прочистила мозги, я наклонился и умылся снегом. Разум окончательно прояснился.
Оборотни перестали выть. Один за другим они поднялись на две ноги. Шкуры сползли, как мокрые плащи. Лапы стали руками. Пасти сложились в лица. На снегу перед яблоней стояли люди — голые по пояс, в рваных шкурах и с густыми бородами. Улыбки на их лицах были слишком широкие, за губами, то и дело, мелькали волчью клыки.
— За яблоней думаете спрятаться? — спросил главный.
— Уже спрятались, - сказал я. — Все, блохастый, изыди. Надоел пуще гемороя.
Оборотень лающе засмеялся. Смеялся почти по-человечески. От этого смеха мне снова захотелось воткнуть меч ему в горло.
— Идите, — сказал он. — Зелёное дерево любит тех, кто сам приходит.
Я сдержался и не стал продолжать беседу. Мы просто поднялись и пошли дальше. Туда, куда оборотням ходу не было.
За спиной ещё долго слышались человеческие голоса. Потом раздался звериный вой.
- Оборотни жалуются Велесу на неудачную охоту, - перевел Микула.
Местность менялась. Теперь мы шли между холмами поросшими редкими скрюченными деревьями. Сначала, пытались их обходить, но так дорога удлинялась в разы, поэтому решили перейти холм по прямой.
Мы взобрались на холм изрядно устав, уже почти потеряв дыхание. Снег там был плотнее. Ветер — сильней, но оно и понятно. Внизу лежал зимний лес. Белый, тёмный, неподвижный.
А далеко впереди стоял огромный ясень.
Не просто высокий. Неправильно высокий. Раз в двадцать выше окружающих деревьев, шире всего, что я видел в этом мире. А я по сравнению со средневековым мальчиком, видел не так уж и мало. Все деревья вокруг были в снегу. Все ветви — голые или тёмно-хвойные, придавленные зимой. А ясень стоял зелёный. В листьях, будто над ним было не это небо, не этот холод, не эта зима, а собственный вечный июнь.
Микула остановился и благоговейно прошептал:
— Перводрево…
Леонтий молчал. Я тоже не мог найти правильных слов. Не материться же от переполняющих чувств? Впервые за много дней впереди была видимая цель, а не только опасности и непонятки.
И в этот миг на плечо Микуле сел ворон.
Он прилетел почти бесшумно. Не каркнул. Просто плюхнулся на плечо будто из ниоткуда: тяжёлый, чёрный, с лапами, впившимися в воротник.
- А где твой напарник? — спросил я ворона. И тут же почувствовал, что второй ворон оказался на моем плече.
Вот, если прямо сейчас из-под снега вылезет Один я уже даже не удивлюсь. Честно.

Глава 18. Я ждал

Вороны сидели спокойно не пытаясь нам навредить.
Когти впились в ткань у ворота. Клювы были почти у глаза.
Микула прямо дрожал. Одно резкое движение — и он остался бы без глаза. Он стоял неподвижно, только веки дрожали. Ему и без птицы было плохо: серое лицо, мокрые губы, сбитое дыхание. Но сейчас он держался.
Я же был спокоен. У меня еще в той, первой жизни был большой попугай ара, по сравнению с которым этот ворон — просто птенчик. Я его постоянно на плече катал и отлично понимал, когда птица решает атаковать, боится или хочет поиграть. Сейчас вороны просто сидели, не проявляя никаких эмоций, будто на ветках дерева или присадках.
Ворон Микулы повернул голову боком. Сначала посмотрел на Микулу. Потом — вниз по склону.
— Показывает что-то, — предположил Леонтий.
Я посмотрел туда же. Лес между нами и Перводревом темнел, хоть и был заснежен. Стволы стояли часто. Снег под ними казался нетронутым, но в этой ровности было что-то неправильное.
Ворон моргнул, каркнул и взлетел с плеча Микулы. Мой устремился за ним, тоже громко заорав.
Микула сразу пошатнулся. Я подался к нему, но он сам удержался, вцепившись пальцами в край моей одежды. Птицы ушли вниз холма, потом взмыли над деревьями.
И тогда с нижних деревьев поднялись другие птицы. Много, целые стаи. С веток сорвались вороны, галки, мелкая лесная сволочь, вроде синиц, снегирей и воробьев. Они взлетели неровно, с разных мест, будто кто-то потревожил весь склон сразу.
Только одно место осталось пустым.
Там не взлетел никто. Ни одной птицы. Я всмотрелся. Между стволами лежал снег. Слишком ровный сверху и слишком грязный у корней. Птиц там не было не потому, что их вспугнули сейчас. Их разогнали заранее.
— Там люди, — сказал я. — Видишь? Понял?
Микула сглотнул.
— Да. Но чужим без волхва сюда не пройти.
— Значит, у них есть волхв.
Микула побледнел еще сильнее. Бедняга, он же не просто боится, он в панике.
— Они… ждут меня.
Я посмотрел вниз уже внимательнее. Теперь лес перестал быть просто лесом. Появились детали: тёмный край рукава за стволом, обломанная ветка на высоте плеча, узкая линия прямого древка между двумя соснами. Ниже блеснул наконечник. Потом исчез, будто его воткнули в снег.
— Надо обходить, — сказал Микула. — Теперь мы знаем, где они прячутся.
- Ну да… только и они знают, что мы уже пришли, - ответил я. — Ладно, идём.
Мы сделали всего несколько шагов, когда из-за деревьев вышел Борята. Лично. Надо же, какая встреча!
Он был не один, рядом с ним шли четверо. Не деревенские голодные разбойники, а ратники. Распахнутые шубы, стёганые кафтаны, края кольчуг у воротов. Короткие копья в руках, щиты у бедра, топоры на поясе. Остальные люди оставались в лесу. Я видел движение между стволами. Сверкали наконечники стрел, мелькали за деревьями плечи, шапки и чужие лица в тенях.
Борята остановился и посмотрел на меня.
— Княжич... Заставил старика побегать… И не стыдно тебе, а?
Я не ответил. Он усмехнулся. Усталый, злой, замёрзший, но довольный. У него были красные уши, обветренные губы и глаза человека, который слишком долго сидел в холоде ради результата и теперь не уйдёт с пустыми руками.
— Третий день вас жду, княжич. Мерзнуть надоело. В Меров хочу. В свой детинец. Я его уже отработал.
— Не твой он.
— Пока нет. Но как вернусь — сразу мой станет. Тебе то он уже точно не пригодится.
Микула стоял у меня за плечом. Я слышал его дыхание. После ворона оно стало короче, поверхностней. Не только от страха. Просто, его тело уже не успевало за дорогой, мором, холодом и всем, что на нас навалилось. Борята перевёл взгляд на него.
— А вот и малец.
— Отойди, иуда — сказал я.
Леонтий глянул на меня с уважением, а Борята, похоже не знал кто такой иуда и принял это слово за незнакомое оскорбление. Поморщился и сплюнул в снег.
— Нет. Игры кончились, княжич. Я устал ходить и бегать, хватит уже.
Из леса вышли ещё люди, но я видел, что не все. Часть осталась в укрытиях. Теперь стало понятно: спуск перекрыт. Слева заходили лучники. Справа мелькали люди с сетями. Ниже, между деревьями, суетились еще бойцы и кони. И как они их прятали в лесу?
Борята развёл руками, показывая нагнанную против нас силищу.
— Пойдёшь по хорошему — живым дойдёшь. Не в безымянную яму и не к палачу. Сотником моим будешь, если язык прикусишь. А там и до воеводы дослужишься. Мальца поставят при тех, кому волхв нужен для дела. И всем будет хорошо.
Микула хрипло спросил:
— Как ты сюда прошёл?
Борята кивнул своим. Двое ратников вытащили из-за деревьев связанного человека и бросили на снег. Лицо разбито, борода в крови, руки связаны за спиной, но глаза те же, злые и веселые, даже несмотря на текущее печальное его положение. Волхв, который хотел отдать Леонтия Чернобогу. Понятно… шли по нашим следам и подобрали по пути.
Леонтий молчал и смотрел на того, кто чуть было не принес его в жертву своему богу Даже ратники Боряты на миг перестали переминаться. Они не знали всей нашей дороги, но поняли одно: связанный волхв боится не Боряту. Он смотрел не на меня и не на Микулу. Он смотрел на Леонтия и пытался отползти, хотя руки были связаны. Борята толкнул его сапогом и усмехнулся.
— Провёл. Не сразу, правда, упрямился. Но потом передумал.
Связанный волхв поднял голову. Губы у него дрожали. Леонтий смотрел на него без злости.
Я сделал вид, что тоже смотрю на волхва. На самом деле обдумывал план действий. Времени было мало, да и сил тоже.
— Кто тебя послал? — спросил я.
Борята посмотрел на меня весело и почти дружелюбно.
— Тот, кто делает из людей князей.
— Велесовичи или морановичи?
Улыбка исчезла и в глазах Боряты блеснула сталь.
— Не твое дело!
— Шестерка, - бросил я презрительно и сплюнул. Слова он не понял, но интонацию оскорбления уловил.
Борята поднял руку и лучники натянули тетивы.
— Живыми, — сказал Борята. — Можно посечь сильно. Но оставить живыми.
Первая стрела ударила в снег перед моей ногой, вторая прошла рядом с плечом Микулы, третья вонзилась в дерево за моей спиной. Я прыгнул, закрыл Микулу корпусом и поднял меч.
Ещё стрела, но мимо. Вторая летит мне прямо в пах и я понимал — если отскачу, она попадет в парня.
Я дёрнул меру ускоряя руку. Меч поднялся быстрее, чем должен. Стрела звякнула о клинок и отскочила в сторону.
Следующие стрелы я тоже отбивал, но успевал не всегда. Одна прошла по рукаву и царапнула кожу. Другая задела Микулу по плечу.
Борята махнул рукой и люди с сетями пошли вперёд. Я схватил Микулу за ворот, притянул к себе и приставил меч к его шее.
Клинок касался его кожи, ноя старался порезать парня. Микула понял мой замысел сразу. Замер и даже дыхание задержал. От этого мне стало не по себе. Если бы он испугался меня, если бы дёрнулся, было бы проще. А он просто доверил мне свою шею. Я чувствовал под клинком его горло, живое и тёплое.
— Ещё шаг, — прорычал я, — и твои заказчики получат только два трупа. Понял?
Один ратник сделал полшага. Я прижал клинок к шее Микулы, но все еще не порезал. Только показал, готовность.
Борята поднял руку, и ратник остановился.
— Не сделаешь, — сказал Борята.
— А ты проверь. Нам терять уже нечего.
Он смотрел не на меч, а в мои глаза.  Люди с сетями смотрели на него. Лучники держали стрелы. Кто-то тихо ругнулся. Никто не хотел первым проверить, насколько я плохой человек. Борята опустил руку.
— Я рискну. Все вперед. Медленно.
И они пошли постепенно окружая нас. Я не мог держать меч у шеи Микулы и одновременно закрывать его от всех. Борята это понимал.
— За спину, — сказал я и толкнул Микулу назад. Тот пошатнулся, но удержался. Потер шею ладонью и отступил за меня.
На меня бросились сразу двое. Первого я встретил плечом. Не ударом меча — плечом, потому что клинок был не там, где надо, да и пользоваться как надо я им не умел. Рёбра отозвались болью. Ратник качнулся, но не упал, а постарался схватить меня за одежду, но провалился вперед и покатился по снегу.
Второй ударил копьём снизу. Я увёл древко в сторону рукоятью меча, шагнул ближе и ударил сапогом в колено. Колено громко хрустнуло и выгнулось в другую сторону. Он вскрикнул, побелел сел на снег и я ударил его эфесом по лицу. Кровь брызнула мне на пальцы, рукоять меча сразу стала скользкой.
Копейщик справа не полез следом. Он держал меня на расстоянии, ждал, пока человек с сеткой зайдёт к Микуле, а я сам рванусь туда, где меня удобно проткнуть так, чтобы лишить подвижности.
Третий оказался слишком близко. Он был быстрее остальных. Короткий меч, щит, спокойные глаза. Ратник не полез под удар. Дождался, когда я отвлекусь на того, что держал сеть и только тогда ударил.
Я попытался закрыться левой рукой, но бесполезно.
Клинок прошёл по плечу, мясо разошлось и перед глазами потемнело. Тёплое потекло под одежду, я отступил, наступил на обломанное древко, нога поехала по снегу, и я почти упал на задницу. Ратник шагнул за мной, он был уверен, что я уже в отключке.
Я ударил снизу и мой меч вошёл ему под рёбра. Если бы он не шагнул сам, я бы до него не дотянулся, а так человек сам насадил себя на полосу скверного, зазубренного железа. Будь на нем кольчуга, такого бы не вышло, но воин пренебрег защитой ради манёвренности. Зимой и так несколько слоев одежды держат большинство скользящих уларов.
Он замер и повалился вперед, прямо на меня. Лицо молодое, рыжая щетина на подбородке и удивлённые глаза. Он не сразу понял, что умер, а сначала обиделся, потом испугался, и только после этого моя метка взяла смерть.
Я выдернул меч. На снегу осталась кровь. Много, очень много, я и не думал, что столько может быть в одном человеке. Те, кого я убивал раньше, умирали как-то… чище.
Один из людей с сетями успел зайти сбоку. Сетки в руках уже не было — он просто схватил Микулу за одежду и рванул к себе. Микула ударил его локтем, но сил парня не хватило пробить защиту матерого мужика. Его потащили вниз, а я не успевал помочь, ко мне уже бежали новые враги.
И тут Леонтий вошёл в только что убитого мной ратника. Тело дёрнулось. Сначала оно задвигалось как-то неправильно. Плечи пошли в одну сторону, голова — в другую. Потом мёртвый ратник поднялся.
Не встал как живой, а так, будто его подняли вставленной изнутри жердиной. Из распоротого живота вываливались кишки и текло их содержимое. Вонь стояла страшная.
Люди Боряты замерли. Леонтий в чужом теле сделал рывок и врезался в того, кто держал Микулу, ударил его лицом в лицо, схватил обеими руками за шею и повалил в снег. Там что-то хрустнуло. Ратник под ним затрясся и затих.
Метка во мне снова отозвалась, но как всегда, если убил не я лично, от смерти мне доставался лишь маленький кусочек. Но и это полезно. Помимо того, что это все равно какой никакой ресурс, еще и точная уверенность — этот противник уже мертв и не опасен.
Люди Боряты отступили. Один сжал оберег на груди. Другой бросил сеть. Третий попятился и ударился спиной о дерево.
— Мертвяк! — крикнул кто-то. — Здесь что? Морановичи? Откуда???
Леонтий стоял в чужом теле. Кровь текла из раны под рёбрами. Голова заваливалась набок. Он повернул её руками и сказал чужим ртом:
— Не трогайте мальчика.
Голос из мертвого рта вышел хриплый и страшный, совсем не голос Леонтия.
Связанный волхв завыл. Не громко. Через зубы. Он лежал лицом в снегу и смотрел на Леонтия так, будто его Чернобог сам пришёл за ним в теле убитого ратника. Леонтий повернул к нему мёртвую голову.
Волхв заткнулся. Борята смотрел на все это с каменным выражением лица. Он не боялся, он прикидывал варианты.
— Головы павшим рубить! Тела оттаскивать! — наконец выдал он команды.
Люди зашушукались, но вперед не двинулись.
— Мы шли княжича брать, — сказал один из ратников. — Не с мертвецами драться.
Борята ударил его мечом плашмя по лицу. Тот упал на колено и схватился за слованный нос.
— Разговорчики! Вперёд!
— Сам иди первый, — сказал кто-то сзади. — Мы за живыми шли. И с морановичами воевать не нанимались!
Борята повернулся на голос, но не понял, кто это сказал.
Тело Леонтия начало остывать. Я увидел это сразу. Плечи просели. Пальцы разжались. Чужое лицо стало пустым. Леонтия выкинуло из трупа и тело рухнуло, будто из него вытянули становую жилу.
Борята увидел это, но сначала он ничего не сделал. Только моргнул. На миг взгляд стал пустым, как у человека, который слушает кого-то невидимого.
Потом он бросился вперед. Я встретил его скользким от крови мечом.
Первый удар едва не выбил клинок из моей руки. Второй пришёл в бок и я едва успел уйти на полшага. Третий он нанес коротко, без замаха, прямо мне в живот. Он победил меня играючи, легко и непринужденно. Что и говорить — профи, настоящий вои, не то что я, уличная шпана, усвоившая в армии всего несколько приемов рукопашки.
Я посмотрел вниз и увидел его меч у себя в теле. Попытался вдохнуть и не смог. Ноги ещё стояли, но тело уже перестало быть моим и не слушалось. Микула закричал.
Борята приблизил лицо прорычал мне в лицо.
— Вот теперь, княжич, игры и правда кончены.
Метка Числобога ударила в грудь и я откатил время.
Снег рванулся назад, крик Микулы вернулся назад, в горло. Меч Боряты вышел из моего живота, не оставив раны, брызги крови исчезли, будто и не было.
Я снова стоял перед Борятой.
На миг раньше, до того, как он нанесёт удар. Борята бил точно также, быстро и точно. Я не стал его парировать, а шагнул ближе и ударил его по руке.
В глазах Боряты мелькнуло понимание. Он знал на что способны мужчины рода Меровых. Борята сдвинул свое оружие всего на несколько градусов, старый разбойничий меч не выдержал стукнулся о качественную сталь и сломался. Обломок рыбой улетел в снег.
Борята всё равно побеждал, но не так быстро и четко, как должен был. Он рванулся дальше и почти достал меня вторым движением. Без отката он убил бы меня и второй раз, и третий. Биться на мечах с таким матерым бойцом — заранее проигрышная для меня тактика.
Я упал ему в ноги и ударил его эфесом и оставшимся обломком по колену и кулаком в пах. Потом, когда он согнулся, снизу в голову.
Борята покачнулся и выронил из руки меч. Я ударил ещё раз, кулаком с зажатой внутри рукоятью и она очень качественно утяжелила удар. Он рухнул на одно колено, хрипло и тяжело дыша. Я поднялся, опираясь на него, и приставил обломок меча к его горлу.
Люди вокруг замерли.
— Ещё шаг, — сказал я, — и он умрёт.
Они не сложили оружие, просто перестали нападать. Никто не хотел говорить первым, все переминались с ноги на ногу и переглядывались. Потом один из старших ратников поднял руку.
— Отдай Боряту и мы уйдём.
— И не тронете нас.
— Пока вы идёте к дереву — не тронем.
— Клянитесь. Богами, матерями, детьми. Каждый!
Ратник сплюнул в снег.
— Клянусь.
По толпе пронеслось это слово и когда поклялся последний Микула кивнул.
— И волхва пусть оставят, — сказал Леонтий. - Связанного.
Я не возражал и передал это требование воинам, хоть и не понимал, зачем Леонтию волхв Чернобога.
Ратники переглянулись. Им было всё равно. Волхв был им нужен только как проводник сюда. Обратно дорогу они уже знали или думали, что знают. Связанного волхва вытолкнули вперёд и он упал лицом в снег.
Я толкнул Боряту к его людям.
— Он под сейчас охмурен Морановичами, — сказал я. — Свяжите. Иначе нарушит клятву, как только очнётся.
— Сам знаем, кого вязать, — буркнул старший, но все же махнул людям рукой и они связали Боряту. Он пришёл в себя уже на половине процесса, начал биться и орать. Двое навалились сверху. Третий ударил его кулаком под дых. Борята захрипел. Я посмотрел на него.
— Передай Велесовичам и Морановичам. Если отстанут сами — я к ним не полезу. Мне не нужны ещё смерти. Но пусть вернут то, что взяли у рода Меровых.
Борята плюнул кровью и широко оскалился.
— Ты даже не знаешь, о чем говоришь, щенок!
Ратники подняли его и потащили вниз. Остальные отходили, не поворачиваясь к нам спинами сразу. Сначала пятились. Потом пошли быстрее. Через несколько минут на склоне остались только следы, кровь, два трупа без голов, связанный волхв и мы.
Я устало опустился на снег.
Рука дрожала так, что обломок меча выпал из пальцев.
Леонтий приблизился к связанному волхву и тот попытался отползти.
— Не надо, — сказал Леонтий. — Не позорься.
Волхв замер.
— Ты меня помнишь? — ласково спросил Леонтий.
Тот кивнул.
— Скажи это.
Волхв сглотнул.
— Помню.
— Что ты хотел сделать?
Дрожащий волхв закрыл глаза. Леонтий наклонился ближе. Он не угрожал и не рычал. Просто приблизил лицо, сквозь которое уже просвечивал снег.
— Скажи.
— Отдать, — прошептал волхв. — Чернобогу.
— Кого?
— Тебя.
— Меня, — повторил Леонтий.
Волхв задрожал сильнее.
— Я не знал...
— Чего не знал? Не знал, что если ударить человека по голове кувалдой, человек умрет? Не знал, что меня освободят в последний миг? Не знал, что я и после смерти тебя найду?
Волхв молчал. Его била крупная дрожь. Нечасто я видел, чтобы человек так сильно боялся.
Леонтий обошёл его. Связанный пытался повернуть голову следом, но не мог.
— Ты хотел взять живого, сделать из него мёртвого, а из его жизни сделать плату, — сказал Леонтий. — А теперь мёртвый стоит над тобой и думает, что делать с живым.
— Прости.
— Не меня проси.
Волхв задышал ртом. Посмотрел на Микулу.
— Прости.
Микула не ответил, только удивленно приподнял бровь. Леонтий молча покачал головой. Волхв уставился на меня с надеждой и обреченностью одновременно.
- И не их, - сказал Леонтий. Ты так ничего и не понял. Я говорю о Господе. Единственном истинном Боге. О том, кого вы в своем невежестве подменяете идолами бесов, считая их богами.
Волхв начал плакать. Без громких всхлипов. Просто из глаз пошла вода, а руки ещё были связаны, и он не мог её вытереть.
— Если бы я был только мёртвым, я бы попросил его оставить тебя связанным здесь, подыхать на морозе, - Ленонтий кивнул на меня.
Волхв перестал дышать.
— Если бы был только обиженным, я бы попросил привязать тебя к тому дереву и попросил пытать, пока ты не сойдешь с ума от боли и безысходности.
Волхв зажмурился.
— Если бы был только живым человеком, может, ударил бы сам.
Леонтий выпрямился.
— Но я священник.
Он повернулся ко мне.
— Развяжи его.
Я не сразу понял.
— Он хотел принести тебя в жертву.
— Помню.
— И ты хочешь его отпустить?
— Я мёртвый, — сказал Леонтий. — Но я священник.
Я посмотрел на Микулу. Тот устало закрыл глаза.
— Делай, — сказал он. — Леонтий уже решил судьбу этого человека.
Я перерезал верёвки обломком меча. Волхв не сразу поверил, что и правда свободен. Сел на снег, растирая запястья. Смотрел то на меня, то на Леонтия, то на тела без голов.
— Ты хотел отдать его Чернобогу, — сказал я. — Беги, пока я тоже не решил твою судьбу. Я то не священник.
Волхв поднял голову.
— Я не только Чернобогов.
— Да-да, я помню. То ли сиамские близнецы, то ли бог — шизофреник, что-то такое.
— И Белобогов тоже, — сказал он быстро. — Я все понял. Все понял, правда!
Леонтий смотрел на него без улыбки.
— Ничего ты не понял. Чернобог, Белобог, Морана, Велес, Числобог… между ними нет разницы. Они все бесы и людоеды. Им всем нужны чужие смерти. А вы им служите и кормите кровью. Даже ты, - Леонтий ткнул в меня прозрачным пальцем.
— Вот это поворот, - буркнул я. — Я-то тут с какого боку?
- Да ну вас, - махнул рукой священник. — Ты еще здесь? Почему сидишь? Вали уже!
Волхв Чернобога встал, поклонился призраку в пояс и сказал:
- Кажется, я тебя понял. Вот теперь правда, понял. И я… еще обдумаю твои слова. И поступок.
Больше он ничего не сказал и даже не попрощавшись ушел. Но не туда куда ушли ратники и не к Перводреву, а совсем в другую сторону.

Глава 19 Жертва

Мы шли к перводреву уже давно, но его свет не становился ни ярче, ни ближе. Просто лес вокруг понемногу переставал быть чёрным. Сначала я заметил это по снегу: он больше не серел под ногами, а будто светился изнутри, словно под ним лежали угли, засыпанные тонким слоем золы.
Потом стало легче дышать. Рёбра всё ещё ныли после вчерашней схватки, плечо горело под повязкой, ладонь дёргалась от ожога, но все равно стало как-то легче.  Моровая мутность, которая всю дорогу лезла в голову чёрной ватой, слегка отступила, и это было уже прекрасно.
— Почти дошли, — сказал Микула.
Лес расступился.
Перводрево стояло не на поляне, а на мега-супер-гипер-огромной поляне. Сам ствол ясеня был в диаметре метров двадцать, не меньше. Кора лежала на нём тёмными пластами, и в этих пластах виднелись старые заросшие резы. Одни были белыми рубцами. Другие — чёрными, будто в них когда-то заливали не кровь, а саму ночь. У корней стояли высохшие чаши, валялись кости животных, выцветшие ленты, обломки глиняных вещей. Никакого храма, никаких ворот, никаких рук, протянутых навстречу.
Микула сделал шаг к стволу и остановился. Я видел, как он держится: спина прямая, зубы сжаты, пальцы вцепились в ремень так, что побелели костяшки. Он хотел дойти красиво, до самого конца, как ученик волхва Рода. Как тот, кто мужественно протащил через лес свою клятву, мор и костяной холод Мораны в собственной крови.
Но свет Перводрева не требовал красивого жеста, и даже не понимал разницы между гордо идущим и едва переставляющим ноги человеком Он просто был  — тёплый, ровный, древний и безразличный. И в этом свете больше не надо было изображать, что ты сильнее, чем есть. Микула понял это, выдохнул и медленно сел у корня.
— Ноги не держат, — сказал он.
— Вижу.
— Садись... Здесь уже можно перестать быть несокрушимой скалой. Спасибо тебе… Без тебя бы я точно не дошел. Хорошо, что ты не умеешь умирать.
Я ухмыльнулся и ответил, как Числобогу когда-то:
- Мне больше нравится формулировка — умею выживать.
И только тогда я понял, насколько устал. Я сел рядом с парнем и вытянул усталые ноги.
Микула сидел, привалившись плечом к корню, и смотрел на ствол. Глаза у него начали закрываться.
— Не спи, — сказал я. — Тебе нужно сделать то, зачем мы пришли.
— Не могу.
— Микула.
Он открыл глаза, но не полностью.
— Это не морный сон. Это заслуженный отдых. Тут тихо и безопасно. Расслабься, княжич.
Леонтий опустился на корень рядом с нами. Ясное дело, не сел в прямом сысле а просто изогнул призрачное тело так, чтобы казалось, будто оно сидит.
— Если это ловушка, то редкостно приятная. Даже я чувствую покой этого места. И это меня беспокоит.
— Не нагнетай, отче.
— Просто говорю, как есть.
Микула вдруг тихо сказал:
— Я думал, когда дойдём, будет легче.
— Что будет легче?
Он долго молчал.
— Выбрать. Сделать. Решить..
Я хотел спросить, что именно ему надо выбрать, но Микула уже закрыл глаза. Не провалился и не потерял сознание. Просто уснул так быстро, как засыпают люди, которые слишком долго не имели на это права. Я ещё какое-то время смотрел на него, потом на Леонтия. Мои глаза слипались, а сознание уплывало в сторону и вниз.
— Сколько… можно?
— Что?
— Спать.
Леонтий посмотрел на Перводрево, потом на меня.
— Думаю, пока оно позволяет.
— Ну и хоро…
Я хотел продолжить, но не смог. Свет лежал на веках тёплой тяжестью. Боль не ушла, но стала далёкой. Мор не исчез, но перестал жрать мысли. Впервые за много дней мне не надо было бежать, держать меч, считать чужие смерти и смотреть, откуда ударят.
Я положил раненую ладонь себе на грудь. Метка Числобога под тканью молчала. Это тоже было странно. И страшно. Но потом я перестал удивляться, бояться и просто уснул.
Проснулся я не от новой боли, а от того, что боль вернулась. Не вся сразу. Сначала заныло плечо. Потом потянуло рёбра. Потом ожог на ладони напомнил о себе глухим огнём. Мор больше не лез в голову, но шевелился под кожей, как грязная вода под тонким льдом.
Свет Перводрева всё ещё был вокруг нас, просто теперь он не убаюкивал, не заглушал боль. Передышка кончилась, Перводрево решило, что с нас хватит.
Микула сидел у корня, подтянув колени. Он не спал. Смотрел на ствол так, будто за время сна что-то понял и теперь пытался заставить себя это забыть.
Леонтий сидел рядом.
— Сколько я спал?
— Почти сутки. Только последний час очень беспокойно, а до того — очень тихо.
Микула медленно поднялся. Его качнуло. Он схватился за корень, выстоял и только потом повернулся ко мне.
— Надо к стволу.
Я тоже встал. С первого раза не вышло. Со второго вышло, но сразу стало ясно: далеко я не уйду и боец из меня вообще никакой. Проказа Мораны не ушла под сенью древа, а казалось, даже усилилась.
— Дальше твоё дело, — сказал я. — Я довёл. Теперь сам.
— Ты нужен.
— Для чего?
Микула посмотрел на Перводрево.
— Дед учил, как просить у Рода. Не просто прийти и лечь под корень. Надо открыть кору резом, дать кровь, смешать ее с соком древа, назвать клятву. Тогда Перводрево слышит не слова, а того, кто их принёс.
— Хорошо. Твоя кровь, твоя клятва. Ножик есть? Или дать мой?
— Я тоже так думал…
Он достал нож. Микула подошёл к стволу и приложил нож к коре. Нажал, лезвие скребнуло, но не вошло.
На коре осталась толь тонкая белёсая царапина вот и весь результат. Сока не было.
Микула провёл ещё раз, намного сильнее. Плечо с раной дёрнулось, губы парня сжались. Нож снова только скользнул, будто перед нами было не дерево, а камень, покрытый старой кожей. Он отступил на полшага.
— Видишь?— сказал он почти шепотом. — Я уже пробовал сам. Но… теперь нужно попробовать так, как сказал дед.
— О чём это ты?
Он не ответил. Повернулся ко мне.
— Дай руку.
— Зачем?
— Нужна кровь того, кто довёл. Твоя.
— А еще чего? — я спрятал руки за спину. — С какого это перепугу?
— Ты довёл меня до Перводрева. Без тебя я бы не дошёл. Значит, ты - проводник. И должен  довести дело до конца.
А, черт с ним, подумал я. Ну что такого может произойти? Меня уже и так столько раз резали, били и травили в последнее время, что я со счета сбился. Дополнительная царапина ничего не изменит. Я протянул леву ладонь, обожжённую и поврежденную проказой.
— Другую, — сказал он.
— Эта ближе.
— Нужна  другая.
— А больно будет? — спросил я протягивая относительно здоровую ладонь.
Из-под снега поднялся корень и лёг мне на запястье. Не сжал. Просто удержал ладонь над белёсой царапиной.
Микула сделал на моей ладони надрез, кровь потекла струйкой. Затем он так же порезал собственную ладонь. Провел ножом по обагрённой нашей кровью коре. Нож скользил, как и прежде.
Парень изменился в лице. В глазах его появилось отчаяние и страх.
— Микула, — тихо сказал Леонтий. — Ты меня пугаешь…
— Чуть-чуть, — сказал Микула. — Я думал, хватит чуть-чуть.
— А не хватит? Сколько нужно? Стакан? Литр? Всю?
Он опустил глаза и добела закусил губы. Я хотел убрать руку, но корень не дал.
— Ты забыл спросить, — процедил я. — А готов ли я отдать больше пары капель?
Микула сжал нож так сильно, что пальцы побелели.
— Если бы спросил, ты бы дал. Я знаю.
— Тогда почему не спросил?
Микула в ярости саданул ножом по корню и вогнал его в кору чуть ли ни на треть. Из царапины вышел сок. Густой, светлый, чуть зеленоватый. Он поднялся к крови медленно, как живой. Коснулся сначала Микулиной крови, потом моей, и остановился.
На мгновение мне показалось, что дерево думает. Потом сок отступил обратно в кору. Кровь осталась снаружи. Обычная, тёмная, ненужная.
Кора выплюнула нож, тот буквально выпрыгнул из древесной раны, и та мгновенно затянулась.
Микула побледнел еще сильнее, теперь надежда умерла окончательно. Корень на моём запястье сжался крепче. Другие корни поднялись из снега и легли мне на грудь, ноги и плечи.
.
— Микула, — сказал я.
Он смотрел на мою кровь, которую Перводрево не взяло.
— Я думал, хватит.
Он не попросил понять, не оправдывался. Только перехватил нож поудобнее и двинулся ко мне.
— Довольно, мальчик, - между нами появился Леонтий.
Микула будто не услышал и прошел прямо сквозь призрака.
Он смотрел на ствол и на закрывшуюся царапину. В его глазах была пустота и безнадега.
Я дёрнул метку Числобога, знак под одеждой отозвался золодным присутствием.  И всё. Счёт не сложился, костяшки не щелкнули, стрелка не побежала назад.. В груди было не пусто, я чувствовал метку, но не мог использовать. Совсем как тогда, в курганах. Дурацкая магия с дурацкими правилами! Как оно меня все задолбало!!!
Корни прижали меня крепче.
— Чего оно хочет? — спросил я Микулу.
— Жизнь.
Нож в его руке поднялся.
Не сразу к горлу. Сначала просто выше. Потом ещё выше. Он смотрел не на меня, а на свою руку, будто только сейчас понял, чья она и что собирается сделать.
— Ты знал?
— Я знал, что говорил. Думал, крови хватит. Он говорил о крови. И просил не потерять по пути то, что он мне дал.
— Мою кровь? Меня?
— Да. Но я думал… думал… нужно… чуть-чуть…
Лезвие уже дрожало возле моей шеи, но ещё не касалось кожи.
— Я тащился сюда под нож добровольно, — усмехнулся я. — И еще помогал своему палачу. Защищал его. Какая ирония.
Микула зажмурился.
— Я надеялся, что смогу заплатить малым. Замолчи. Не говори.
— Нет уж, давай поговорим… Ты помнишь, как Леонтий рассказывал тебе, кто такой Иуда? И как сильно ты порицал его поведение?
Он открыл глаза.
— Да, - Микула опустил голову и вдруг всхлипнул. -  Но… но я не один пришёл. Я тех людей тоже привёл. Они все за моей спиной, вся деревня. Я им обещал. Если уйду отсюда недоплаченным, мор вернётся. Они будут ждать зря. И все умрут.
— И поэтому нужна моя жизнь, да? Без этого совсем никак?
Он попытался ответить, но не смог. Стоял, смотрел на нож и размазывал по лицу слезы.
А потом на меня внезапно навалился страх. Но не за собственную жизнь, нет. До этого были злость, боль, попытка вырваться, попытка отката, попытка разозлить Микулу или надавить на его совесть. Н о страх… не за тело Святослава, не только за себя, а за то, что смерть может не закрыть мои счеты с Числобогом. За то, что Числобог потом придёт и не найдёт меня там, где должен. За то, что семья, ради которой я всё начал, снова окажется частью чужого счёта. Той частью, которую можно сократить в этом уравнении.
— Если всё-таки зарежешь, — сказал я, — когда он придёт, скажи: я делал все что в моих силах. Но он сам не дал четких указаний, поэтому я мог делать все что мог, не в ту сторону.
Микула моргнул.
— А в какую?
— В твою.
Я сглотнул. Лезвие царапнуло кожу, и я закрыл глаза готовясь к очередной смерти. А говорят, что я не умею умирать. Сейчас будет уже третий раз, я в этом деле профессионал.
— И пусть моих не трогает. Они уже один раз умерли из-за меня. Хватит с них.
Микула зажал мой рот свободной рукой. Нож чуть не выпал из его дрожащей руки.
Леонтий больше не выдержал.
— Кровь друга уже взял, — сказал он. Голос у него звенел так, что даже корни будто притихли. — Теперь жизнь хочешь? Христос Себя отдал, мальчик. Себя! Не друга, связанного под нож положил.
Микула вздрогнул.
— Я не...
— Ты сейчас не волхвом станешь. Ты станешь тем, кто потом всю жизнь будет знать о себе — он предатель и сволочь.
Микула замер. Слёзы уже давно текли у него по лицу. Нож дрогнул и опустился. Микула согнулся, будто его ударили в живот.
— Не могу. Я не могу! Но я должен… Но я не могу…
Микула выдохнул слово Рода. Корни не отпустили. Он прошептал другое слово. Не то первое, а короткой е сухое, похожее на тихий кашель. Корни ещё несколько мгновений держали меня, будто проверяли: правда ли выбор сделан, или мальчик просто испугался последнего движения.
Потом один корень сполз с груди, другой отпустил запястье, третий ушёл в снег, будто его и небыло. Я упал вперёд, на руки. Правая ладонь взорвалась болью. Кровь из разреза попала на кору и снег. Та самая царапина, которую Перводрево только что закрыло, снова раскрылась. Не широко, примерно а толщину ногтя.
Сок выступил второй раз, смешался с кровью и впитался в кору.
— Не тебя, — вдруг громко и решительно сказал Микула
— Что?
— Меня.
Он поднял сулицу. Я сначала не понял, откуда она у него. Потом вспомнил: всё наше железо лежало рядом, у корня, где мы спали. Сулица была тяжелая, дубовая с тёмным листообразным наконечником.
Микула держал её обеими руками и протягивал мне.
— Нет, — сказал я. — Ты что, совсем сдурел?
— Надо.
— Тогда делай сам. Я на такое не подписывался.
— Я не достану. Не смогу пробить свое тело достаточно глубоко и вонзить лезвие в кору.
— Достанешь, - буркнул я уже подозревая, что этого квеста мне никак не отвертеться.
— Нет. Надо не в сердце. Сбоку, под ключицу. Через меня — прямо в рез на коре. Чтобы кровь пошла в дерево, а не в снег. Сам я либо промахнусь, либо убью себя раньше, чем Перводрево примет.
— Откуда ты все это взял?
Микула положил ладонь на кору и поморщился, будто кора треснула его током.
— Оно показывает не словами.
Я жалобно посмотрел на Леонтия.
— Скажи ему. Он какую-то херню задумал.
Священник долго молчал.
— Я не могу благословить это.
— Вот! - я ткнул пальцем в призрака. — Понял, пацан???
— И не могу запретить ему отдать себя. Жертва себя во имя других угодна Господу.
Мне стало холодно.
— Как у вас все… хитровыкручено, — рявкнул я. — Один Бог, двадцать семь богов — все желают только одного! Жертвы! Да, жертвы разные! Но без них никуда, так?
Леонтий побледнел, насколько мог побледнеть мёртвый.
— Думаешь, я не хочу его остановить?
— Так останови.
— Не могу. Это его выбор. Его судьба и его душа.
Микула умоляюще посмотрел на меня. Слёзы высохли на его щеках, но губы всё ещё дрожали.
— Я не хочу умирать, - сказал он.
— Тогда не умирай. Плюнь на это все. На древо это, на своего деда, на Рода, который требует от детей такого…
— На больную деревню, - продолжил Микула. — На тех воинов, с которыми мы схлестнулись на холме. Ведь они тоже, скорее всего, заразились. И теперь несут морановскую проказу в мир. Сколько людей умрет, если я не сделаю этого?
Я замолчал. В этом одном он был прав. И это одно перевешивало все остальное. Микула протянул мне сулицу.
— Помоги. Не как палач. Как друг, который довёл и не бросил.
Я не взял. Передо мной стоял не волхв, не избранный, не будущий сосуд Рода. Просто мальчишка, который начал с чужой крови и теперь пытался не закончить чужой смертью. Вчера я держал меч у его горла и считал это хорошей идеей. Тогда я решил за него, а сегодня он решал за себя сам.
Я взял сулицу. Критически осмотрел. До копья Судьбы явно не дотягивает. Древко было холодным и тяжелым, но не слишком длинным, а листовидный наконечник казался маленьким и смешным, а не грозным и опасным.
— Куда? — спросил я хмуро.
Микула выдохнул, будто именно этого слова и боялся сильнее всего. Он подошёл к стволу. Теперь нож легко вошёл в кору без скрежета и без сопротивления. Микула вырезал рез Рода короткими движениями. Рука дрожала, но дерево уже не сопротивлялось. Из разрезов пошёл сок — густой, тёплый, чуть зеленоватый. Запахло мокрой землёй и живой древесиной.
Микула разрезал себе ладонь глубже, чем до этого. Кровь пролилась на кору и сок потянулся к ней.
Он стал спиной к Перводреву спиной и положил правую руку чуть ниже ключицы, сбоку.
— Сюда. Не в сердце.
— Ты точно уверен, что без этого никак? Может, найдем какого-нибудь кролика…
— Давай, - не стал слушать меня парень и крепкозажмурился.
Я поднял сулицу. Руки дрожали. Правая — от свежего разреза, левая — от ожога, проказы и слабости, обе — от осознания того, что я сейчас должен был сделать.
Наконечник не слушался. Я не сразу попал туда, куда он показал. Рука съехала и жало сулицы скользнуло по ткани. Микула сам взял древко ниже моей ладони и поправил.
— Сейчас, — сказал он. — Делай уже, пока я не передумал.
Сулица вошла в него под ключицей, сбоку, и глубоко вонзилась в дерево. Микула закричал. Крик ударил по стволам. Снег осыпался с веток. Корни Перводрева поднялись и обвили его ноги, бёдра, плечи, удерживая тело, чтобы вес не разорвал рану. Кровь пошла по древку. Сок Перводрева потёк навстречу. На резе Рода они смешались.
Я отпустил сулицу. Парень висел пришпиленный ею к дереву и истекал кровью. Этот кошмар будет сниться мне годами. Если, конечно, они будут у меня, эти годы.
— Сними, — хрипнул Микула.
Я поднял голову и посмотрел в его лицо.
— Сними... ошибся... я ошибся...
Его тело било дрожью. Корни держали крепко. Глаза закатились, потом снова нашли меня. Волосы у виска посерели. Одна прядь стала белой прямо у меня на глазах.
— Не хочу... — выдавил он. — Не хочу быть волхвом... добей... сними...
— Микула…
— Не получилось... ничего не получилось... они тянут...
— Кто?
Он захлебнулся криком.
— Все... двадцать семь... каждый за своё...
Под кожей на груди вздулись тонкие жилы и разошлись в разные стороны, будто тело тянули изнутри крючьями. Я схватил древко сулицы.
— Нет, — крикнул Леонтий. — Не делай этого!
Я потянул, но сулица не вышла.  Не потому, что дерево держало или она вросла в тело Микулы, а потому что Леонтий схватил древко обеими руками и толкал его вперед. Его пальцы были почти плотными. Сквозь них всё ещё проходил свет, но древко они удерживали. У Перводрева Леонтий даже отбрасывал тень. И этого ватило, чтобы удержать мою руку.
— Отойди! — рявкнул я.
— Нет.
— Он просит!
— Он просит смерти, потому что больно! Это простительная человеческая слабость! Христос на кресте тоже просил!
Микула снова закричал.
Я рванулся всем телом. Леонтий сорвался с древка не как человек, а как тень, которую порвали ветром. Но сулицу он удерживал достаточно долго. Корни уже поднялись выше. Кора вокруг спины Микулы потемнела от его крови.
Я схватил нож. Не помню, как, просто он оказался у меня в руке.
Микула хрипел. Уже не кричал, а хрипел и просил:
— Добей... пожалуйста... я не могу... не могу...
Я подошёл к нему. Запрокинул его голову, чтобы открыть горло. Вчера я держал у его горла меч, чтобы спасти его от Боряты, теперь держал нож, чтобы спасти его от боли.
Ладонь, которой я держал его голову, легла ему на лоб. Та самая ладонь, из которой он взял кровь. Микула вдруг затих. Нет, не умер и не потерял сознания. Он всё ещё дышал, пусть рвано и сквозь зубы но дышал. Его хрип оборвался. А его боль, через порез в ладони, вошла в меня.
Я согнулся.
Это была не моя рана од ключицей, не мой ожог, не мой мор. К своим я уже привык, как постоянно ноющему зубу. Чужая боль вошла так, будто кто-то раскалённым крюком потянул изнутри грудь, плечо, горло, позвоночник и глаза. Я отдёрнул руку и боль мгновенно ушла.
Микула снова забился в корнях и захрипел. Я положил ладонь обратно и боль вернулась. Рана на ладони раскрылась снова. Моя кровь размазалась по его лбу и потекла в глаза.
Я убрал руку, он закричал. Я снова положил, уже начиная понимать. Вот всё, что мне осталось. Не откатить время. Не платить чужой смертью. Не командовать и не решать за него. Только стоять рядом и держать руку. Я бросил нож в снег и прижал ладонь к его лбу. Чтобы не отдернуть прижал правую ладонь левой.
Микула больше не говорил. Только скулил, как раненый зверёк, которому уже не хватает сил даже плакать. Его волосы белели все сильнее: от висков к макушке, от макушки к затылку. Лицо вытянулось, стало чужим от боли, потом слишком похожим на мальчишеское.
Я держал руку и орал во весь голос. Стесняться здесь было некого, да и посмотрел бы я на того богатыря, что не орал бы при таких ощущениях. Боль входила в меня волнами. На каждой волне хотелось отнять руку, упасть, умереть, сделать что угодно, только не чувствовать это ещё раз. Но я держал.
Кора за спиной Микулы начала расходиться. Не как пасть или как рана. Дерево просто открывалось. Корни подняли его чуть выше. Кровь и сок смешались на резе Рода и пошли внутрь ствола. Кора раздвигалась вокруг плеч, вокруг спины, вокруг рук. Сулица дрожала. Микула уходил в Перводрево медленно, как в тёплую землю.
Я держал ладонь на его лбу до последнего. В какой-то миг под пальцами уже оказалась не кожа, а кора. Но я всё равно держал, пока не перестали поступать импульсы боли.
Потом пальцы соскользнули с шершавой, но скользкой коры.
Микулы не стало. Сулица упала на снег, не принятая в себя Перводревом. Она вся была измазана красным и зеленым и непонятно, чего больше. Кровь на наконечнике не темнела, сок Перводрева не сох, а по древку поползла тонкая зелёная жилка, она пульсировала будто живая вена. Снег вокруг острия начал подтаивать.
Я сидел у дерева и ждал сам не понимая чего. Клал ладонь на кору там, где исчез лоб Микулы, и пытался почувствовать хоть что-нибудь: тепло, дыхание, удар сердца, шевеление. Иногда казалось, что под корой есть нечто жизнь. Потом понимал, это лишь мое желание помноженное на фантазию.
На второй день я понял, что всё ещё тупо сижу и держу руку там, где был его лоб. Под ладонью давно была только кора. Леонтий все это время почти не говорил. Иногда шевелил губами молясь. Потом напоминал мне попить. Потом снова молился.
Я совсем не ел, не спал и почти не пил. Свет Перводрева не давал умереть от истощения, но не утешал. На третий день время потеряло значение. Я уже не знал, утро или вечер. Снег подо мной стал плотным от моего веса. Правая ладонь почти перестала болеть. Или я просто перестал отличать одну боль от другой.
На третьи сутки я понял: если дерево не отдаст его, я всё равно буду сидеть здесь, потому что уходить просто некуда.
А на четвёртые сутки земля между корней просела и осыпалась. Из-под земли всунулась рука вся перемазанная грязью, кровью и зеленью. Я бросился туда и голыми руками стал раскидывать снег, мокрую землю, прелые листья, древесную труху.
Я схватил уже почти освобожденную руку и потянул. Микула вывалился из земли, задыхаясь, кашляя трухой и мокрыми комьями. Я подхватил его под плечи, оттащил от ямы, перевернул на бок. Он кашлял долго, надрывно и страшно. Его волосы были полностью седыми и тонкими как паутинки. Лицо осунулось, но чёрной жилы под ухом не было, как и следов гнили от морановой проказы. Кожа была бледная, грязная, исцарапанная, но теплая и здоровая на вид.
В руках он сжимал непонятно откуда взявшийся толстый посох из ясеня. На верхушке посоха зеленели листочки. Зимой. На довольно-таки сухой на вид палке.
Я смотрел на парня и не мог вдохнуть. Микула облизнул потрескавшиеся губы.
— Есть хочу.
Я стоял и улыбался как идиот. Он нахмурился.
— И пить.
Из меня вырвался непонятный звук. Не смех и не плач. Что-то сломанное, мокрое и живое. Я понял, что сам хочу есть так, будто не ел месяц. И пить. И спать. И чтобы этот седой мальчишка ещё раз сказал какую-нибудь глупость.
Я бросился к нашим вещам и нашёл мех с водой. Руки тряслись так, что половина пролилась ему на подбородок. Микула вцепился в мех обеими руками и начал жадно пить огромными глотками, почти захлебываясь.
— Медленнее, — сказал я. Он не послушал, захлебнулся, закашлялся, согнулся почти пополам. Я отнял мех. — Сказал же, медленнее. Никто у тебя воду не отнимает.
Он протянул руку обратно.
— Ещё.
— Держи. Но пей медленно, маленькими глоточками.
На этот раз он пил маленькими глотками. Грязь текла по его шее вместе с водой. Седые волосы липли к лицу. Посох лежал рядом, и листья на нём дрожали, хотя ветра не было.
Микула посмотрел на мою правую ладонь.
На разрез.
— Прости.
Я не сразу ответил.
— За что именно?
Он сглотнул.
— За все.
Я дал ему ещё воды, но теперь он пил уже вполне нормально, не жадничая и ме пытаясь ею самоубиться.
Подошел Леонтий и потрогал пальцем посох Микулы. Удивительно, но от прикосновения призрачных пальцев посох слегка покачнулся, будто существовал не только в нашем мире. Для пробы он тронул сулицу. Та тоже закачалась. Леонтий удивленно нахмурился и попытался поднять нож. Ничего не получилось. Не получилось ни с бурдюком, ни даже с засохшим листиком. Призрак горестно вздохнул, он уже надеялся, что чудесным образом обрел способность влиять на весь физический мир.
— Три дня в древе, — сказал он наконец. — А потом вылезаешь из-под земли, как упырь какой-то. У вас, язычников, даже воскресают неправильно.
Микула хрипло ответил:
— Я не воскресал. Я выбирался.
Я сел рядом с ним прямо в грязь. Всмотрелся в глаза. Слова об упыре меня встревожили.
— Что ты теперь такое?
— Не знаю. Думаю, теперь я — это я. А раньше был не совсем я, - он сжал посох и поднял рассматривая листики. — Но я еще не совсем проснулся. Я еще почти сплю. То есть… Род. Во мне... нет… Не так. Не я, это он не проснулся. Но я чувствую его, как часть себя.
— Как что?
Микула долго дышал, хмурился и шевелил губами подбирая слова.
— Как семя.
— И когда? И что будет? В смысле, когда прорастет?
— Не знаю. Не скоро. Может, через сто лет.
— А до тех пор?
Он открыл глаза.
— До тех пор я хочу хоть что-то съесть.
Я почти улыбнулся. Он тоже хотел, но не смог, тело Микулы после всей этой фигни сильно ослабло и даже на вид исхудало, хотя он и раньше не был упитанным. Потом лицо его стало серьёзнее, а взгляд ушел в какие-то неведомые дали.
— Деревня ещё держится.
— Ты видишь? Прямо сейчас?
— Нет. Помню корнями. Они ещё кашляют, значит, живы. И ратники Боряты. И те с кем они уже встречались… Я помню и знаю каждого из зараженных. Я смогу вылечить их всех прямо сейчас. Убить моранову проказу полностью. Но сначала — ты.
Он поднял грязную ладонь и коснулся моего плеча. Я хотел отстраниться, но он перехватил мою руку.
— Не трогай. Ты сам еле живой.
— Это легче, чем стоять, — слабо улыбнулся Микула.
Тепло вошло сразу во все мои раны, царапины, ожоги и язвы. Не приятное и ласковое тепло, а такое чувство, будто кто-то вымывал гниль из моего тела грубой щеткой. Потом стало легче. Чёрная тяжесть, которая жила под кожей со дня ведьминой избы, начала уходить. Жилка под моей кожей дрогнула и исчезла. Раны стали затягиваться прямо на глазах. Дыхание стало ровнее, тело осталось разбитым, голодным, истощённым, но это была человеческая усталость, а не длительная агония.
Микула опустил руку к моей груди, но почти сразу отдёрнул.
— Там не болезнь.
— Знаю. Там моя метка. В смысле, метка Числобога.
— Там счёт, - сказал он. - И он считает правильно… Болезнь и раны я снять могу. Счёт — нет. Он подвластен другому богу. Не Роду.
— Да знаю... Я собственно ничего такого и не просил. Я уже к этому узору привык. И к тому что он дает.
— Нет, — сказал он тихо. — Ещё нет.
Леонтий стоял рядом. Его тень снова стала тонкой. Свет Перводрева больше не делал его плотным так, как во время жертвы. Он держался у шнурка, но смотрел не на меня, а на Микулу. Микула повернул к нему голову и долго молчал. Наконец, сказал:
— Я могу попробовать.
Леонтий замер.
— Что?
— Открыть тебе Дорогу. Туда, где твое место. Я могу попробовать… но ты не наш, Род не примет тебя, а к тому, другому я точного пути не знаю. Но попробовать могу. Не думаю, что твой бог отвернется от тебя и не осветит твой путь своим светом. Насколько я понял — он милосердный.
Леонтий молчал. Он всю дорогу просил Господа принять его. А тут — такое.

Глава 20 Счет

Утро у Перводрева не было похоже на победу.
Свет вокруг ствола стал слабее. Корни больше не шевелились. Кора на том месте, где исчез Микула, снова сомкнулась. Если не знать, что здесь произошло, можно было бы пройти мимо и не понять, почему снег у корней тёмный, почему земля перемешана с кровью и почему рядом до сих пор лежит странная сулица, по древку которой змеится зеленая жилка.
Теперь она не была просто вещью, просто палкой с железякой на конце. Она стала предметом, который существует не только в этом мире. Так же как и посох Микулы. Так же как и само Перводрево.
Микула сидел у корня, держал деревянную чашку обеими руками и осторожно ел что-то белое. Седые волосы падали ему на лицо. Ещё недавно они были тёмными. Теперь белёсые пряди лежали у висков, на затылке и на чёлке. Рядом с ним лежал ясеневый посох. На верхнем сучке держались три зелёных листа.
— Ты опять на листья смотришь, — сказал Микула, не поднимая головы. — Ничего в них нет удивительного. Просто листьяю.
- Угу… на просто сухой палке, просто зимой, просто зеленые листья. И правда чего это я?
Он хотел ответить, но закашлялся. Согнулся, прижал чашку к груди, чтобы не расплескать остатки воды и размоченный в ней сухарь. И где нашел, наши же вроде все пропали?
Я подался к нему и хлопнул по спине.
— Дыши. Не хватало ещё подавиться и помереть. Это было бы нелепо, после всего этого, не находишь?
Микула долго ловил воздух, потом прохрипел:
— Сам не хочу.
Леонтий, стоявший в стороне у своего шнурка, строго произнёс:
— Господь дал человеку зубы не для украшения, а, чтобы ими жевать.
Микула поднял на него красные глаза.
— Хорошо, что ты остался. Без таких наставлений мы бы точно пропали.
— Я остался не ради наставлений.
Шнурок лежал на снегу рядом с корнем. Обычная тёмная привязь, истёртая, местами подпалённая. Слишком стремный для того, кто на ней держался. Леонтий стоял возле него почти плотный. У Перводрева он и правда изменился: не стал живым, но перестал быть мутным пятном на краю зрения. За ним даже тень появилась — тонкая, неправильная, но заметная.
Дорога для него Микула открывал ещё вчера. Я видел ее. Не как обычную дорогу, конечно. Там, за светом Перводрева, на короткое время появилась иная тишина. Леонтий стоял у ее начала и молчал. Он смотрел в сторону света и выглядел очень уставшим и ничего не желающим.
— Не имею права, — сказал он тогда.
— Ты же хотел уйти.
— Хотел. И сейчас хочу.
— Тогда почему остаёшься?
— Потому что моё желание тут не главное, - Леонтий посмотрел на меня строго, но без злости. - Если Господь не принял меня и не отпустил, значит, я здесь не случайно. Есть дело, которое я не закончил. Может, я его и не помню. Может, ещё не увидел. Может, оно вообще не такое, как я думаю. Но уйти самому, только потому что я устал, — значит решить за Него.
Микула тихо спросил:
— А если держит не Он?
— Тогда тем более нельзя уходить не разобравшись. Если меня держит чужая сила, я должен понять какая. Если держит Господь, я должен дождаться Его воли. В обоих случаях идти сейчас только потому, что открылась дорога, я не могу.
Ушли от Перводрева мы без всякого пафоса с поклонами и прочей ерунды. Просто собрали немногочисленные пожитки и двинулись в путь. Делать здесь больше было нечего. Микула получил свое посвящение, выжег из яви разнесенную нами морановскую проказу, почти полностью вылечил меня и восстановился сам. Дерево стояло молча и безразлично, совершенно не обижаясь на нашу невежливость.
Шли мы почти час, и наконец подошли к границе света который лился от ветвей древа.
И почти сразу я услышал шаги. Снег на границе светлого круга почти не скрипел, но на фоне окружающей тишины этого звука вполне хватало. Шедшие не крались, но двигались осторожно. Из леса вышли пять серых фигур. Одежда выцветшая, лица спокойные, без радости и без угрозы. Среди них я увидел жреца Мораны — худого, сухого, с холодным взглядом. Он держался чуть в стороне, но нее прятался и не лез вперед.
Серые остановились на границе света. Ближе к Перводреву не пошёл никто.
Я поднялся и поудобнее перехватил сулицу с зеленой жилкой на древке. Кровь Микулы и сок Перводрева давно впитались в нее и теперь оружие казалось чересчур тяжелым. Серые, заметив мое движение немного попятились.
— Не начинай первым, — тихо сказал Микула.
— Я ещё ничего не начал.
— Я вижу твою позу и твои руки. Ты готов прыгнуть на них прямо сейчас.
Я слегка опустил сулицу и расслабил ноги. Старший серый слегка склонил голову, ровно настолько, чтобы это было признанием и приветствием, а не поклонением.
— Микула, — произнёс он. - Круг признаёт тебя.
Микула поднял глаза.
— И что это значит?
— Что теперь тебя нельзя брать силой. Можно только позвать.
Жрец Мораны чуть повернул голову. Кажется, для него это “нельзя” тоже имело значение, но очень не нравилось. Старший продолжил:
— И мы зовём тебя. Войди в круг добровольно. Не как пленник и не как мальчишка, которого надо поставить на место. Войди, как равный.
У меня внутри всё сжалось от бешенства. Они, что, опять??? До них тогда не дошло, когда их костер на хрен взорвался и волхв Чернобога на куски разлетелся? Слишком тонкий для них намек???
— Нет, — выпалил я раньше, чем Микула успел открыть рот.
— Я не отказываюсь, - вдруг сказал он.
— Что значит “не отказываюсь”? — я удивленно уставился на парня.
— Это значит ровно то, что я сказал. Я не отказываюсь навсегда. Но сейчас я с ними не пойду, - устало пояснил Микула.
Серые молчали. Я был уверен, что они как то общаются между собой, на недоступном для меня уровне восприятия реальности.
— Вы не просто враги, — сказал Микула серым. — Я это понял. В вас есть порядок, знание и долг. Есть и такое, из-за чего я всё равно не хочу идти за вами без оглядки. Но я больше не буду вас бояться.
Старший кивнул.
— Это честный ответ.
— У меня есть долг. Я дал слово. Три года я буду думать.
— Мы принимаем этот срок, - наклонил голову старший серый. - Через три года круг спросит тебя ещё раз.
— Спросит, — уточнил Микула. — Не возьмёт.
— Спросит, — повторил старший.
Один из серых, совсем молодой, раскрыл ладонь. В ней тлела маленькая красная искра. Она не прожигала кожу, но от неё шло тепло. Воздух вокруг ладони дрожал. Из искры раздался голос Сварожьего волхва который ушел лечить деревню. Голос был глухой, будто человек говорил издалека, через закрытую печную заслонку.
— Деревня стоит. Выжили все, даже старики и маленькие дети. Проказы больше нет. Я рад, что ты дошел, волхв. И за то рад еще больше, что сделал правильный выбор.
Искра в ладони молодого серого дрогнула.
— У края леса будет проводник, — сказал голос Сварожьего волхва. — У него сани, еда, одежда. Он поможет добраться до деревни.
Микула благодарно кивнул искорке. Нормальным мужиком оказался этот сварожий волхв, вон как заботится.
Серые уже собирались уходить, когда Микула вдруг нахмурился что-то вспомнив.
— Подождите.
Старший остановился.
— В разбойничьем логове была девочка в слюдяном гробу, — сказал Микула. — Вы знаете, кто она?
Серые переглянулись. В этом перегляде не было ни игры, ни тайного знания.
— Не наша, — сказал старший.
Микула повернулся к жрецу Мораны.
— И не Морова?
Жрец Мораны молчал дольше остальных. Потом ответил тише:
— Нет. Не наша.
— Ты уверен?
— Если бы её положила Моя Госпожа, я знал бы край сна.
Опять эти их шаманские… тьфу! Волховские афоризмы! Ненавижу!
Серые ушли. Микула долго смотрел им вслед твердым и суровым взглядом. Потом посох выскользнул у него из руки. Я успел подхватить его раньше, чем он ударился о снег. Микула сел тяжело, почти рухнул, но голову всё-таки удержал.
— Я доведу тебя до деревни, — сказал я. — Мало ли, что там за проводник.
— Как хочешь, - ответил он. — Но теперь в этом больше нет необходимости. Это минутная слабость, просто перенапрягся. Сейчас пройдет. А у тебя свой счёт. Ты же и сам это чувствуешь.
— Я ещё не звал его, — сказал я верно поняв его слова. — Но чувствую, да. В груди непонятная тяжесть, и сердце будто кто-то иногда трогает холодными пальцами.
— Поэтому и тяжело. Он ждёт, пока ты сам вспомнишь.
— С каких пор ты понимаешь Числобога?
— С тех, когда стал волхвом. Я многое узнал и понял, не только это.
Я поднялся.
— Ладно. Позову. Потом решим, кто куда идёт.
Я положил руку на грудь, туда, где под одеждой пряталась метка. Микула поднял посох и положил его мне на запястье.
— Не здесь.
— Почему?
— Потому что мы всё ещё у Перводрева. Здесь нельзя звать чужого бога так, будто ты один на дороге.
— Объясни нормально.
Микула поморщился. Даже разговор отнимал у него силы.
— Пока мы стоим в свете Перводрева, нас держит Род. Не как пленников. Просто это его место. Если ты сейчас позовёшь Числобога, он придёт не только к тебе. Его приход ляжет на всех, кто рядом. На меня, на Леонтия, на само место. Я не знаю, чем это закончится, и проверять не хочу.
— Значит, нужно отойти до границы света?
— Да. Видишь там, между деревьями? Снег уже обычный. Дыхание там снова будет паром. Вот там и зови, если всё ещё считаешь, что готов.
— Готов — слишком громкое слово.
— Тогда тем более не зови его здесь.
На границе света стало холоднее. Мир снова стал обычной зимой, а не непонятно чем — со снегом на земле и теплым солнечным светом над головой. Микула остановился и оглянулся на Перводрево.
— Здесь уже можно. Если он придёт, это будет твой разговор, а не общий.
— Тогда, поехали, - сказал я. — Сколько уже можно откладывать?
Я не молился и не кланялся. Просто позвал того, кто всё это затеял.
— Числобог. Появись, пожалуйста, разговор имеется.
Мир остановился. Капля, сорвавшаяся с ветки, повисла в воздухе. Пар у моего рта застыл белым облаком. Листья на посохе Микулы перестали дрожать. Тень Леонтия отстала от него на полшага и тоже застыла отдельно. Наши следы на снегу стали слишком резкими. Каждая линия подошвы, каждый провал, каждый край отпечатка были видны так ясно, что смотреть на них становилось неприятно и почти больно.
Числобог стоял между деревьями. Я не видел, как он пришёл. Он просто оказался там. На нём не было короны, сияния или звериной шкуры. Он выглядел почти как человек, если не смотреть слишком пристально.
— Ты не торопился узнать первое дело.
Даже не поздоровался, гад. Ну и я тогда не буду. Дело, значит. Хорошо, что не задание или вообще, квест.
— Были обязательства. Ты же меня сюда вообще без ничего забросил, а за просто так ни в каком из миров никто никому не помогает. Пришлось принять. Сейчас они выполнены.
Числобог перевёл взгляд на Микулу, на посох, на Леонтия, на шнурок.
— Выполнены. Но к моему делу, они не имеют касательства.
— Тогда расскажи в чем заключается твое дело. Уж прости, сам я догадаться не могу, здесь столько разных дел, что голова кругом. И какое из них твое - вообще не ясно.
— Через год Меров должен принять тебя князем.
Я ждал многого: новой смерти, нового обмена, требования убить кого-то или отдать ещё что-то. Но это было… как-то тупо.
— Я и так княжич.
— Кровь — не место. Имя — не власть. Ты должен не просто объявить себя князем, а именно стать им. Недовольные, конечно, будут. Но город в целом должен тебя принять. Ты носишь лицо Меровича, имя Меровича и право Меровича. Но город держится не на лице. Город держится на признании. Понял?
— Ты хочешь, чтобы я не просто отбил Меров, а меня там прямо полюбили.
— Я хочу, чтобы место, которое ты занял, перестало быть пустым.
Я впервые по-настоящему осознал: чужое тело досталось мне не само по себе. К нему прилагались город, род, дружина, старшие семьи, враги и старые договоры. Я всё это время шёл куда угодно, только не туда, где должен был оказаться княжич.
— Кто должен признать? — спросил я.
— Дружина — не из страха. Старшие роды — не по подкупу. Торг — не по слуху. Ворота — не перед самозванцем. Меров должен назвать тебя князем так, чтобы это услышали живые и мёртвые договоры.
— Проще некуда, - усмехнулся я. — Обойду все дома по очереди. С каждым мужиком выпью. Каждому ребенку подарю петушка на палочке, а каждой бабе… чего в этом мире дарят бабам? Ну, не цветы же? Во! Каждой бабе по чугунному горшку подарю. И вуаля! Весь электорат мой, дело в шляпе.
— Ерничаешь, да? — прищурился Числобог. — Зря. Один год. Я даю тебе на это один год. Так и быть, начиная с сегодняшнего дня, а не с того, когда ты только тут появился.
— А потом?
— Потом счёт пойдёт дальше.
— То есть это только начало?
— Ты просил невозможного, Всеволод Георгиевич.
От собственного имени мне стало неприятно. Здесь, в лесу, в чужом теле, рядом с мёртвым священником и Микулой, который вчера вернулся из Перводрева, моё старое имя прозвучало чуждо. Слишком ясно напомнило, что вся эта история началась совсем не здесь.
— Ты просил вернуть умерших, — продолжил Числобог. — Ты предложил себя. Теперь ты мой. Но мой ты, только пока нужен мне. Ты вполне осознаешь свое место в этом мире? Ты — моя пешка, Всеволод Георгиевич. Не более того. Но у тебя есть все шансы выйти в ферзи.
— Покажи мне мою семью, - сказал я, едва сдержавшись чтобы не добавить, шахматист гребанный.
— Нет.
Слово было коротким. Не злым, но окончательным.
— Нет? НЕТ??? Я умер. Я проснулся в чужом теле. Я носил чужие смерти в себе. Меня резали, жгли, травили мором. Я дошёл до Перводрева! Я держал его, пока он орал от боли! Я уже заплатил больше, чем человек может заплатить!!!
— Ты отдавал долги, которые нахватал по дороге. Мое первое дело ещё не выполнено. И даже не начато.
Я хотел ударить его, но сдержался.
— Они живы? — спросил я сквозь зубы.
— Пока мера держится.
Пока. Я почти физически почувствовал это слово.
— Что будет, если я провалюсь? Если Меров… не примет меня князем?
— Я не убью их.
— А что будет?
— Если ты погибнешь? Или если сдашься? Если сдашься — перестанешь быть интересной для меня пешкой и уйдешь с доски. Исключение отменится. Оно держится на тебе, а если тебя не станет, твоя просьба перестанет иметь смысл и основу. Они снова будут мертвы, но не потому, что я их убью, а потому что ты не удержал цену.
— Значит, они заложники, - дошло до меня.
— Через год, — сухо сказал Числобог, — когда Меров назовёт тебя князем, ты увидишь семью.
— Он довёл меня, — влез Микула. — Он заплатил.
— За тебя — да. Но не за себя.
— Милосердие выше счёта, — Леонтий смело посмотрел в глаза не своего бога..
— У твоего Бога — возможно. Моя основа - мера.
— Хватит, - сказал я. — Я все понял. У меня есть год, иначе ты убьешь… ну, ладно, отменишь меня и мою семью. Вполне резонное основание, что бы я захотел стать князем. Считай, уже захотел.
- Я помогу тебе, - сказал Леонтий. — Может, это и есть мое незаконченное дело?
Числобог посмотрел на шнурок от креста, болтающийся на моей шее. И впервые за всё время в его лице появилось что-то похожее на недовольство. Не злость, а скорее, он увидел неточность, которую давно пора исправить.
— Как… ненадёжно. Дай мне эту вещь, - ткнул он пальцем в шнурок.
Леонтий сразу выпрямился.
— Я не твой!
— Не мой. Но я и не забираю, я помогаю. Шнурок можно потерять, сжечь, перерезать. Его можно украсть или порвать в драке. Не хотите — не буду, только сами потом пожалеете.
Леонтий смотрел на шнурок так, будто только сейчас понял, насколько тонкой вещью был связан с этим миром. Поднял глаза на Числобога.
— Дорогу к Господу тронешь?
— Нет. Только узел.
— Душу?
— Души не в моей мере. Я ими вообще не занимаюсь.
Леонтий снова посмотрел на шнурок.
— Если Господь держит меня здесь, а этот узел не закрывает дороги к Нему... тогда я согласен.
Числобог протянул руку и я передал ему шнурок. Узел, которым Леонтий был привязан, медленно распустился сам и шнурок резко почернел. Числобог поднял руку и резким движением вогнал ладонь туда, где на моей груди пульсировала холодом его метка. Внутри стало тяжелее, и вместе с тяжестью пришло чужое незавершённое дело: неотслуженная служба, недочитанная молитва, непонятый грех, дверь, перед которой Леонтий остановился.
Шнурок упал на снег пустым и полностью черным, будто обугленным.
— Вот и все, - сказал Числобог. — Теперь он привязан не к шнурку, а прямо к твоей метке. Больше для него ничего не изменилось. Все, хватит. И так долго с вами вожусь. Один год. Меров. Княжеское место.
- А потом? - спросил я.
— Потом счёт пойдёт дальше.
Капля упала с ветки.
Звук был тихий, но после остановленного мира показался громовым. Пар из моего рта сорвался и растаял. Листья на посохе Микулы дрогнули. Тень Леонтия снова легла рядом с ним, но теперь была прозрачней, чем раньше.
Числобога не стало.
Дальше тянуть было незачем.
На краю леса, там, где серые ушли между стволами, уже ждал человек Сварожьего волхва. Невысокий, закутанный в тёплую рваную свиту, с красной нитью у запястья и маленьким глиняным горшком у груди. От горшка шло слабое тепло.
Проводник не подходил, но приветливо помахал рукой. Микула тоже увидел его.
— Мне туда.
— Знаю.
— А тебе в Меров.
— Тоже знаю.
Он встал, опираясь одной рукой на посох, другой — на моё плечо. Несколько мгновений мы стояли слишком близко и оба не знали, как прощаться после всего, что случилось. Я хотел обнять его, но не смог.
Он, кажется, понял и сделал вид, что ему нужно удобнее перехватить посох.
— Я бы пошёл с тобой, — сказал Микула.
— Знаю.
— Но деревня. Я дал слово.
— Знаю.
Он сжал пальцы на посохе.
— У меня три года.
Я посмотрел в сторону Мерова, хотя самого города отсюда не было видно. Только лес, снег и дорога.
— А у меня один.
Мы оба понимали, что эти сроки не сходятся. Три года — это обещание остаться. Один год — приказ успеть. Между ними не помещалась наша общая дорога. Я попытался сказать что-нибудь нормальное. Получилось как всегда:
— Не геройствуй, волхв. Тебя больше некому тащить на себе.
Микула сдул седую прядь, упавшую ему на лицо, и коротко усмехнулся.
— Меня теперь сам Род по жизни понесет.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
Он помолчал.
— Если станешь князем раньше...
— Найду способ дать знать. А если деревня отпустит раньше...
— Тогда сам приду в Меров. Если впустят в город седого мальчика.
— Я князь. Куда они денутся?
Микула посмотрел на меня внимательно.
— Вот так и говори в Мерове. Может, испугаются и признают прямо сразу.
Микула кивнул, повернулся, сделал шаг. Потом ещё один. Он шёл медленно. Спина у него была прямой только первые несколько шагов, потом усталость согнула её, но он не остановился. Проводник Сварожьего волхва дождался его, склонил голову и пошёл рядом. Не поддерживал, пока Микула не попросит.
И именно тогда мне на плечо сел ворон.
Тяжёлый, чёрный, наглый. Когти впились в ткань у воротника. Птица повернула голову и посмотрела на меня круглым блестящим глазом так, словно давно ждала, когда рядом станет тише и все лишние разойдутся.
Леонтий медленно повернулся к ворону.
— Не нравится мне это.
Ворон щёлкнул клювом.
Чёрт! А об этих птицах Числобога спросить забыл. И о девке в гробу не спросил.
Ну да, ладно.
Мы ещё увидимся.
Уверен.
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